
  
    Предисловие

    Настоящее издание представляет собой второй том фундаментального труда Луи Мортимера-Терно «История Террора 1792–1794», впервые опубликованного в Париже в 1862–1881 годах издательством «Мишель Леви, братья». Автор — член Института Франции, историк и политический деятель — посвятил более двадцати лет жизни сбору и анализу архивных материалов, относящихся к одному из самых драматических периодов французской истории. Второй том охватывает события с конца июня по 10 августа 1792 года: отстранение мэра Парижа Петиона, прибытие федератов, нарастание конфликта между Законодательным собранием и королевской властью, подготовку и осуществление восстания 10 августа, падение монархии и первые шаги новой, постреволюционной власти.

    О переводах на другие языки

    Насколько нам известно, полного перевода труда Мортимера-Терно на русский язык до настоящего времени не существовало. Равным образом отсутствуют и полные переводы на английский, немецкий и итальянский языки. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, объём исследования чрезвычайно велик: только второй том содержит несколько сотен страниц основного текста и обширнейший документальный аппарат, включающий сотни архивных документов, протоколов, писем и свидетельств очевидцев. Во-вторых, в силу своей узкой специализации и чрезвычайной детализированности труд всегда был адресован в первую очередь профессиональным историкам, а не широкой публике. В-третьих, в советский период интерес к немарксистской историографии Французской революции, особенно к авторам, придерживавшимся умеренно-либеральных позиций, был существенно ограничен идеологическими рамками, что делало перевод такого рода сочинения маловероятным. Настоящий перевод, таким образом, восполняет существенную лакуну в русскоязычной исторической литературе о Французской революции и впервые даёт отечественному читателю возможность ознакомиться с одним из наиболее значительных произведений французской историографии XIX века.

    Период, освещённый во втором томе, в трудах других авторов

    Период с конца июня по 10 августа 1792 года — время крушения конституционной монархии и перехода революции в новую, радикальную фазу — привлекал внимание многих историков. Наиболее значительные различия в трактовке событий касаются оценки восстания 10 августа, роли парижских секций, поведения короля и степени «народности» переворота.

    Классическая либеральная историография, представленная такими авторами, как Франсуа Минье и Адольф Тьер, рассматривала 10 августа как неизбежное следствие вероломства двора и несостоятельности конституционной монархии. Для Минье это было закономерное и в целом оправданное движение народа, покончившее с монархией, которая сама себя скомпрометировала. Тьер, писавший в период Июльской монархии, сочетал признание исторической необходимости переворота с умеренным осуждением насилия, подчёркивая, что конституционалисты, пытавшиеся удержать события в правовых рамках, были искренни в своих намерениях, но бессильны перед напором масс.

    Иную позицию занимали республиканцы радикального толка и социалисты. Жюль Мишле и Луи Блан рассматривали 10 августа как один из величайших дней революции, момент подлинного народного суверенитета. Луи Блан в своей многотомной «Истории Французской революции» особенно акцентировал роль парижских секций, предместий и «народа» в свержении монархии, изображая восстание как стихийное, но организованное движение угнетённых против двора, изменившего нации. Альфонс де Ламартин в «Истории жирондистов» придал событиям драматическую, почти литературную форму, представив 10 августа как столкновение героической, но политически наивной Жиронды с монтаньярской силой улицы.

    Существенно отличается от этих авторов и консервативная историография. Ипполит Тэн в работе «Происхождение современной Франции» трактовал восстание 10 августа как торжество анархии, уничтожившее конституционную монархию, которая, по его мнению, была последней легальной преградой на пути к якобинскому террору. Для Тэна восстание 10 августа — это не столько народное движение, сколько насильственный захват власти узкой группой заговорщиков, опиравшихся на организованное меньшинство секций. Эта точка зрения в определённой мере перекликается с концепцией Мортимера-Терно, который также подчёркивает, что так называемое «единодушие» секций было в значительной степени фикцией, а «полномочия» комиссаров повстанческой коммуны — результатом подлогов, подтасовок и прямого насилия.

    Наконец, новейшая историография (Франсуа Фюре, Дени Рише, Мишель Вовель и другие) внесла в картину событий существенные коррективы. Фюре и Рише в «Французской революции» отказались от представления о 10 августа как о спонтанном народном порыве, показав его как тщательно подготовленный переворот, осуществлённый парижскими политическими элитами при пассивной или колеблющейся поддержке части населения. Мишель Вовель, напротив, сохраняет акцент на народном движении, но увязывает его с социальной историей и процессами радикализации революционного процесса.

    Главное расхождение Мортимера-Терно с большинством предшественников и современников состоит в его категорическом несогласии с официальной версией событий, выработанной самими победителями 10 августа и закреплённой в протоколах повстанческой коммуны. Он доказывает, что: 1) «единодушное восстание сорока восьми секций» — миф, поскольку значительная часть секций не поддерживала восстание или прямо осуждала его; 2) «полномочия» комиссаров секций были в большинстве случаев сфабрикованы постфактум; 3) дворец Тюильри не был взят героическим штурмом, а был оставлен по приказу Людовика XVI, отдавшего распоряжение швейцарцам прекратить огонь и отойти; 4) число жертв со стороны восставших было несравненно меньшим, чем утверждала легенда, — не тысячи, а около ста убитых и шестидесяти тяжелораненых. Эти выводы, основанные на скрупулёзном анализе архивных материалов, в том числе протоколов секций, создают существенно иную картину событий, чем та, что господствовала в историографии вплоть до конца XX века.

    Период 10 августа 1792 года в советской и российской историографии

    В советской историографии события 10 августа 1792 года рассматривались в рамках марксистской концепции Французской революции как классической буржуазной революции, прошедшей через сменяющие друг друга этапы — от либерального к радикальному. Восстание 10 августа трактовалось как закономерный рубеж, на котором «народ» отстранил от власти монархию и открыл путь к установлению республики. В этом смысле советские историки (А. З. Манфред, В. Г. Ревуненков, А. В. Адо, Н. И. Кареев, Е. В. Тарле) наследовали скорее традицию Мишле и Луи Блана, нежели критическую линию Тэна или Мортимера-Терно.

    Для советской историографии было характерно подчёркивать народный, массовый характер восстания 10 августа, участие санкюлотов и плебейства, роль секций как органов революционной самодеятельности масс. При этом события рассматривались сквозь призму классовой борьбы: с одной стороны — двор, фельяны и «крупная буржуазия», с другой — народные массы, жирондисты и монтаньяры. Само восстание изображалось как «высшая точка революционной инициативы масс», как «стихийное народное движение», которое покончило с монархией и открыло новый, республиканский этап революции.

    Важной особенностью советской версии было и то, что она практически не опиралась на подробности, известные Мортимеру-Терно. Советские авторы, как правило, пользовались общими схемами, восходившими к Жоресу и французским марксистам, и не углублялись в вопрос о том, насколько «полномочия» повстанческой коммуны соответствовали действительной воле секций, или о том, каким именно образом происходило овладение дворцом. Критика Мортимером-Терно официальной версии событий почти не принималась во внимание, а сам он упоминался в основном как историк, стоявший на позициях либерального антиклерикализма и не поднявшийся до подлинно научного, классового анализа революции.

    В постсоветской российской историографии интерес к Французской революции в целом сохраняется, однако специальных монографических исследований, посвящённых именно событиям 10 августа 1792 года, практически нет. В учебной и обобщающей литературе события излагаются, как правило, в традиционной канве: нарастание кризиса монархии, неудачная попытка бегства короля, война, народное восстание 10 августа, свержение монархии, созыв Конвента и провозглашение республики. Влияние критической школы Мортимера-Терно и близких к нему авторов остаётся в русскоязычной традиции минимальным.

    Таким образом, публикация русского перевода второго тома «Истории Террора» Луи Мортимера-Терно представляет собой не только библиографическое событие, но и важный шаг к расширению историографического кругозора отечественного читателя. Впервые на русском языке становится доступным труд, который на протяжении полутора столетий остаётся одним из наиболее документированных и критических исследований событий, приведших к падению французской монархии и установлению республики. Автор не просто пересказывает события, он разбирает механизм революционного насилия, показывает, каким образом легальные формы были использованы для нелегального захвата власти и как создавалась легенда о «народном восстании». Именно эта критическая перспектива, подкреплённая огромным архивным материалом, делает труд Мортимера-Терно особенно ценным для современного читателя, живущего в эпоху, когда вопросы о соотношении законности, народного суверенитета и насилия вновь приобретают остроту.

    Что касается перевода на русский язык, то его характеристика может быть представлена следующим образом:

    Характеристика русского перевода

    Настоящий перевод второго тома «Истории Террора» Луи Мортимера-Терно выполнен впервые и предназначен для восполнения существенного пробела в русскоязычной историографии Французской революции. Поскольку полных переводов этого фундаментального труда на русский язык ранее не существовало, как не существует их и на других европейских языках, перед переводчиком стояла задача не только передать содержание, но и адекватно воспроизвести сложную стилистическую и терминологическую структуру оригинала.

    Перевод выполнен с установкой на точность и историческую достоверность. Французский текст Мортимера-Терно отличается высокой плотностью изложения, насыщенностью фактическим материалом, цитатами из протоколов, писем и речей, а также характерной для французской историографии XIX века риторической приподнятостью. При передаче на русский язык приоритет отдавался сохранению смысловой полноты и логической связности авторского повествования. Вместе с тем переводчик стремился, насколько это возможно, воспроизвести и стилистические особенности оригинала — его торжественность в описании драматических сцен, иронию в характеристиках политических деятелей, публицистическую остроту авторских отступлений.

    Особого внимания потребовала передача исторических терминов и реалий. В тексте постоянно встречаются названия органов власти и должностей эпохи Революции: procureur-général-syndic, directoire du département, commune, section, corps législatif, garde nationale, état-major, fédérés, liste civile. В переводе они передаются устоявшимися в русской исторической традиции эквивалентами — «генеральный прокурор-синдик», «директория департамента», «коммуна», «секция», «Законодательный корпус», «национальная гвардия», «штаб», «федераты», «цивильный лист». Такой подход позволяет сохранить терминологическую преемственность с отечественной научной литературой о Французской революции и облегчает читателю ориентирование в материале. В тех случаях, когда термин не имеет устоявшегося русского соответствия или когда автор использует его в особом значении, перевод сопровождается пояснениями в примечаниях.

    Значительную сложность представляла передача цитируемых документов, прежде всего протоколов секций, постановлений муниципалитета, писем и речей. Эти документы написаны канцелярским или публицистическим языком конца XVIII века, нередко тяжеловесным и запутанным. При их переводе сохранялись особенности синтаксиса и лексики, позволяющие ощутить стилистику эпохи, однако без ущерба для ясности смысла. Канцелярские формулы, обращения и протокольные обороты передавались по возможности близко к оригиналу, чтобы русский читатель мог составить представление о языке и духе документов Революции.

    Отдельного упоминания заслуживает передача французских имён собственных. Имена деятелей Революции даются в традиционной для русской литературы форме (Петион, Манюэль, Робеспьер, Дантон, Лафайет, Рёдерер, Верньо, Гюаде и т. д.). Названия парижских секций, улиц и зданий переведены или транслитерированы в зависимости от сложившейся практики. При этом в примечаниях по мере необходимости поясняются как языковые, так и историко-топографические особенности.

    Стиль русского перевода в целом ориентирован на академическую историческую прозу, но при этом сохраняет доступность для широкого круга читателей. Сложные синтаксические конструкции французского оригинала, отражающие риторическую культуру XIX века, по возможности упрощались и членились без потери смысловых оттенков. Там, где автор использует эмоционально насыщенную лексику, иронию или сарказм, переводчик стремился найти соответствующие средства русского языка, чтобы передать не только мысль, но и интонацию повествования.

    Таким образом, перевод ориентирован на то, чтобы дать русскоязычному читателю полное и аутентичное представление о тексте Мортимера-Терно, соединяя научную точность с читабельностью. Сохранение терминологической строгости, внимательное отношение к документальной основе и воспроизведение авторской интонации позволяют рассматривать настоящий перевод как надёжную основу для дальнейшего изучения Французской революции как специалистами, так и всеми интересующимися историей.

  

  
    I

    Мы только что присутствовали при открытии нового царствования; улица диктует свои законы королевской власти и национальному представительству. Что осталось к 1 июля 1792 года от здания, которое законодатели 1791 года полагали столь искусно возведённым? Остов ещё стоит, но глухие трещины обнаруживают внутренние разрывы его плохо пригнанных частей; чувствуется, что он не замедлит рухнуть на самого себя.

    Все принципы подчинённости уничтожены; дух мятежа возведён в систему. Уже не низшие власти получают приказы — они их отдают. Простые частные лица, выступая в роли народных трибунов, ссылаются на Конституцию, когда полагают, что могут обратить её на пользу своим страстям, и попирают её ногами, как только им выгодно освободиться от её уз. Уважение к законности, которое Учредительное собрание объявило основой всякого свободного государства, совершенно задушено непрестанными усилиями клубов и демагогических газет. Закон, скрижали которого были выставлены повсюду, дабы он непрестанно напоминался памяти народа, стал лишь мёртвой буквой, которую каждый обсуждает, толкует, преступает и оскорбляет по своему произволу[1].

    В недрах Собрания трибуны направляют прения и осуществляют тиранию, всё менее оспариваемую; они ободряют или поносят ораторов, преследуют их до самых скамей восторженными рукоплесканиями или зловещим улюлюканьем.

    Если огромную драму революции можно сравнить с греческими трагедиями, герои которых истребляют друг друга, гонимые неодолимым Роком, то трибуны играют в ней роль хоров Софокла и Еврипида; они участвуют в действии, примешивают свои голоса к голосам главных действующих лиц, раздают хулу или похвалу персонажам, стоящим на авансцене, сопровождают своими проклятиями уход жертв, которых ждёт палач — этот представитель античной судьбы.

  

  
    II

    Нужно ли подробно рассказывать о последних попытках, предпринятых несколькими мужественными людьми, чтобы остановить в её течении революционный поток, описывать одну за другой скандальные сцены, театром которых Законодательное собрание становилось ежедневно? Из этих попыток, из этих сцен удовольствуемся упоминанием тех, которые оказали решающее влияние на ход событий; посмотрим, как каждое усилие конституционалистов обращалось против них самих и как каждое законное оружие ломалось в их руках, по мере того как они пытались им воспользоваться.

    На другой день после внезапного отъезда генерала Лафайета военный министр Лажар передал Собранию письмо маршала Люкнера, только что доставленное чрезвычайным курьером. Это письмо, датированное в Менене 28 июня, содержало уверения в совершенной преданности конституционной монархии и констатировало полное согласие с генералом, который приобрёл право возвышать свой голос всякий раз, когда речь шла о свободе.

    Дата письма Люкнера совпадала с датой прибытия Лафайета в Париж, но события двигались быстрее курьера. Надеялись на театральный эффект, который совершенно не удался: правые вынуждены были хранить молчание, а левые получили возможность возобновить свои доносы против генералов, распространявших среди своих войск неконституционные петиции.

    В подкрепление этих доносов, до тех пор остававшихся неопределёнными, Жансонне кладёт на стол председателя письмо, написанное одним офицером Северной армии, в котором бывший член Учредительного собрания Шарль Ламет обвиняется в том, что побудил свою дивизию к составлению адреса, осуждающего последние события. Напрасно Матьё Дюма восклицает, что армию дезорганизуют; донос, подписанный Жансонне, отсылается в комиссию Двенадцати[2].

    На следующий день, по поводу протеста граждан Амьена против знаменитого постановления департамента Соммы, Саладен требует, чтобы два администратора, которые были делегированы к королю, были немедленно возвращены к своим обязанностям исполнительной властью, а если они замедлят подчиниться, чтобы они были объявлены недостойными доверия нации.

    Правые оспаривают это предложение, обвиняя в ответ в эксцессах народные общества. Административные органы, утверждают левые, суть не что иное, как клубы, когда они выходят за пределы своих полномочий и подают петиции о предметах, их не касающихся. Следовательно, добавляют они, их заседания должны быть публичными, как и заседания собраний патриотов, на которые только что нападали!

    — Необходимо безотлагательно заняться клубами, отвечает Жюэри; у якобинцев готовится новое восстание, только там заявляют, что нужно уже не частичное восстание, а восстание всеобщее. — Вы клевещете на якобинцев! — кричат слева. — Пусть Собрание занимается тем, что его касается, а не народными обществами, — добавляет Тюрио.

    В этот день и в этот час Собрание было весьма немногочисленно; было воскресенье, и заседание должно было быть посвящено лишь приёму просителей. Левые, надеясь взять с бою решение, которое им дорого, настаивают, чтобы принцип публичности заседаний административных органов был немедленно декретирован.

    Вопрос столь важный, столь спорный, заслуживал основательного обсуждения. Но Собрание, застигнутое врасплох, опрометчиво декретирует, что, поскольку публичность есть защита интересов народа, заседания административных органов отныне будут публичными. Затем, полагая, что проявляет беспристрастие, оно одновременно декретирует:

    что министр внутренних дел явится к решётке отчитаться в том, что он сделал для исполнения закона, запрещающего местным администрациям содержать агентов при Законодательном корпусе и при короле;

    что он также отчитается в исполнении закона от 29 сентября 1791 года о клубах и о нарушениях, которые могли быть совершены народными обществами.

  

  
    III

    Едва Собрание приняло эти последние решения, как у решётки появляется депутация, которой поручено представить ему так называемую петицию двадцати тысяч; её ведут Дюпон (де Немур) и Гийом[3], два бывших члена Учредительного собрания, имевшие мужество организовать в Париже и в департаментах всеобщий сбор подписей, призванный сплотить всех добрых граждан под знамёнами закона.

    Эта знаменитая петиция содержит перечисление всех провинностей парижского муниципалитета и главнокомандующего национальной гвардией в день 20 июня; она заканчивается так:

    «Подумайте, господа, сколькими способами были нарушены закон и Конституция. Подумайте о зрелище, которое Париж, место вашего пребывания и пребывания короля, явил в этот роковой день восьмидесяти трём департаментам и Европе, и посмотрите, к чему обязывают вас звание представителей нации и долг законодателей, верности которых вверен залог Конституции»[4].

    Поскольку в Париже уже несколько дней знали день и час, когда будет представлена петиция двадцати тысяч, якобинцы смогли подготовить, в противовес ей и для доставления к решётке одновременно с нею, другие петиции, требовавшие роспуска штаба парижской национальной гвардии[5].

    Лафайет насчитывал в этом офицерском корпусе многочисленных друзей и приверженцев, которые всей своей влиятельностью поддерживали конституционную пропаганду Гийома и Дюпона (де Немура). Поэтому, едва Собрание выслушало чтение якобинских петиций, как Тюрио бросается на трибуну и заявляет, что он в состоянии раскрыть обширный заговор, самым деятельным орудием которого является штаб.

    Лакруа, Майль, Арена (с Корсики) требуют, чтобы Собрание немедленно декретировало срочность, а после срочности — принятие принципа роспуска. Другие члены левой предлагают распространить меру на штабы крупных городов: все они поражены одним и тем же первородным пороком — в их рядах состоит большое число офицеров, приверженных Конституции. После бурных прений, среди беспорядка ночного заседания, Собрание, истощённое усталостью, решает под рукоплескания трибун, что штаб национальной гвардии будет немедленно распущен в Париже и во всех городах с населением в пятьдесят тысяч душ и выше[6].

  

  
    IV

    2 июля министр внутренних дел Террье-Монсьель является в Собрание, чтобы подчиниться декрету, принятому накануне, и отчитаться в исполнении закона, запрещающего департаментским и муниципальным администрациям посылать делегатов к королю или в Законодательный корпус.

    «Этот закон, — говорит он, — никогда не применялся; в настоящий момент Париж содержит более трёхсот делегатов, прибывших из разных частей королевства во время министерства господина Ролана и его предшественников; впрочем, поскольку директория департамента Соммы поспешила отозвать своих двух комиссаров, не было более оснований принимать меры против администраторов, столь добросовестно исполнивших предписание»[7].

    — Речь уже не об этом, — восклицает Гюйтон-Морво, поддержанный Ласурсом, Камбоном, Саладеном. — Неконституционное постановление было перепечатано в Королевской типографии, которая находится в ведении министра внутренних дел. Это новое издание было в изобилии разослано по восьмидесяти двум департаментам по приказу министра. Министр несёт ответственность за эту чрезвычайную публикацию; это подстрекательство к ненависти департаментов против Парижа.

    Министр отвечает, что он полагал, что, поскольку во Франции существует свобода печати, коль скоро департаментское постановление не было аннулировано как неконституционное вышестоящей властью, всякий был волен его перепечатывать.

    Быть может, Террье-Монсьель несколько злоупотребил своей министерской властью и совершил неосторожность из чрезмерного усердия. С ним обращаются так, словно он виновен в преступлении против нации. Собрание принимает сторону его обвинителей; особым декретом оно поручает председателю подвергнуть Террье настоящему допросу, и тот на своей министерской скамье, кажется, сидит на скамье подсудимых. Более того, один из членов замечает, что неприлично обвиняемому сидеть, пока председатель обращается к нему от имени национального представительства, и представитель исполнительной власти вынужден стоять.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Национальное собрание декретом, который оно только что издало, поручает мне спросить вас, известно ли вам, по какому приказу второе издание постановления департамента Соммы было напечатано в Королевской типографии.

    МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. — Поскольку там печатались разные постановления, возможно, что и постановление департамента Соммы было в их числе; я не помню, были ли положительно даны приказы именно об этом.

    МАЙЛЬ. — Поскольку господин министр не желает говорить нам правду, я требую, чтобы типографщик был немедленно вызван к решётке.

    Собрание декретирует, что директор Королевской типографии будет вызван, и допрос продолжается.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Господин министр, да или нет, посылали ли вы это постановление в департаменты?

    МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. — Этот ряд вопросов, как мне кажется, имеет целью поймать меня на словах; я прошу разрешения отвечать письменно.

    ЛЕВЫЕ. — К порядку! Министр оскорбляет Собрание.

    ПРАВЫЕ. — Министр прав.

    ГЮАДЕ. — Председатель, не допускайте, чтобы достоинство Собрания унижалось.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Я снова спрашиваю министра внутренних дел: да или нет, приказывал ли он рассылать это постановление?

    МИНИСТР. — Сударь, я не могу ответить «да» или «нет», не справившись о том, что делалось в моих канцеляриях.

    ЖАНТИ, среди ропота Горы. — Я требую, чтобы эта сцена, недостойная Собрания, была прекращена.

    ЛАПОРТ. — Что ж, пусть комиссия немедленно отправится в канцелярии министерства внутренних дел.

    ГЮЙТОН-МОРВО. — Если министр будет продолжать молчать, его молчание должно быть сочтено признанием.

    ДАВЕРУЛЬ. — Несколько декретов уже постановили, что министры отвечают письменно на вопросы Собрания.

    РАЗНЫЕ ГОЛОСА. — Пусть министр поднимется к столу и подпишет «да» или «нет»; пусть пошлют за полицейским комиссаром, чтобы допросить господина министра!

    В этот момент шум усиливается из-за появления постороннего лица, которое приближается к Террье-Монсьелю и шепчет ему несколько слов на ухо.

    Несколько членов левой восклицают: «Арестуйте камердинера, который пришёл выручать своего господина!»

    Арест немедленно производится стараниями депутата Калона; но под возгласы одобрения правых председатель приказывает освободить министерского служащего. Левые обвиняют председателя в нарушении регламента; председатель избегает объяснения, в третий раз возобновляя допрос министра внутренних дел.

    МИНИСТР. — Когда я просил у Национального собрания позволения отвечать ему письменно, моим намерением не было ни уклоняться от вопроса, ни от ответственности, но дать ему ответ ясный, положительный и со знанием дела. Если Собрание питает недоверие, я попрошу его назначить комиссаров, чтобы они сами пришли в мои канцелярии; я покажу им мою переписку, ибо, если я отдавал приказы, они существуют в письменном виде. Моё намерение не в том, чтобы скрывать истину, а в том, чтобы показать её такою, какова она есть.

    ИСНАР. — Всё это лишь преступная увёртка. Слишком долго играют декретами Законодательного корпуса. Требуют доказательств недобросовестности министров — так вот одно из них: молчание этого человека. Спрашивают, где изменники, — так вот один из них. — И он указывает жестом на Террье-Монсьеля.

    Эта выходка вызывает со стороны правых самые живые протесты. Председатель может положить ей конец лишь призвав Иснара к порядку. Левые мстят, осыпая упрёками самого председателя. Министр внутренних дел встаёт, чтобы выйти. Депутаты бросаются преградить ему путь, громко требуя, чтобы он наконец ответил на заданные ему вопросы. Но председатель, поддержанный большинством Собрания, уставшего от столь долгого скандала, посылает пристава открыть ему проход[8].

  

  
    V

    Вспомним, что король отказался санкционировать декрет, изданный 8 июня по неконституционному предложению Сервана о создании лагеря под Парижем, но счёл нужным сам предложить набор сорока двух новых батальонов и их сосредоточение в Суассоне.

    Однако некоторые муниципалитеты совершенно не посчитались с королевским вето. Они набрали свой контингент и, казалось, были расположены направить его на столицу. Министр внутренних дел счёл нужным 30 июня обратиться к директориям департаментов с циркуляром, приглашая их предписать мировым офицерам, национальной жандармерии и всякой публичной силе наблюдать и в случае необходимости рассеивать всякое скопление вооружённых людей, движущихся без реквизиции или законного разрешения за пределы своей территории, даже если бы они ссылались на намерение отправиться в Париж[9].

    Законность этого циркуляра оспорить было нелегко, ибо он опирался на право короля противиться преждевременному исполнению декрета, которому он отказал в санкции. Но затруднение можно было обойти: решили узаконить прибытие федератов в Париж, не совершая слишком прямого посягательства на бесспорные права исполнительной власти. 2 июля докладчик военного комитета Бопюи предложил проект декрета в семнадцати статьях, одобрявший формирование сорока двух батальонов; после доклада потребовали его напечатания и отсрочки. Таким образом, были соблюдены приличия по отношению к королевской власти, и можно было отныне открыть свои батареи. Несколько минут спустя, от имени чрезвычайной комиссии Двенадцати, Лакюэ[10] читает декрет, который, по его собственным словам, «не нуждался в развитии»[11]. Он предписывал меры, которые парижский муниципалитет должен был принять при ближайшем прибытии национальных гвардейцев, направляющихся к столице.

    Декрет был составлен искусно; слово «федераты» в нём не произносится; говорится лишь о гражданах, которых любовь к Конституции и свободе побудила отправиться в Париж. Эти граждане будут использованы, поскольку они оказались собранными, либо для усиления резерва, предназначенного прикрывать столицу, либо для увеличения численности действующей армии. Таким образом, признаётся принцип сбора, но делается вид, что возвращаются к королевским намерениям, объявляя самые тщательные предосторожности, дабы присутствие федератов не послужило предлогом для беспорядков.

    При проходе через Париж граждане национальные гвардейцы должны будут записаться в муниципалитете, который выдаст им билеты на военный постой, действительные до 18 июля.

    Те из них, кто прибудет до праздника Федерации, останутся, чтобы присутствовать на нём. Те, кто прибудет после 14 июля, не смогут продлить своё пребывание свыше трёх дней; они будут последовательно направляться в Суассон, где всё должно быть приготовлено для их приёма.

    Тотчас после чтения этого проекта, срочность которого Собрание декретирует, один из членов левой, Мазюйе, имеет неосторожность напомнить о циркуляре министра внутренних дел и потребовать, чтобы дополнительная статья формально отменила его, дабы национальные гвардейцы, находящиеся в пути, не подвергались ни беспокойству, ни оскорблениям, но повсюду получали почести, подобающие друзьям и братьям.

    Лакюэ спешит прервать незадачливого оратора, заметив ему, что самое верное средство предотвратить действие министерского письма — это просто-напросто проголосовать декрет. Даверуль просит слова, чтобы возражать[12], но ему отказывают, и Собрание, желающее любой ценой избавиться от вопроса, который уже месяц его волнует и докучает, спешит принять декрет и распорядиться немедленно представить его на королевскую санкцию, а затем разослать с чрезвычайными курьерами по восьмидесяти трём департаментам.

    Не нужно было быть пророком, чтобы легко предсказать, что якобинцы найдут тысячу предлогов удержать в Париже, по крайней мере, тех федератов, которые покажутся расположенными содействовать их планам восстания. Однако король без возражений санкционировал пагубный декрет. Ни он, ни его советники не увидели, не захотели увидеть, чем был по существу этот законодательный акт. Разве не был он в действительности формальным отрицанием всего, что говорилось и делалось от имени королевской власти в течение месяца; молчаливым согласием с требованиями, которые явилась предъявить 20 июня с оружием в руках парижская чернь; освящением дерзкой инициативы, проявленной некоторыми якобинскими муниципалитетами, направившими своих федератов на Париж вопреки всем законным предписаниям?

    То, что Петион и муниципалитет совершили 20 июня, король и Собрание только что повторили 2 июля: узаконение сборищ сделало возможным нарушение королевского жилища; узаконение сосредоточения федератов в Париже должно было чрезвычайно облегчить вторжение в Тюильри и низвержение монархии.

    «Батальоны уже в пути, — говорили Собранию и королю, — необходимо урегулировать это нарушение закона, поскольку воспрепятствовать ему невозможно». Обе власти уступили, таким образом, силе свершившегося факта — тому магическому зеркалу, которое ловкие люди заставляют сверкать перед глазами всех, кого хотят обмануть и ослепить.

  

  
    VI

    Доклады, неоднократно затребованные от министров, были переданы в чрезвычайную комиссию Двенадцати. Многочисленные петиции, адреса, доносы разного направления, ежедневно прибывавшие из Парижа и из департаментов, также передавались ей. Из этой массы запутанных, противоречивых документов она должна была составить картину положения Франции. Она разделила свою работу на две части и назначила двух докладчиков, принадлежавших один к правой, другой к левой. Действуя таким образом, неужели комиссия надеялась возобновить в разгар революции состязания риторов афинской площади и заставить спокойно вести перед французским народом прения «за» и «против» в великом процессе, который уже несколько месяцев волновал всех?

    30 июня Пасторе и Жан Дебри представили от имени Двенадцати общую картину положения и ряд мер, которые надлежало принять в случае опасности для отечества. Хотя оба говорили от имени одной и той же комиссии, оба оратора вложили в свои доклады идеи и стремления партий, к которым каждый из них принадлежал.

    Пасторе перечислял бедствия, тяготевшие над Францией: одни естественно вытекали из великой революции, другие не зависели от неё; эти проистекали из поведения конституционных властей, те — из поведения граждан... Быстро скользнув по июньским событиям, для которых он сумел добиться нескольких слов осуждения, он объявил, что впоследствии будут предложены различные меры, способные исправить плачевное положение вещей. Будут восполнены пробелы уголовного кодекса. Будут обузданы эксцессы трибун; представители получат отличительную одежду. Что касается армии, то её можно будет скорее привести в состояние сопротивления врагу, если Собрание пошлёт в неё комиссаров[13], уполномоченных не командовать и не исполнять функции, принадлежащие лишь агентам исполнительной власти, но проверять, каково состояние снабжения, и собирать все сведения, необходимые для надзора за административными действиями и для составления хороших военных законов; ещё будет тщательно рассмотрено, следует ли сохранять за генералами право петиций.

    Что касается религиозных смут, докладчик обещал, что в самом скором времени будет подготовлен новый закон взамен того, который государь отказывался санкционировать; он объявил также о декрете, имеющем целью не уничтожить народные общества, разрешённые Конституцией, но помешать им прямо или косвенно препятствовать действиям конституционных властей.

    Доклад Пасторе был настоящей гомилией, не приводившей ни к какому выводу и оставлявшей всё в безнадёжной неопределённости, программой, сжато излагавшей предметы, которыми чрезвычайная комиссия и Собрание под её влиянием должны были бы последовательно заняться на досуге. Но когда наступит этот досуг? Позволят ли стремительно нараставшие события оптимистически настроенным законодателям время разъяснить, обсудить и разрешить все вопросы, только что столь благодушно перечисленные?

    Хотя оратор старался держать весы ровно между всеми партиями, смягчая их взаимные провинности, хотя он употребил в своей картине положения королевства лишь тусклые краски и полустёртые тона, левые хотели отказать его докладу в самой банальной чести — рассылке по восьмидесяти трём департаментам. Потребовались прения и голосование, чтобы её добиться.

  

  
    VII

    Гораздо более чётким и резким был доклад Жана Дебри, которому было специально поручено поставить главный вопрос момента — вопрос об опасности для отечества.

    Депутат Горы представил Собранию девять весьма положительных, весьма энергичных статей, которые, как мы скоро увидим, будут обращены в закон.

    По предложению Верньо обсуждение обоих докладов было отложено до 2 июля; но из-за разных происшествий оно могло возобновиться лишь 3-го. Собрание получило накануне официальные депеши и частные письма, извещавшие об отступлении Северной армии. Люкнер отходил к Лиллю и Валансьену, потому что, как он говорил в своём донесении, он не нашёл в Бельгии обещанной ему народной симпатии и не мог более держаться против слишком многочисленного врага. Военные необходимости заставили французскую армию при отступлении сжечь предместья Куртре. Все находились под гнётом впечатлений, произведённых этими печальными известиями и обвинениями в измене, которые якобинцы уже бросали против нескольких генералов Северной армии, когда, едва открылось заседание, увидели, как Верньо медленно поднимается по ступеням трибуны.

    Ах! если бы в этот миг ему дано было проникнуть сквозь завесы, скрывавшие будущее — увы! столь близкое; если бы он мог догадаться, что повстанцы 10 августа и палач 21 января придут сделать логические выводы из посылок, которые он собирался изложить; если бы он мог услышать самого себя, последовательно произносящего от имени Законодательного собрания и Конвента отрешение от власти, заточение и смерть Людовика XVI! Ах! если бы некая волшебная сила вдруг развернула перед его глазами кровавые катастрофы, свидетелем, участником и жертвой которых суждено было стать ему самому и его друзьям, — он, конечно, отступил бы. Но человек осуждён идти вслепую через лабиринт жизни и видеть пропасть, разверзшуюся под его ногами, лишь в то самое мгновение, когда он в неё падает.

    Верньо в этой знаменитой речи, настоящем обвинительном акте республики против монархии, по мастерству и патетике поднимается до высоты прекраснейших образцов, завещанных нам древностью; красноречием он не уступает ораторам, некогда произносившим Филиппики и Катилинарии; но громом своего слова он поражал не коварного политика и не дерзкого заговорщика — он поражал честного короля, слабого и нерешительного, питавшего отвращение к крови и в последний момент, вместо того чтобы пролить её, отдавшегося в руки своих врагов.

    Жирондистский депутат быстро входит в суть дела:

    «Наши армии отступают, освещая своё отступление пожаром Куртре. Всякое движение наших войск, кажется, приостановлено в тот самый момент, когда австрийцы грозят вторгнуться на северную границу, а пруссаки спешат к Рейну. Внутри страны брожение непрестанно растёт, ввергая нацию в страшный кризис. Что должно делать Собрание? Что предписывает ему необходимость? Что позволяет Конституция? Вот что намерен рассмотреть представитель народа, невозмутимый перед штыками, как и перед клеветой».

    Верньо резко оставляет неопределённые фразы; он позволяет потоку своего красноречия устремиться вплоть до трона и затопить монархию.

    «Именем короля французские принцы пытались поднять против нации все дворы Европы; ради отмщения за достоинство короля был заключён Пильницкий договор и образован чудовищный союз между венским и берлинским дворами; ради защиты короля увидели мы, как в Германию устремились под знамёна мятежа бывшие роты телохранителей; ради помощи королю эмигранты добиваются и получают службу в австрийских армиях и готовятся терзать грудь своей родины; чтобы присоединиться к этим доблестным рыцарям королевской прерогативы, другие рыцари, исполненные чести и щепетильности, покидают свой пост перед лицом неприятеля, изменяют присяге, похищают кассы, стараются развратить солдат и полагают свою славу в трусости, клятвопреступлении, подкупе, воровстве и убийствах! Против нации, или, вернее, против одного Национального собрания, и ради сохранения блеска трона король Богемии и Венгрии ведёт с нами войну, а король Пруссии движется к нашим границам: именем короля свобода подвергается нападению, и если бы удалось её ниспровергнуть, то вскоре империя была бы расчленена, чтобы возместить расходы союзных держав. Наконец, все бедствия, которые стараются нагромоздить над нашими головами, все те, которых нам надлежит страшиться, — одно лишь имя короля служит им предлогом или причиной».

    Определив таким образом положение, Верньо далее действует уже не категорическими утверждениями, а намёками и гипотезами:

    «Если бы против ста тысяч австрийцев, ста тысяч пруссаков были выставлены лишь отряды в десять, в двадцать тысяч человек; если бы необходимые приготовления для отражения близкого вторжения совершались слишком медленно; если бы меры, принятые, чтобы остановить врага в сердце страны, не были одобрены; если бы один из генералов, командующих обороной, был подозрителен, а другой принуждён не побеждать; если бы, наконец, случилось так, что Франция утонула бы в крови, чужеземец господствовал бы в ней, Конституция была бы поколеблена, контрреволюция стояла бы у порога, а король сказал бы вам в своё оправдание:

    „Правда, враги, раздирающие Францию, утверждают, что действуют лишь для восстановления моей власти, которую они считают уничтоженной, для отмщения за моё достоинство, которое они считают поруганным, для возвращения мне королевских прав, которые они считают утраченными. Но я доказал, что я не их сообщник. Я повиновался Конституции, которая формальным актом предписывает мне противиться их предприятиям, ибо я двинул свои армии в поход; правда, эти армии слишком слабы, но Конституция не определяет степень силы, которую я должен был им дать; правда, я собрал их слишком поздно, но Конституция не указывает времени, когда я должен был их собрать; правда, резервные лагеря могли бы их поддержать, но Конституция не обязывает меня создавать резервные лагеря; правда, когда генералы победоносно продвигались по неприятельской территории, я приказал им остановиться, но Конституция не предписывает мне одерживать победы, она даже запрещает мне завоевания; правда, мои министры непрестанно обманывали Национальное собрание относительно численности, расположения войск и их снабжения… но Конституция ставит их назначение в зависимость лишь от моей воли, и нигде она не предписывает мне дарить моё доверие патриотам и прогонять контрреволюционеров; правда, Национальное собрание издало полезные декреты, а я отказался их санкционировать, но я имел на это право… Правда, наконец, деспотизм готов вложить мне в руки свой железный скипетр, я раздавлю вас им, вы будете пресмыкаться, я накажу вас за дерзость желать быть свободными; но я сделал всё, что предписывает мне Конституция; от меня не исходило ни одного акта, который Конституция осуждает. Посему непозволительно сомневаться в моей верности ей и в моём усердии к её защите“».

    Бешеные рукоплескания прерывают оратора.

    Тотчас возобновляя свою страшную гипотезу, он диктует ответ, который нация была бы вправе дать, если бы её король заговорил с ней таким языком:

    «О король! Вы, конечно, полагали вместе с тираном Лисандром, что истина не лучше лжи и что людей надобно забавлять клятвами, как забавляют детей камешками; вы лишь притворялись, что любите закон, дабы сохранить власть, которая послужила бы вам для его попрания; Конституцию — дабы она не низвергла вас с трона, на котором вам нужно было остаться, чтобы её уничтожить; нацию — дабы обеспечить успех ваших вероломств, внушив ей доверие; можете ли вы ныне обмануть нас лицемерными уверениями? Нет, нет, человек, которого великодушие французов не могло тронуть, человек, которого одна лишь любовь к деспотизму могла сделать чувствительным, вы не исполнили воли Конституции! Вы более ничто для этой Конституции, которую вы недостойно нарушили, для этого народа, которого вы столь подло предали».

    Громовые рукоплескания раздаются неоднократно и надолго мешают Верньо продолжать. Наконец оратор завершает свою речь заявлением, что он ещё верит в примирение тех, кто в Риме, и тех, кто на Авентинском холме; он предлагает объявить отечество в опасности, возложить на министров ответственность за все внутренние и внешние опасности, направить королю послание твёрдое, достойное, энергичное, без несвоевременных упрёков — не манифест войны, но призыв к единению.

    Всё Собрание было, так сказать, покорено всемогущим словом великого жирондистского оратора. Печатание и рассылка его речи по департаментам голосуются без малейшего возражения. Лишь Камбон роняет фразу, выдающую истинные намерения левой: «Я требую, — говорит он, — чтобы в печатном тексте всё, что господин Верньо сказал в гипотетической форме, было изложено утвердительно; ибо мы должны говорить народу правду, а все предположения господина Верньо суть истины». Так крайняя левая чуть ли не упрекала в слабости того, кто только что нанёс смертельный удар монархии; она словно корила его за то, что он не провозгласил восстание и не ударил без малейшего промедления в набат 10 августа.

  

  
    VIII

    Матьё Дюма сменяет Верньо на трибуне.

    Чтобы отвечать такому противнику в подобный момент, действительно требовалось мужество, и предшествовавшие нам историки, кажется, недостаточно подчеркнули заслугу конституционного оратора, пытавшегося рассуждать перед собранием, увлечённым страстью. Речь Дюма, без сомнения, гораздо менее красноречива, чем речь Верньо, но он произнёс её среди частых перерывов, довёл до конца спокойно и завершил с достоинством.

    Дюма старается доказать, что нынешние министры не могут считаться ответственными за дурной исход военного плана, задуманного их предшественниками; что вето, наложенное на лагерь двадцати тысяч, не остановило планомерного увеличения армии; что отказ санкционировать закон о священниках не является причиной религиозных смут; что король действовал в отношении эмиграции так, как ему надлежало.

    — А бегство в Варенн? — кричат слева; — а вето на декрет против эмигрантов?

    Дюма тем не менее продолжает заявлять, что гипотеза о тайном сговоре конституционного монарха с эмигрантами — клевета. Затем он прямо переходит к похвале Лафайету, этому герою свободы, которого, не колеблясь, сравнивает с Вашингтоном и который, подобно своему соратнику и образцу, быть может, призван испить до дна чашу народной неблагодарности. В заключение он требует: 1) предварительного вопроса об ответственности, которую Верньо хотел возложить на министров; 2) отправки послания королю и обращения к французам.

    Когда Матьё Дюма сходит с трибуны, правые рукоплещут. Но левые издают иронический ропот и даже взрывы смеха. Конституционалисты требуют, чтобы речь их друга также удостоилась чести печатания. Поставленное на голосование, это предложение отклоняется после двух сомнительных проверок. У Собрания были две меры и двое весов: предоставив нападению самую широкую гласность, оно отказывало в ней защите. Такова часто бывает справедливость партий.

    4 июля Жан Дебри представил окончательную редакцию декрета, объявленного чрезвычайной комиссией.

    Собрание оставляло за собой право объявить отечество в опасности, и притом без необходимости королевской санкции; акт Законодательного корпуса становился исполнимым немедленно.

    Как только председателем будут произнесены эти сакраментальные слова: «Граждане, отечество в опасности!» — все конституционные власти во всех частях королевства должны были заседать непрерывно, все национальные гвардии призывались в распоряжение, все граждане обязаны были заявить об имеющемся у них оружии и боеприпасах.

    Всякий человек, француз или иностранец, проживающий или путешествующий во Франции, обязан был носить трёхцветную кокарду; всякое лицо, носящее знак мятежа, подлежало преследованию перед обычными судами и наказанию смертью.

    Этот декрет был немедленно принят, а обсуждение других мер общей безопасности, в частности министерской ответственности, было отложено на следующий день.

    В этот день Торне, конституционный епископ департамента Шер, явился изложить ясно и без недомолвок взгляды Горы. Оставив в стороне ораторские предосторожности, которыми жирондистский оратор облёк свою мысль, он открыто обвинил короля в том, что тот является опорой мятежных священников и попирает декреты Законодательного корпуса под защитой своего вето. Опасности для отечества, по его словам, столь велики, а измены исполнительной власти столь вопиющие, что Собрание, взяв на себя диктатуру, должно было руководствоваться единственно правилом: «Спасение народа — высший закон». — «Конституция или смерть!» — кричат ему справа. — «Это всё равно что сказать, — отвечает Торне, — смерть народа посредством Конституции, лишь бы не спасти народ мерами неконституционными, но временными».

    Правые при этих словах поднимаются все как один и требуют, чтобы оратор был призван к порядку; но тот, не смущаясь, говорит последовательно об эфорах Спарты, о диктаторах Рима, о протекторе Англии и заключает тем, что после объявления отечества в опасности Собрание должно оставить за собой право принимать такие иные меры, какие обстоятельства могли бы сделать необходимыми.

    Пасторе и Воблан бросаются на трибуну и обличают речь Торне как доказательство союза между аристократами Кобленца и внутренними смутьянами. Маранс добавляет, что шесть недель назад Торне заявил ему, что для спасения народа надобно закрыть книгу Конституции, чтобы Национальное собрание захватило все власти, а если найдутся непокорные, то перенестись на юг, дабы иметь Луару между ними и собой[14]. Это разоблачение вызывает всеобщее негодование. Епископ Шера хочет объясниться, но выкрики мешают ему продолжать, и Собрание декретом лишает его слова. В этот момент приходит послание, в котором Людовик XVI заявляет, что при приближении годовщины дня, когда на алтаре отечества был заключён союзный договор между королевской властью и нацией, он считает необходимым дать армиям залог единения двух властей, возобновляющих один и тот же обет — жить свободными или умереть; он объявляет, что отправится на Марсово поле, среди депутатов, принять присягу французов. Королевское послание встречается рукоплесканиями большинства. Но было предопределено, что ни один шаг несчастного монарха не найдёт милости у Горы: она с живостью подхватывает место, где Его Величество выражает желание принять присягу федератов, и заявляет, что это притязание неконституционно.

    На следующий день новый министр юстиции Дежоли приходит от имени короля заявить, что выражения послания были неверно поняты; что монарх не может и не должен один принимать присягу французов, но полагает, что может принять её вместе с Собранием. Совокупность королевского письма, добавляет министр, должна была бы убедить всех в искренности намерений монарха[15].

    Это заявление, конечно, должно было удовлетворить самых придирчивых; но Гора возбуждает новые придирки по поводу формы. Кутон утверждает, что Конституция требует, чтобы сношения между Законодательным корпусом и королём происходили без посредников, и что, следовательно, остаётся лишь перейти к порядку дня по поводу сказанного министром юстиции. Это прекрасное рассуждение приходится по вкусу Собранию, и предложение принимается.

    Вот как отвечали на шаги короля навстречу, в тот самый момент, когда он проявлял самые убедительные намерения; вот как было встречено и письмо, которым на следующий день (6 июля) министр иностранных дел Шамбона извещал Собрание о приближении прусских войск. Едва чтение этого письма окончено, Жансонне требует, чтобы министр был вызван к решётке и чтобы Собрание перешло к порядку дня по поводу изложения фактов, переданного Законодательному корпусу в форме, не предписанной основным договором.

    Напрасно Шамбона признаёт, что мог ошибиться; напрасно его письмо заменяется в течение суток королевским посланием; Собрание, по предложению Гюйтон-Морво от имени Двенадцати, торжественно декретирует, что министр иностранных дел нарушил конституционные формы[16].

  

  
    IX

    При приближении решительной борьбы все умы были полны колебаний и тревоги. Конституционалисты боялись работать на пользу сторонников старого режима. Жирондисты чувствовали, что час победы лишь на несколько минут опередит для них час ожесточённой борьбы с монтаньярами, сегодня их союзниками, завтра непримиримыми врагами. Среди самих последних кое-кто не мог ли уже предчувствовать, что позднее их обвинят в модерантизме, скажут, что они уже не на высоте принципов?

    Поэтому в знаменитой сцене, получившей название «поцелуй Ламуретта», Законодательное собрание было искренним, отдаваясь одному из тех великодушных порывов, которым — к чести человечества — не могут противиться люди, взволнованные одним словом, одержимые одними предчувствиями, волнуемые одними страхами.

    В середине заседания 7 июля порядок дня требовал обсуждения мер общей безопасности. Внезапно конституционный епископ Лиона Ламуретт просит слова для внеочередного предложения и голосом одновременно строгим и мягким произносит: «В тот момент, когда предлагаются меры для спасения отечества, надобно подрубить в самом корне зародыш всех общественных бедствий — разъединение двух великих властей государства. Уже не раз говорили о единении, а единение не наступило; между тем оно должно совершиться, ибо честные люди, расходясь во мнениях, взаимно просвещая друг друга откровенным обсуждением, всегда могут встретиться и понять друг друга на почве честности, чести, любви к отечеству и свободе. Поклянёмся же иметь один дух, одно чувство, слиться в одну и ту же массу свободных людей, равно грозных и духу анархии, и духу феодальному; мгновение, когда чужеземец увидит, что мы хотим лишь одного и хотим этого все вместе, будет мгновением, когда свобода восторжествует и Франция будет спасена...»

    Раздаются необъятные рукоплескания.

    «Я требую, — заключает оратор, — чтобы господин председатель поставил на голосование такое простое предложение: пусть встанут те, кто отрекается и гнушается республикой и двумя палатами!»

    Охваченное неописуемым воодушевлением, всё Собрание встаёт; левые спускаются к правым, правые бегут к левым; Жокур садится рядом с Мерленом, Дюма — рядом с Базиром, Альбитт — рядом с Рамоном; Жансонне и Кальве, Жанти и Шабо, самые враждебные друг другу депутаты пожимают друг другу руки, обнимаются. Пасторе и Кондорсе, которые ещё утром обменялись в редактируемых ими газетах более чем язвительными письмами, падают друг другу в объятия.

    «Да, мы все братья! — кричат зрители. — Мы все хотим одного: Конституции, свободы, равенства».

    Бриссо, который ранее получил слово, чтобы объясниться об опасностях отечества, отказывается от него, боясь нарушить эту трогательную сцену. Он хочет пересмотреть свою речь, чтобы вычеркнуть из неё всё, что могло бы служить пищей страстям. Требуют, чтобы протокол заседания был разослан по восьмидесяти трём департаментам, чтобы депутация из двадцати четырёх членов была отправлена к королю известить его о только что происшедшем; чтобы все конституционные власти и судебные органы были приглашены присутствовать при единении всех представителей нации. Эти предложения единогласно принимаются. Несколько мгновений спустя появляется король в сопровождении Ламуретта и депутатов, делегированных к нему.

    «Самым трогательным для меня деянием, — говорит он, — является воссоединение всех воль ради спасения отечества. Я давно желал этого счастливого мгновения; моё желание исполнилось. Я пришёл сам сказать вам, что нация и король составляют одно. У них одна цель. Их союз спасёт Францию. Конституция должна быть точкой сплочения всех французов; мы все должны её защищать; король всегда будет подавать им в этом пример».

    Председатель отвечает:

    «Государь, это достопамятное мгновение воссоединения всех конституционных властей будет знаком ликования для всех друзей свободы и ужаса для всех её врагов. Это единение составляет ту силу, которая нужна нации, чтобы сражаться с тиранами, вступившими против неё в заговор; оно — верный залог победы».

    Восторг достигает высшей точки. Крики «да здравствует король!» смешиваются с криками «да здравствует нация!».

    Людовик XVI добавляет: «Признаюсь вам, господин председатель, мне не терпелось, чтобы депутация прибыла, — так хотелось мне поспешить в Собрание».

    Раздаются новые рукоплескания; они продолжаются до закрытия заседания, которое происходит тотчас после ухода монарха.

  

  
    X

    Увы! недолговечной была иллюзия тех, кто в этих лихорадочных объятиях, в этих восторженных рукопожатиях прозрел новую эру счастья и благоденствия для Франции. Партии не захотели ратифицировать союзный договор, заключённый их вождями. Якобинцы в особенности, чьи главные заправилы — Дантон, Робеспьер, Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенн — не входили в Законодательное собрание, подняли громкий крик против того, что они называли замазыванием, нормандским примирением, поцелуем Иуды.

    Волнение, бывшее огромным в стенах Собрания, передавшееся трибунам и распространившееся по Парижу с чрезвычайной быстротой, скоро угасло, как соломенный огонь, под насмешками и шутками газет всех цветов.

    Но немалую роль в новом разжигании страстей сыграло — совпадение совершенно случайное, но крайне несчастливое — прибытие вскоре после сцены, вызванной Ламуреттом, муниципальной депутации, объявившей, что генеральный совет департамента Парижа постановил отстранить от должности мэра Петиона и прокурора коммуны Манюэля. Официальная депутация удалилась, но некоторые члены муниципалитета остаются, и один из них, Осселен, читает адрес, подписанный лично друзьями, которых отстранённый мэр имел в составе генерального совета. Этот адрес резко осуждал поведение департамента, провозглашал Петиона спасителем отечества и заканчивался так: «Если мэр виновен, то все магистраты, его помощники, — его сообщники и должны подвергнуться той же участи».

    «Да, — повторяют хором просители, — мы домогаемся чести разделить его участь. Судите его, судите нас!»

    Шабо восклицает, что столь прекрасный порыв великодушия не должен пропасть для истории; он требует напечатания документа, прочитанного Осселеном. Лакруа идёт дальше Шабо и добивается декрета, что исполнительная власть обязана уже на следующий день отчитаться о мерах, принятых ею в связи с постановлением департамента Парижа[17].

    Так, по роковой случайности, в тот самый момент, когда все тучи, казалось, рассеивались, на горизонте появилась та чёрная точка, откуда должна была выйти буря.

  

  
    XI

    Мы видели в предыдущей книге, с какой настойчивостью департамент требовал от различных должностных лиц отчёта о том, что они делали до, во время и после вторжения в Тюильри; как, несмотря на конфиденциальные и дружеские записки генерального прокурора-синдика к Петиону, последний дошёл до открытой враждебности к власти, которую Конституция поставила непосредственно над его властью; наконец, каким образом герцог де Ларошфуко, председатель директории, смело встретил дурное настроение слишком популярного магистрата и добился законным путём выдачи донесений, которых не смог получить частным образом.

    Тем временем мировые судьи продолжали собирать показания очевидцев; различные донесения и протоколы муниципальных офицеров были одно за другим исторгнуты из мэрии; штаб национальной гвардии прислал всё, чем располагал в смысле военных сведений. Следствие, назначенное директорией департамента, таким образом оказалось почти завершённым. Петион и сам представил своё оправдание, напечатав изложение своего поведения. Один лишь прокурор коммуны Манюэль упорно не отвечал на повторные требования. Теснимый Рёдерером, он имел наглость написать, что 20 июня провёл в Тюильри не более часа, поскольку утром и вечером его место было в ратуше, и что он очень сожалел бы, если бы потерял время, ему не принадлежащее, на собирание фактов, которые должен судить один лишь историк. «Клянусь, — говорил он в заключение, — что мэр Парижа спас народ!»[18] С трудом удалось добиться его согласия предстать перед департаментскими комиссарами. Из его объяснений следовало, что ни 18, ни 20 июня он не сообщал муниципальному корпусу постановления, принятого 16-го генеральным советом; что, зная постановление департамента, он не требовал его исполнения; более того, он одобрил противоположное постановление муниципалитета; и наконец, что, вместо того чтобы направиться к Тюильри при первом шуме, как предписывал ему закон, он едва провёл час в саду, прогуливаясь без перевязи, как простой частный человек.

    Исполнив, насколько могли, порученную им миссию, три следственных комиссара департамента — Гарнье, Левийяр и Демотор — прочли 4 июля генеральному совету доклад, в котором события 20 июня и участие, принятое в них различными обвиняемыми властями, были превосходно изложены.

    Они заключали требованием отстранения от должности мэра, прокурора коммуны и полицейских администраторов, согласно статье 9 закона от 27 марта 1791 года, а в отношении главнокомандующего ограничивались простым советом быть впредь более точным в своей службе[19].

    Формы судопроизводства, принятые в судах, были применены к новым административным органам. Специальные комиссары представляли доклад; генеральный прокурор-синдик или его заместитель, в качестве прокуратуры, делал заключения, согласные или несогласные с заключениями комиссаров; и наконец, весь совет выносил решение.

    Поэтому, когда Демотор, Левийяр и Гарнье сообщили свой доклад генеральному прокурору-синдику, последний должен был, согласно закону, представить свои заключения. Рёдерер был другом Петиона; его обвинительная речь стала настоящей защитой мэра и даже прокурора коммуны, которого невозможно было отделить от него.

    Возобновив рассмотрение всех документов, генеральный прокурор-синдик начинает с перечисления бесспорных фактов: образование сборища, взломанная решётка Фейянов, пушка, наведённая на королевские двери, эти двери, открытые национальными гвардейцами, вторжение в королевское жилище, резкие речи, обращённые к королю, похищение нескольких движимых предметов. «Заботу о розыске виновников этих фактов, — говорит он, — должны взять на себя суды. Департамент же должен заниматься лишь поведением муниципальных офицеров, обвиняемых в неисполнении своего долга. Но незаконное постановление, которым муниципальный корпус пытался узаконить незаконное сборище, было принято не одним мэром и, следовательно, не может быть поставлено ему в вину. Впрочем, разве само Национальное собрание не показало, что невозможно было противиться нашествию толпы вооружённых просителей, приняв их в свою среду? Заранее поручив самый деятельный надзор главнокомандующему и не имея возможности приказать ему большего, мэр и муниципальные офицеры не должны считаться ответственными за вторжение во дворец. Когда же вторжение произошло, им уже невозможно было действовать силой для его отражения, ибо это значило бы подвергнуть опасности жизнь короля. Сделал ли Петион всё, что должен был сделать, чтобы положить конец беспорядку, чтобы смягчить его, раз не мог его предотвратить?» На этот вопрос Рёдерер отвечает: «...Если бы мне надлежало судить мэра Парижа как присяжному, по моему внутреннему убеждению, я ни секунды не колебался бы оправдать его с честью. Тем менее могу я сделать меньше для него, имея лишь совещательный голос по поводу его поведения»[20].

    6 июля генеральный совет департамента собрался, чтобы вынести решение по противоречивым докладам своих комиссаров и генерального прокурора-синдика. Он сознавал огромную ответственность, которая должна была лечь на него. Он знал, с каким неописуемым нетерпением все партии ждали его вердикта. Он знал, что, приняв предложение своих трёх комиссаров, он навлечёт на голову каждого из своих членов весь народный гнев[21], но он знал также, что будет отвечать за своё постановление перед историей, этим высшим судом деяний и суждений людей. Лишь после долгих и добросовестных прений генеральный совет департамента решился произнести отстранение от должности Петиона и Манюэля. Заседание, начавшееся рано утром 6-го, затянулось до четырёх часов утра 7 июля[22].
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    Несколько часов спустя генеральный совет коммуны был созван, чтобы выслушать чтение департаментского постановления и избрать временного мэра. Был избран муниципальный офицер Бори. Именно он во главе депутации, о которой мы говорили, пришёл официально объявить Собранию об отстранении мэра и прокурора-синдика.

    Петион в тот же день распорядился расклеить по Парижу объявление следующего содержания:

    «Граждане, я отстранён от своих обязанностей. Примите это решение, как принял его я сам, с спокойствием и хладнокровием. Вскоре высшая власть произнесёт своё слово, и я надеюсь, что невиновность будет отмщена достойным её образом — законом».

    По Конституции право подтвердить или отменить департаментское постановление принадлежало королю; но, по странному смешению властей, последнее слово в такого рода делах было оставлено за законодательной властью, которая таким образом призывалась высказаться о королевском решении. О последнем Петион беспокоился мало; он рассчитывал на высшую власть и на давление, которое его друзья-якобинцы не преминут оказать в его пользу.

    Людовик XVI также обратился к Собранию. За несколько мгновений до этого он приходил скрепить примирение партий; он полагал, что даст новый залог своей совершенной искренности, предоставив представителям народа заботу об охране достоинства короны. Едва вернувшись в Тюильри, он написал председателю:

    «Мне только что передали постановление департамента, временно отстраняющее от должности мэра и прокурора коммуны Парижа. Поскольку это постановление касается событий, затрагивающих меня лично, первым движением моего сердца было просить Национальное собрание само вынести решение по этому делу.

    ЛУИ.

    Контрасигновано: ДЕЖОЛИ».

    Но вечером 7 июля депутаты были уже не в том расположении духа, что утром. Недоверие, гнев, ненависть снова заняли своё привычное место в сердцах тех, кто несколькими часами ранее отрёкся от них на алтаре отечества. Вместо того чтобы последовать за Людовиком XVI по пути примирения, Собрание, приняв предложение Мерлена (из Тионвиля) и Ласурса, попросту перешло к порядку дня по королевскому письму. Оно, по их словам, не могло конституционно заниматься департаментским постановлением, пока король не воспользуется своим правом подтверждения или отмены.

    Людовик XVI, таким образом, оказался вынужден выносить решение по собственному делу. Если он оправдает Петиона и Манюэля, то отдаст народному гневу генеральный совет департамента, благородно исполнивший свой долг. Если он подтвердит произнесённое отстранение, то будет выглядеть осуществляющим личную месть и рискует увидеть своё решение отменённым Законодательным собранием.

    Королю давались самые противоречивые советы, усиливавшие его природную нерешительность.

    Рёдерер написал ему как частное лицо письмо, которое, собственно говоря, было лишь повторением заключений, представленных им в качестве генерального прокурора. Взяв за отправную точку «поцелуй Ламуретта», которым, по его словам, революция действительно завершалась, он умолял Людовика XVI проявить снисходительность к тем, кто мог оказаться виновным в том, что он в своей наивности называл «последним уклонением нарождающейся свободы»[23].

    Мольба Рёдерера не удостоилась даже ответа. Другие лица, имевшие право быть лучше выслушанными, поскольку они заседали в советах монарха, также высказывались за помилование — с двоякой целью: привлечь к трону народные симпатии и подорвать влияние мэра, покрыв его насмешкой, неизбежно постигающей политического деятеля, которому отказывают в выгоде лёгкого мученичества. Они замечали, что, поскольку, по всей вероятности, рано или поздно придётся смириться с восстановлением Петиона и Манюэля в должностях, государю гораздо лучше самому даровать прощение, чем допустить, чтобы его враги вырвали его у Национального собрания; что в предстоящем постановлении, впрочем, легко будет воздать каждому своё: похвалить поведение департамента, осудить поведение муниципалитета и предоставить судам преследование второстепенных зачинщиков, которым следовало вменить вещественное нарушение королевского жилища[24].

    Быть может, это мнение и возобладало бы, если бы не новые резкие выражения и дерзкие угрозы друзей Петиона. В воскресенье 8 июля они заставили хлынуть к Собранию массу парижских просителей, всегда бывших в их распоряжении.

    Законодательный корпус сначала, казалось, хотел соблюсти конституционные формы: он дважды декретировал простую отсылку всех якобинских жалоб в комиссию Двенадцати. Но дважды левые требовали пересмотра этого голосования. По своему обыкновению, Собрание не чувствовало в себе силы долее противиться настойчивости Горы. Утомившись борьбой, оно допустило просителей к решётке.

    Послушаем сначала секцию Гравилье:

    «Законодатели, плачущая семья требует у вас отца, которого магистраты, злоупотребив самым преступным образом своими обязанностями, только что лишили его должности. Вся столица в трауре, и этот траур скоро станет трауром всей империи. Мы просим вас вернуть нам друга, верного магистрата и принять во внимание, что обстоятельства, избранные недоброжелательством для этого акта строгости, слишком настоятельны, чтобы допускать малейшее промедление».

    Не менее резким был адрес секции Королевской площади, прочитанный Тальеном, который начинал с ролей политического статиста, ожидая, когда его можно будет причислить к первым сюжетам демагогической труппы.

    «Великое преступление только что совершено. Город Париж в скорби... Петион отстранён от должности контрреволюционной директорией; Петион, наш отец, наш друг, находится под ударом обвинения. Пусть и нас закуют в цепи — они покажутся нам легче, когда мы разделим их с Петионом. Мы пришли вложить в лоно Законодательного корпуса полнейшее одобрение поведению мэра и муниципального корпуса в дни, предшествовавшие 20 июня и следовавшие за ним... Мы требуем, чтобы вы рассудили, какая администрация виновна: муниципалитет ли, который пощадил кровь, или директория, которая хотела её пролить».
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    Каждый день просители приходили не только от имени Парижа, но, как они утверждали, и от имени различных провинциальных городов, и требовали повелительным тоном немедленного восстановления мудрого Петиона и добродетельного Манюэля — этих двух столпов патриотизма. Почти всегда они повторяли урок, вручённый им в готовом виде. Забыв, что назвался делегатом города Дижона, один из них воскликнул: «Если до 14 июля победителям Бастилии не вернут их отца и их трибуна, праздник Свободы будет омрачён; мы не знаем, где остановится отчаяние патриотов»[25].

    Напрасно правые замечали, что непрестанно от имени народа представляются адреса, не выражающие даже желания ни одной секции; напрасно доказывали они, что восемьдесят два департамента не для того прислали своих депутатов в Париж, чтобы восемьдесят третий узурпировал всё их время. Депутатам, которые так думали и говорили, отказывали в слове, а первый встречный получал право декламировать у решётки против всех конституционных властей. Не доходя до того, чтобы всегда соглашаться с просителями, большинство выслушивало их терпеливо, часто благосклонно, оказывало им почести заседания и невозмутимо отправляло их ораторские излияния в комиссию Двенадцати.

    Лишь однажды противники якобинцев смогли добиться милости быть выслушанными со своими справедливыми упрёками. Многочисленная депутация, посланная городом Гавром, представила 6 июля адрес, начинавшийся так:

    «Законодатели, мы пришли требовать отмщения против тех, кто 20 июня нарушил убежище представителя нации и оскорбил его священную и неприкосновенную особу... Да, отмщения против администрации, слабой или преступной, которая, вместо того чтобы заставить исполнять законы, имела дерзость узаконить злодеяние; отмщения против мятежников, которые, попирая Конституцию, потребовали с кинжалом в руке...»

    — Долой, долой! — ревут трибуны. — Это ложь, ложь! — «Вы услышали мятежников, признающих себя виновниками 20 июня», — говорит Даверуль. — «Парижан выслушивают всякий раз, как они приходят, — добавляет Майерн, — надобно выслушать и граждан Гавра». — «Они не из Гавра, — возражает Тюрио. — Под их адресом лишь выпрошенные подписи». — «Это почтенные негоцианты, — отвечает Кристина, — те самые, которые снабжали Париж в 1789 году, которые кормили этот самый народ с трибун, чьи оскорбления они терпят сегодня».

    Ласурс и Лакруа обличают петицию как стремящуюся внушить, будто французский народ — лишь шайка разбойников и виновен в деянии, которое есть лишь следствие заблуждения немногих. Они требуют отсылки клеветы в чрезвычайную комиссию, удаления клеветников из зала Собрания; однако после двух последовательных проверок декретируется, что просителям будут оказаны почести заседания; они садятся на назначенную им скамью, рукоплескаемые правыми, освистанные трибунами и левыми[26].

    Иногда Гора, стараясь переменить почву обсуждения, требовала смещения директории департамента, утверждая, что виновна только она. Ибо, говорил Герен, один из её самых крайних ораторов, если муниципалитет не исполнил своего долга 20 июня, то департаменту надлежало заменить его; а если исполнил, то почему департамент позднее произвольно отстранил мэра и прокурора коммуны?

    При всей своей доброй воле Собрание не могло принять такое рассуждение и, вынужденное ждать королевского решения по делу Петиона, возобновило обсуждение предложений чрезвычайной комиссии.

    8-го числа им занялись лишь на минуту, по поводу известий из Ардеша, где роялисты заняли Жалес и замок Банн. Ламарк потребовал немедленного объявления отечества в опасности, и Собрание приняло его предложение в принципе.

    На заседании 9-го слово было предоставлено Бриссо, который отказался от него 7-го, чтобы, как он сказал, смягчить всё слишком резкое в своей речи. Но поскольку обстоятельства переменились за сорок восемь часов, жирондистский депутат счёл нужным восстановить все резкости, которые обещал вычеркнуть в момент знаменитого примирения[27].

    Государственный муж Жиронды начинает свою речь так:

    «Отечество в опасности лишь по одной причине: один человек парализовал национальные силы. Вам говорят, что надобно бояться короля Прусского и короля Венгерского. Поразите двор Тюильри — и вы поразите их!»

    После такого вступления Бриссо излагает великий внутренний и внешний заговор, в котором, по его словам, глава исполнительной власти является главой, добровольным или вынужденным. По вине исполнительной власти наши армии недостаточно сильны, чтобы прикрыть границы; по её вине коалиция могла застать нацию врасплох; по её же вине самое пагубное брожение поддерживается внутри страны сообщниками эмигрантов, неприсягнувшими священниками и даже так называемыми конституционными органами, как, например, директория департамента Соммы и особенно директория департамента Парижа. Разве последняя не пыталась поднять все департаменты против столицы, не продиктовала петицию двадцати тысяч и петицию против лагеря, не нападала на народные общества, не поддерживала Лафайета и не преследовала парижский муниципалитет?

    В заключение Бриссо требует наказания Лафайета и его приверженцев, солидарной ответственности министров, не пользующихся более доверием нации, немедленного объявления отечества в опасности и особенно образования тайного комитета, совмещающего функции надзорных комитетов и чрезвычайной комиссии и специально ведающего мерами общей безопасности.

    Это был комитет общественного спасения, предложенный в разгар монархии. Этот комитет был учреждён год спустя; одной из его первых жертв должен был стать Бриссо. Так почти всегда обращается против самого изобретателя орудие, выкованное им для поражения своих врагов.

    Едва оратор сошёл с трибуны, как министр юстиции, вызванный к решётке, приходит объявить, что король ещё 7-го санкционировал закон, принятый 6-го о формальностях, которые надлежит исполнить для объявления отечества в опасности. Если решение об отстранении мэра задерживается, то, добавляет он, единственно потому, что департамент ещё не прислал всех документов.

    При этих словах Дюсо встаёт и требует, чтобы генеральный прокурор-синдик был вызван к решётке для отчёта о задержках, причиной которых он является. «Виновен один лишь департамент, — говорит Герен, повторяя своё предложение. — Пусть исполнительная власть примет против него меры». Тюрио добавляет: «На земле не осталось бы добродетели, если бы господин Петион не был честным человеком»[28].

    Правые разражаются смехом. Но большинство не удовлетворяется двойным министерским докладом и декретирует, что на следующий день в полдень министерство снова явится с более полным докладом о внутреннем и внешнем положении.

    Согласно этому декрету, все министры являются на заседание 10 июля; слово от их имени берёт опять-таки министр юстиции, наименее антипатичный Собранию.

    В очень пространной речи[29] Дежоли старается доказать, что фанатизм не есть главная причина внутренних разделений, но что её надобно искать в существовании этих обществ друзей Конституции, которые распространили свои ответвления по всем коммунам Франции, неоднократно нарушали тайну переписки, вызывали магистратов к своей решётке, порабощали муниципалитеты, совершали самые явные посягательства на ту самую Конституцию, чьими друзьями они ложно себя именуют.

    Министр заканчивает свой доклад заявлением, которое, как воображали он и его коллеги, должно было произвести очень сильное впечатление на Собрание, но которое оно, напротив, встретило с полнейшим равнодушием[30].

    «Министры, — говорит он, — изменили бы своему долгу перед Собранием, если бы не заявили, что при таком положении вещей, или, вернее, при этом ниспровержении всякого порядка, им невозможно поддерживать жизнь и движение обширного тела, все члены которого парализованы; что не в их власти защитить королевство от анархии, которая при этом бессилии публичной силы и унижении конституционных властей грозит всё поглотить... Приняв министерские должности лишь с желанием и надеждой служить Конституции и делать возможно больше добра, мы должны были решиться покинуть их, как только бессилие делать добро стало для нас очевидным. Вследствие этого мы все подали сегодня утром прошения об отставке»[31].

    Коллективная отставка ответственных агентов исполнительной власти в другое время могла бы быть фактом весьма важным. Но после удаления жирондистского министерства Людовик XVI, то ли по расчёту, то ли, быть может, по бессилию, выбирал себе в официальные советники людей честных и нередко мужественных, но неизвестных, без веса и без политического прошлого, которые не могли иметь никакого авторитета у представителей нации, никакого влияния на общественное мнение и которых сам он, надо сказать, по-видимому, не принимал всерьёз[32].

    Эти министры, сменявшиеся с приводящей в отчаяние быстротой, вели текущие дела, являлись в Законодательное собрание всякий раз, когда оно их вызывало, делали самые ничтожные доклады в самые критические моменты и слагали с себя должности, как только их несостоятельность становилась публично очевидной. Они были, по правде говоря, простыми письмоводителями. Но во все времена и при всех режимах, сведена ли исполнительная власть к состоянию совершенного бессилия или же она, напротив, уничтожила все живые силы нации и сосредоточила в своих руках абсолютное могущество, система письмоводителей всегда приводит к одному и тому же результату — к полному равнодушию публики. Зачем тревожиться о возвышении или падении людей, которые не могут оказать ни малейшего действия на действительный ход дел?

  

  
    XIV

    При этих непрерывных сменах имён, лиц и систем невозможно было иметь план, разумно изученный, глубоко продуманный, проводимый с настойчивостью и энергией. А между тем как было устоять против бури, в которую королевская власть была уже так сильно вовлечена? Как среди стольких подводных камней достичь какой-либо гавани? Да и какой мог быть гавань, в которой королевская власть искала бы убежища? Этого не мог бы сказать никто, а монарх менее всех. Без компаса, без проводника Людовик XVI то отдавался с закрытыми глазами всё прибывавшему потоку революции, то пытался с ним бороться. Меры, которые он накануне упорно отвергал, он принимал на следующий день, лишь бы они были представлены ему в другой форме; он следовал поочерёдно самым противоположным направлениям, соглашался на самые противоречивые решения; но главное — своими затяжными колебаниями он ухудшал самые тяжёлые положения.

    Уже четыре дня департаментское постановление о Петионе и Манюэле было официально известно. Исполнительная власть ещё ни подтвердила, ни отменила его.

    Между тем массы проявляли своё обычное воодушевление ко всему, что имеет вид гонения; само Собрание спешило получить возможность конституционно заняться делом, решение которого приближавшаяся федерация делала всё более настоятельным.

    10-го исполнительная власть была в силу особого декрета обязана принять решение.

    Уже на следующий день в публичном заседании прочли следующее письмо:

    «Париж, 11 июля 1792 года, IV год свободы.

    Господин председатель,

    я получил вчера, в десять часов вечера, декрет Национального собрания от того же дня, гласящий, что исполнительная власть отчитается в сегодняшнем утреннем заседании о решении, которое она приняла или должна была принять по отстранению от должности мэра и прокурора коммуны Парижа. Несколькими часами ранее я получил вместе с письмом генерального прокурора-синдика протокол заседания совета департамента от 6 сего месяца, а также доклад и заключения генерального прокурора. Мой долг предписывал мне тогда же ознакомить с состоянием дела господ Петиона и Манюэля и пригласить их дать мне, письменно или устно, разъяснения, которые они сочли бы ещё полезными для своей защиты. Господин Петион, отвечая мне, что не может явиться по приглашению, которое недоброжелательство не преминет истолковать неблагоприятно, не прислал мне новых документов. Господин Манюэль до сих пор медлит с ответом. При таких обстоятельствах, господин председатель, я предполагаю представить сегодня вечером совету доклад по этому делу. Если, однако, его важность и множество относящихся к нему документов заставят меня отложить его до завтра, король соблаговолит обещать своим министрам чрезвычайное заседание. Смею уверить Национальное собрание, что оно будет уведомлено в самый день решения совета.

    С уважением, господин председатель, и проч.

    ДЕЖОЛИ, министр юстиции».

    Весьма вероятно, что министерское письмо было на некоторое время задержано услужливыми друзьями, быть может даже отнесено к Петиону, чтобы он заранее составил ответ, ибо иначе трудно было бы объяснить, каким чудом тотчас после сообщения министра юстиции председатель мог прочесть Национальному собранию следующую записку:

    «Париж, 11 июля 1792 года, IV год свободы.

    Господин председатель,

    вот новая отсрочка, испрашиваемая министрами для решения о моём отстранении. Закон не устанавливает срока для решения короля; но разум, справедливость, общественный интерес не допускают, чтобы срок был неопределённым. Уже несколько декретов предписали министрам сообщить о решении исполнительной власти. Эти декреты обходятся скандальным образом и под разными предлогами. Нетрудно проникнуть в причину этих нарочитых медлительностей. Я, однако, не должен вечно быть игрушкой интриг и страстей. Здесь налицо явный отказ в правосудии, а какими средствами я могу прекратить его? Я не могу обратиться в суды; мне остаётся лишь прибегнуть к вам, господа, и я всего ожидаю от вашей справедливости.

    С уважением, господин председатель, и проч.

    Мэр Парижа, ПЕТИОН».

    Письмо Петиона электризует левых, которые добиваются декрета, что исполнительная власть обязана в течение двадцати четырёх часов высказаться о сохранении или отмене департаментского постановления.

    Уже в тот же вечер видно, как к решётке стекается весь цвет санкюлотов Парижа и департаментов. Мы не будем задерживаться на описании зрелища, которое представляют эти депутации, составленные почти неизменно из одних и тех же лиц и приходящие произносить одни и те же рапсодии. Лишь одна заслуживает особого упоминания: она состоит из шестидесяти рабочих секции Гравилье, которые, вернувшись с Марсова поля, где трудились над приготовлениями к празднику Федерации, дефилируют с лопатами на плечах и корзинами за спиной.

    Они так резюмируют свои требования, и наивная грубость их слога соответствует небрежности их вида:

    «Петион и Манюэль восстановлены в должностях; директория распущена; Лафайет предан суду; а для народа — средства мирно и законно устроиться в состояние сопротивления угнетению».

    Почти в то же мгновение депутация муниципального корпуса приходит объявить, что мировые судьи Менжо и Файель выдали против Петиона и Манюэля приказы о приводе.

    «Это нарушение закона, — восклицает Руйе, — посягательство на Конституцию, которая объявила муниципальных офицеров неприкосновенными при исполнении их обязанностей». — «Я доношу Собранию, — добавляет Мазюйе, — на комитет мировых судей, этот кровавый трибунал[33], учреждённый в Тюильри, который оттуда выдаёт приказы о приводе не только против мэра и прокурора коммуны, но и против представителей народа». — «Против нас выдано тридцать приказов о приводе! — восклицает Камбон. — Я требую, чтобы Собрание объявило себя непрерывно заседающим».

    Собрание, которое, кажется, заражается напускным страхом левых, постановляет, что заседание продлится всю ночь, — было уже половина четвёртого утра. Но несколько мгновений спустя, после того как граждане из предместья Сен-Марсель сообщили, что они пришли из мэрии и нашли Петиона мирно спящим, председатель прекращает прения и переносит заседание на тот же день, 12 июля, на 9 часов.

  

  
    XV

    В течение этого заседания 12-го было наконец получено королевское послание, которое попросту подтверждало отстранение от должности мэра и прокурора коммуны.

    Почти тотчас после этого председатель объявляет, что Петион просит допустить его к решётке. Собрание не может заставить ждать короля минуты. Итак, он входит, приветствуемый громовыми рукоплесканиями; он обводит вокруг себя удовлетворённым взглядом и, приняв вид не смиренного обвиняемого, а торжествующего обвинителя, начинает так:

    «Я предстаю перед вами с спокойствием, которое даёт совесть без упрёка; я требую строгого правосудия, требую его для себя, требую его для моих гонителей. Я не испытываю потребности оправдываться, но испытываю потребность, и весьма повелительную, отомстить за общее дело».

    Затем Петион нападает на совет департамента — честолюбивый и узурпаторский орган, который, подписав своё знаменитое постановление, оказался виновным в скандальном пасквиле, полном ненависти, зависти и клеветы...

    «Я имею право, — говорит он, — требовать за это блистательного возмещения... Департамент оказал мне услугу, отстранив меня; король оказывает мне другую, подтверждая его постановление. Ничто не может более почтить меня, чем этот сговор воль против честного человека. Представители великого народа, не имейте в этом деле иного милосердия, кроме справедливости. Накажите меня, если я виновен; отмстите за меня, если я невиновен. Я жду с почтительной доверчивостью торжественного декрета, который вы изволите издать».

    Снова раздаются рукоплескания, бунтовщики на трибунах кричат во всё горло: «Да здравствует Петион! Да здравствует наш друг!» Почести заседания, естественно, оказываются отстранённому мэру; Собрание поручает комиссии Двенадцати сделать доклад на следующий день и декретирует, что затем будет выносить решение без перерыва. Это достаточно ясно показывало, в каком направлении оно хотело ускорить дело.

    Заседание 13-го открылось, по обыкновению, в девять часов, но доклад должен был быть прочитан лишь в полдень. Нужно было не дать вниманию Собрания рассеяться по другим предметам; поэтому Бриссо просит разрешения прочесть документ величайшей важности, образец рассуждения и метода — обвинительное заключение генерального прокурора-синдика департамента. Собрание ему это позволяет. Затем председатель объявляет, что только что получил от Манюэля письмо следующего содержания:

    «Париж, 13 июля 1792 года.

    Господа,

    я лишь оправился от жгучей лихорадки; мне сообщают, что король подтвердил клеветническое постановление департамента; надобно, чтобы я был совсем лишён сил, если не иду показать вам мою совесть и принести вам мою голову.

    Но я обязуюсь, когда несколько поправлюсь, доказать, что 20 июня исполнил свой долг, и посрамить всех моих подлых и трусливых врагов, которые суть лишь враги народа.

    У меня хватает сил только подписаться.

    МАНЮЭЛЬ, прокурор коммуны»[34].

    Председатель только что окончил чтение этого смехотворно напыщенного письма, в котором Манюэль предлагал голову, которой у него никто не просил, как Мюрер, докладчик комиссии Двенадцати, появляется на трибуне.

    «Вы должны, — говорит он, — вынести решение по делу, которое занимает общественное мнение, разделяет умы и, приводя в действие личные привязанности, лишь стремится возбудить страсти. Недоступные всяким посторонним впечатлениям, невозмутимые среди потрясения, испытываемого и умами, и чувствами, законодатели видят лишь закон, слышат лишь его язык. Этот язык и будет говорить вам ваша чрезвычайная комиссия Двенадцати»[35].

    Докладчик разбирает один за другим упрёки, сделанные мэру, и, принимая большинство оправданий, изложенных в объяснении Петиона, заключает к отмене его отстранения. Что касается прокурора коммуны, который недостаточно проявил себя для восстановления спокойствия, то Двенадцать считают нужным отложить своё решение до тех пор, пока Манюэль не будет выслушан. «Верните же, — говорит Мюрер в заключение, — верните к его обязанностям магистрата, который не заслужил отстранения от них, но в то же время напомните народу, этому народу, который приходит сегодня ходатайствовать о его восстановлении, что он сам его скомпрометировал; напомните ему, что если он хочет быть счастливым и свободным, если хочет пользоваться правами, которые вернула ему Конституция, он никогда не должен забывать уважения и повиновения, должных закону и властям, учреждённым им и для него».

    Благодаря этой концовке Мюреру рукоплещут почти единодушно. Как только водворяется тишина, Буланже требует чтения главных документов дела. «Зачем? — восклицают левые. — Они известны. Они к тому же незаконны, — добавляют некоторые члены, — ибо свидетели не приносили присяги и, следовательно, не заслуживают никакого доверия». Собрание декретирует, что документы читаться не будут. «Прекрасно, — иронически говорит Горгюро, — предлагаю распространить это постановление на все суды: декретируйте, что для вынесения приговора не нужно более документов!» Собрание тем не менее настаивает на отказе в чтении, которого упорно требуют правые. Несколько членов этой стороны заявляют, что они не примут никакого участия в прениях, не будучи достаточно осведомлены.

    Дельфо, однако, удаётся завладеть словом, и он начинает резкую филиппику против Петиона. Сделал ли мэр Парижа всё, что был должен? Нет. Пользуясь безграничным влиянием на народ, зная намерения сборища, он должен был следовать за ним до Национального собрания, до дворца короля, и, если бы убеждение оказалось бесполезным, должен был вспомнить поведение мэра Этампа, смерть добродетельного Симоно...

    Слева раздаются насмешливые восклицания, справа — одобрительные крики; среди шума Дюмолар произносит прекрасные слова: «Ропот анархии чтит маны добродетельного магистрата». — «Не лучше ли, — продолжает Дельфо, — умереть с честью, чем жить трусом и без чести?» Шум достигает размеров скандала, когда Дельфо напоминает о банкете, собравшем накануне 20 июня Петиона и триста его друзей под кущами Елисейских Полей. «Это ложь, ложь!» — отвечают несколько голосов. Иснар, Базир, Гюаде, Торне, Бельгард бросаются на середину залы, обвиняя оратора в клевете. «Вот сотрапезники и рассердились!» — кричат справа. Гюаде объясняет, что действительно он и триста депутатов праздновали на банкете годовщину отмены дворянства, но утверждает, что Петион, достойный там быть, на нём не присутствовал. Его коллеги подтверждают это утверждение. Напрасно Дельфо уверяет, что знает этот факт от нескольких других депутатов; беспрестанно прерываемый, беспрестанно освистываемый трибунами, он в конце концов отказывается от слова.

    Счастливее его другой член правой, Дальма из Обена, добивается, чтобы его выслушали. «Великое преступление, — говорит он, — было совершено: величие нации было оскорблено в лице её главы». — «Нет главы!» — восклицают несколько голосов. — «Вооружённая толпа, попирая законы, оскорбила его особу. Где были тогда магистраты народа? Был ли у них пункт сбора? Правда, в некоторых местах находились муниципальные офицеры, но повсюду муниципальная власть отсутствовала. Мэр, однако, прибывает достаточно рано, чтобы быть свидетелем бесчинств, и поздравляет народ с его твёрдостью. Ещё вчера этот самый мэр не оскорбил ли ваше негодование, заявив, что всё было уважено? Он говорит вам о воле окружающего его народа; он, без сомнения, хочет говорить о тех, кто вместе с ним нарушил закон. Он говорит вам о деспотизме департамента; он будет говорить вам о деспотизме всех властей, пока не будет возведён в ту диктатуру, которую ему готовят». Правые требуют напечатания столь мужественной речи, но большинство, заранее стыдясь того, что собирается сделать, отказывает.

    Даверуль пытается возобновить тезис, защищавшийся Дальма, но вскоре смех заглушает его голос. «Раз уж мне суждено быть выставленным на посмешище, как гистриону, — гордо восклицает оратор, — я больше не буду говорить в этом собрании»[36]. И он сходит с трибуны. Взаимные упрёки скрещиваются и сталкиваются. Тарбе, справа, иронически требует, чтобы выслушивали только тех членов, которые хотят говорить в угоду зрителям. Сама левая протестует против нетерпимости трибун. Карно-младший предлагает отправлять на три дня в Аббатство члена, который будет нарушать порядок заседания. Жиро (из Эна), получив слово для внеочередного предложения, говорит: «Департаменты будут судить о том приговоре, который мы сейчас вынесем. Сами парижане будут судить о нас, когда пройдёт их минута опьянения. Я требую поименного голосования». Другой член правой кладёт на стол проект декрета следующего содержания:

    «Национальное собрание, принимая во внимание, что всей Франции доказано, что если муниципалитет Парижа и имеет волю, то не имеет силы помешать нескольким лицам из предместий Сент-Антуан и Сен-Марсель собираться с оружием всякий раз, когда им заблагорассудится, декретирует, что впредь будет проводить свои заседания в Руане или в любом другом городе королевства, где уважают законы».

    Большинство отвергает все контрпроекты, все поправки, отказывается от поименного голосования и принимает, без участия правых в голосовании, декрет, представленный Мюрером:

    «Статья I. Отстранение от должности, произнесённое против мэра Парижа постановлением департамента от 6 июля и подтверждённое прокламацией короля от 11 того же месяца, отменяется.

    Статья II. Национальное собрание откладывает решение по отстранению прокурора коммуны до тех пор, пока он не будет выслушан.

    Статья III. Передача дела в суды отменяется во всём, что касается мэра и муниципальных офицеров.

    Статья IV. Национальное собрание декретирует, что исполнительная власть в течение дня разошлёт две заверенные копии настоящего декрета: одну — департаменту, другую — муниципалитету».

    Делая видимость уступки правым, Собрание декретирует, что министр юстиции в трёхдневный срок представит отчёт о преследованиях, которые должны были быть возбуждены против зачинщиков и виновников событий 20 июня.

  

  
    XVI

    На следующий день, 14-го, праздновался праздник Федерации. Петион явился на нём триумфатором, влача, так сказать, Людовика XVI за своей колесницей, как некогда победоносный Цезарь влачил побеждённых царей Галлии. Но отложим до следующей книги всё, что касается этого торжества — последнего, на котором королевской власти суждено было появиться, прежде чем быть сражённой демагогической секирой, — и проследим до конца последние разветвления событий 20 июня.

    Постановление об отстранении ещё существовало временно для Манюэля, и победа якобинцев не могла быть полной, пока прокурор коммуны в свою очередь не одержит верх над постановлением департамента и королевским решением.

    16 июля Манюэль предстаёт перед решёткой Собрания. Он не мог раньше ответить на оскорбительные подозрения, предметом которых был: он был болен. Нагромождая ложь на клевету, напыщенные сравнения на нелепые антитезы, он извиняется, что ещё занимает законодателей днём, который, по его словам, стал знаменит лишь потому, что двор пожелал наполнить его всеми своими пороками. Он восхваляет муниципалитет и тех чистых патриотов, которые пришли 16 июня водрузить пику в зале ратуши, рядом с мэром. «Там и было её место, — восклицает он, — ибо у Минервы всегда есть таковое». Вторжение во дворец трогает его мало: дворцы королей должны быть открыты, как церкви, и если бы Людовик XVI имел душу Марка Аврелия, он спустился бы в свой сад, чтобы вкусить удовольствие, которого он более недостоин...

    Правые встречают эти наглые нелепости ропотом; трибуны рукоплещут им до изнеможения.

    Манюэль продолжает: «Никогда в Тюильри не было меньше воров, чем в тот день, ибо придворные обратились в бегство; красный колпак почтил голову короля... ему следовало бы быть его короной. Всё прошло в величайшем спокойствии, потому что мэр Парижа проявил у трона власть добродетели. Что касается меня, то, проходя по саду Тюильри без моей перевязи прокурора коммуны, скорее беседуя, чем приказывая, я тем лучше мог успокаивать страсти».

    Чтобы подчеркнуть величие своего поведения, Манюэль громит поведение короля и Лафайета. «Защищайтесь! — кричат ему справа. — Но не клевещите!» Поклеветав ещё, Манюэль отдаётся всему разгулу своего гиперболического воображения: «С тех пор под сводами Лувра, у слияния с цивильным листом, прорывается другой канал, который во тьме роет темницу Петиону; департамент, поражая муниципалитет, показывает, как на празднике закона он изображал закон под видом крокодила[37]... Я требую у вас моей чести, — говорит он в заключение, — ибо я исполнил свой долг; я требую у вас моего места, ибо оно усеяно терниями и опасностями. Мне будет дозволено отдохнуть лишь тогда, когда вы спасёте отечество».

    Несмотря на резкие протесты правых, Собрание голосует прокурору коммуны почести заседания и напечатание его речи.

    Однако комиссия была в затруднении, как мотивировать полное оправдание магистрата, чьё преднамеренное бездействие 20 июня было явной изменой всем его обязанностям. Она не торопилась с докладом. Сообщникам Манюэля пришлось 23 июля представить новое требование, краткая форма которого достаточно показывала, что настало время повиноваться:

    «Законодатели, Манюэль необходим на своём посту. Нижеподписавшиеся его сограждане настоятельно требуют его у вас».

    В тот же вечер прения были открыты; те же фразы, которые произносились в пользу Петиона, были повторены для прославления Манюэля. Напрасно Дельфо и Троншон ещё раз произнесли мужественные слова — всё было заранее решено: оправдать всех. Отстранение прокурора коммуны было отменено, как ранее отстранение мэра, под рукоплескания трибун.

    Людовик XVI санкционировал декрет в пользу Манюэля, как уже санкционировал декрет о Петионе. Желая оставить Собранию всю ответственность за это двойное восстановление, он не заставил ждать своей подписи под оправданием от 23-го, как не заставил ждать её под оправданием от 13-го.

    Но партийные страсти были возбуждены столь яростно, что никто не поставил королю в заслугу его самоотречение. Оно прошло совершенно незамеченным.

    Зато возвращение обоих магистратов было обставлено величайшим блеском. 14 июля Петион был предметом настоящей овации на Марсовом поле. 25-го, в торжественном заседании генерального совета коммуны, Манюэль ознаменовал своё возвращение следующей речью:

    «Господа, я снова занимаю своё место, ибо не заслужил его потерять. Департамент и король могли отстранить меня, но я был сильнее их: за меня были моя чистая совесть и голос — уже не говорят „честных людей“, а „людей добра“. Коммуне не пристало рукоплескать возвращению своих магистратов: им воздали должное; они не пожелали бы помилования. Как и они, Национальное собрание исполнило свой долг. Моя почётная ссылка доставила мне удовольствие, которое я буду чувствовать всю жизнь: я получил от народа такие знаки уважения и привязанности, каких дезертиры коммуны никогда не получат при дворе королей, которым пока ещё есть что давать, кроме денег. Я не нуждался в этом поощрении, чтобы служить ему: и по принципу, и по чувству я всегда защищал его права, а с моим характером не меняются. Моё честолюбие было и всегда будет одним и тем же: заслужить уважение добрых граждан и ненависть злых»[38].

    13 июля, как мы помним, Национальное собрание, амнистируя мэра Парижа, декретировало, что министр юстиции в трёхдневный срок представит отчёт о преследованиях, которые должны были быть возбуждены против зачинщиков и виновников событий 20 июня.

    К назначенной дате Дежоли, хотя ещё не получил официального уведомления о декрете, был в состоянии повиноваться. Мировой судья секции Тюильри составил общий доклад о том, что им сделано и что он предполагал сделать. Министр переслал его председателю, но Собрание едва обратило внимание на это сообщение[39]. Оно было в этот момент всецело занято обвинениями, которые левые не переставали возобновлять против директории департамента, осмелившейся наложить руку на ковчег завета момента — парижский муниципалитет. В самом деле, не было ничего логичнее требования упразднить этот орган; разве он не был только что поражён бессилием?

    Некоторые секции, где ультрареволюционные идеи господствовали почти безраздельно, оказали своё обычное давление, чтобы Собрание сделало рациональные выводы из оправдания Петиона. «Почему, — восклицали на заседании 19 июля делегаты секции Ломбар, — декрет, вернувший нам добродетельного, неподкупного Петиона, не произнёс смертного приговора контрреволюционному департаменту? Почему не рассматривают преступное поведение мировых судей, которые выдают в Тюильри приказы о приводе, являющиеся настоящими летр-де-каше?»

    Члены директории департамента Парижа не пожелали, чтобы их личности долее обсуждались в Собрании. Восемь из девяти, во главе с почтенным герцогом де Ларошфуко, подали в отставку.

    Уходя, члены директории уступили вполне естественной обидчивости; однако, на наш взгляд, они были неправы. Законным порядком они могли быть отрешены от должности лишь за тяжкое нарушение; само Собрание постыдилось бы пойти на такое решение, ибо не осмелилось же оно 8 августа, как мы увидим, предать Лафайета суду. В разгар революционных кризисов государственный служащий — как часовой: он никогда не должен добровольно покидать пост, на который призван доверием своих сограждан. Нельзя допускать, чтобы партии могли думать, будто, отравляя своим противникам жизнь отвращением, скукой и оскорблениями, они сумеют сломить их мужество и решимость.

  

  
    Примечания:

    [1] Мы могли бы без конца нагромождать факты, доказывающие, в какое презрение впали закон и учреждённые им власти. В конце этого тома читатель найдёт три документа, дающих точное представление о состоянии умов в эти времена анархии. Первый исходит от директории департамента; недоверие к исполнительной власти скрывается в нём под формой иронии. Во втором мы видим, как муниципалитет важного города (Шартра) отказывается повиноваться департаментским властям и оспаривает, вероятно, по внушению Бриссо, Петиона и Сержана, — все трое были родом из этого города, — законность акта исполнительной власти. Третий показывает, до какой степени простые частные лица могли безнаказанно доходить в своей наглости по отношению к конституционным властям. Он особенно замечателен тем, что показывает нам молодого Робеспьера, который в Аррасе со всем пылом своего характера принимает на себя роль трибуна, какую его брат должен был играть более осторожно у решётки Законодательного собрания в течение всего периода от 10 августа до созыва Конвента.

    [2] Мы разыскали самый текст доноса Жансонне; он состоит из простой выписки из письма, которое тот прочёл Собранию и которое лишь засвидетельствовал. Эта выписка находится в «Монитёре» от 1 июля, с. 759.

    Мы также разыскали ответ, который Шарль Ламет дал на этот донос, как только он стал ему известен; он столь же благороден, сколь и обстоятелен. Мы приводим его в конце тома.

    [3] Гийом был адвокатом и депутатом третьего сословия Парижа в Генеральных штатах. Он написал циркулярное письмо всем своим прежним коллегам по Учредительному собранию, приглашая их поддержать в своих департаментах сбор подписей, организованный им в Париже. (Это письмо находится в «Монитёре» от 26 июля 1792 г., с. 871.) Гийом был изобличён несколькими корреспондентами, к которым обращался, в частности Гюйо де Сен-Флораном, адвокатом в Арне-ле-Дюке, который позднее вновь появился в Конвенте под именем Флоран-Гюйо, перевернув таким образом своё имя и отбросив «святого», чтобы следовать моде времени. Официальные документы той эпохи представляют такую путаницу, что таблицы «Монитёра», составленные, однако, тщательно, делают из Гюйо два разных лица: одно — члена Учредительного собрания, другое — члена Конвента, не имеющих между собой ничего общего; вот письмо, которое Гюйо написал в «Монитёр» 25 июля 1792 г.:

    «Господин редактор,

    некий господин Гийом, который не является ни Гийомом Завоевателем, ни Гийомом, торговцем сукном из адвоката Пателена, но Гийомом, торговцем петициями, прислал мне свою петицию, чтобы я дал её подписать жителям Семюра, моим согражданам. Я более не его коллега по Учредительному собранию и тем менее желаю числиться среди его корреспондентов, ибо роль самая презренная в моих глазах — это роль мелкого интригана».

    Позднее у Гийома хватило мужества выступить в качестве одного из защитников Людовика XVI перед Конвентом; он был заключён в тюрьму во время Террора, но, забытый в глубине темницы, пережил революционную бурю. Флоран-Гюйо был последовательно послом республики у Гризонов и в Голландии; при Империи он был секретарём совета по призовым делам.

    [4] Эта петиция была покрыта подписями, занимавшими двести сорок семь страниц; число их не достигало двадцати тысяч; тем не менее документ остался под этим числом, подобно тому как петиция против лагеря под Парижем получила название петиции восьми тысяч. Мы скоро увидим наступление времени, когда будет достаточно подписать одну из этих бумаг, чтобы лишиться гражданских прав и даже попасть в проскрипционные списки. «Монитёр» 1792 г., с. 768, и «Журналь де Деба э Декре», с. 279, дают почти идентичные версии петиции двадцати тысяч; мы держали в руках её подлинный текст.

    [5] Петиции секций Круа-Руж, Фонтен-де-Гренель, Бон-Нувель, Тюильри и Ломбар. См. «Монитёр», с. 770 и 774; «Журналь де Деба э Декре», с. 279 и 284.

    [6] Была полночь. См. «Монитёр», с. 775, и «Журналь де Деба э Декре», № 281, с. 27.

    [7] Вот текст второго постановления, принятого директорией департамента Соммы:

    «Директория, узнав от своих комиссаров, что в Париже восстановлено спокойствие, что особа короля в безопасности; принимая во внимание, что своим постановлением от 22-го числа она специально поручила своим комиссарам заботиться о безопасности короля и осведомлять её о происках и заговорах, о которых им могло стать известно; но что эти комиссары, не имея в Париже никакого публичного звания, совершенно лишены средств, необходимых для раскрытия смутьянов, постановляет отозвать их и поручить им доложить о настоящем постановлении министру внутренних дел».

    [8] Мы пользовались отчётами «Монитёра», «Журналь де Деба э Декре» и «Логографа». Последний, бесспорно, наиболее полон в описании этого эпизода, который большинство наших предшественников даже не упомянули.

    В тот же вечер министр внутренних дел написал председателю Собрания письмо, которым инцидент завершился.

    «Париж, 2 июля 1792 года, IV год свободы.

    Господин председатель,

    я проверил факты, о которых был допрошен сегодня утром Национальным собранием, и признал: 1) что департаментское постановление Соммы включено в число документов, относящихся к дню 20 июня, печатание которых я приказал; 2) что я не отдавал приказа о рассылке постановления Соммы по восьмидесяти двум департаментам и что оно не было разослано моими канцеляриями.

    С уважением, господин председатель, ваш покорнейший и послушнейший слуга

    ТЕРРЬЕ, министр внутренних дел».

    [9] Этот циркуляр приведён полностью в «Парламентской истории», т. XV, с. 250.

    [10] Впоследствии министр военной администрации при Империи и граф де Сессак.

    [11] «Логограф», заседание 3 июля, с. 32.

    [12] См. «Логограф», с. 34. «Журналь де Деба э Декре», № 280, с. 11, упоминает лишь о возражении Даверуля. «Монитёр», с. 770, ограничивается текстом декрета.

    [13] Таково происхождение знаменитых представителей народа при армиях. Вопреки распространённому мнению, эта мысль принадлежит Законодательному собранию и депутату правой — Пасторе, который, конечно, не подозревал, что предлагает меру в высшей степени революционную и что он вручает законодательной власти управление и верховное руководство военными делами.

    [14] Любопытно видеть идею, столь часто ставившуюся в упрёк жирондистам, высказанную Торне прежде, чем так называемые федералисты хотя бы подумали обсуждать её на своих самых сокровенных собраниях.

    [15] Заявление, сделанное 5-го Дежоли, было разрешено Людовиком XVI. Мы разыскали записку, целиком написанную рукой этого государя, которая удостоверяет, что по выходе из заседания 4-го министр юстиции пришёл сообщить королю о возражениях, поднятых левой, и что щепетильный монарх, поразмыслив, счёл нужным сохранить самые выражения своего послания. Записка гласит:

    «Я перечитал и рассмотрел, сударь, моё вчерашнее письмо к Собранию и не вижу, чтобы из моих слов можно было вывести дурные заключения. Я остаюсь при мысли, что объяснение новым письмом не было бы ни необходимым, ни достойным; но вы можете отправиться в Собрание и дать это объяснение устно, если будет надобность.

    ЛУИ».

    [16] «Монитёр», № 189, с. 790.

    [17] «Журналь де Деба э Декре», № 285, с. 107. «Монитёр», с. 794.

    [18] См. официальные письма, напечатанные в «Ревю ретроспектив», т. I, 2-я серия, с. 203–204.

    [19] См. в «Ревю ретроспектив», т. I, 2-я серия, доклад Гарнье, Левийяра и Демотора.

    [20] «Монитёр» содержит на с. 827 и 828 доклад Рёдерера почти целиком. Он вставлен в речь Бриссо, о которой мы скажем ниже.

    [21] Шесть недель спустя почтенный герцог де Ларошфуко заплатил жизнью за своё мужественное сопротивление народным увлечениям; он был зарезан на руках у жены и матери, на дороге из Руана в Париж, шайкой исступлённых, посланных повстанческой коммуной 10 августа. Мы подробно расскажем о его смерти в одном из следующих томов.

    [22] «Монитёр», с. 803, № 193, содержит текст этого постановления лишь с подписями председателя и секретаря; мы разыскали самый подлинник этого памятника гражданского мужества, одного из прекраснейших, какие только содержит история нашей страны; он подписан: Ларошфуко, председатель; Брусс, Ансон, Гравье де Верженн, Левийяр, Жермен Гарнье, Демёнье, Дефоконпре, Дюмон, Лефевр д'Ормессон, Барре, Туэн, Андель, Шартон, Байи, Демотор, де Жюссьё, Даву, Трюдон, Пинорель; Блондель, секретарь. Рёдереру, в качестве генерального прокурора-синдика, было поручено сообщить постановление генерального совета департамента мэру Парижа. Но, по своему обыкновению, он одновременно написал ему официальное письмо и неофициальную записку. Записка помечена тем самым часом, когда генеральный совет только что вынес свой вердикт (четыре часа утра); послание, сопровождавшее подлинное производство, помечено семью часами позже (одиннадцать часов). Вот оба эти документа, которые нам посчастливилось разыскать.

    «Сударь,

    имею честь препроводить вам доклад комиссаров, которым поручено рассмотрение дела 20 июня. Сегодня вечером, как только совет утвердит протокол заседания, я позабочусь переслать его вам; он содержит мои заключения, моё мнение и предварительные постановления, к которым мои заключения дали повод.

    Генеральный прокурор-синдик департамента Парижа

    РЁДЕРЕР».

    Записка имеет следующую надпись:

    «Господину Петиону лично, в мэрию».

    А на внутреннем сгибе: «Вам лично».

    «Друг мой, поздравляю вас; совет только что отстранил от должности прокурора коммуны и мэра Парижа. Я не желал вам столько добра, признаюсь; обнимаю вас. Вот уже две ночи я провожу без сна. Совет расходится; четыре часа утра. Я велю напечатать речь, весьма наспех прочитанную мною им по этому делу, и распорядился внести мои заключения в протокол. Хоть бы и мне нашёлся кто-нибудь, кто отстранил бы меня, пока нас не вздёрнут!

    РЁДЕРЕР».

    Друг в этом случае заставлял магистрата забывать серьёзность положения; он видел в этом отстранении мэра Парижа лишь повод для шутки, лишь случай торжества для Петиона; он желал разделить его участь и хотел быть повешенным вместе с ним. Его последнее желание едва не сбылось. Менее чем через год Рёдерер был включён 2 июня 1793 г. в проскрипцию Петиона и его сторонников; он был вынужден скрываться и обязан жизнью лишь самоотверженности нескольких друзей. Счастливее Петиона, он пережил революционную бурю, стал графом Империи и отдыхал на курульном кресле сенатора от невзгод, перенесённых им в качестве генерального прокурора-синдика департамента Парижа.

    [23] «Хроника пятидесяти дней», с. 172–173.

    [24] Дежоли, новый министр юстиции, получил от короля поручение сделать доклад по этому делу в совете вместо министра внутренних дел Террье-Монсьеля, который устранился под предлогом, что, будучи обязанным предоставлять официальные сведения департаменту, он должен взять самоотвод. Дежоли подготовил два проекта королевского постановления: один в духе милосердия, другой в духе строгости. Возобладал последний; он находится в «Монитёре», с. 822. Наши разыскания позволили нам найти и контрпроект. Мы приводим в конце этого тома этот документ, интересный во многих отношениях.

    [25] «Журналь де Деба э Декре», № 289, с. 157.

    [26] Эта сцена описана в «Журналь де Деба э Декре», № 284, с. 84–87, и в «Логографе», с. 232–236. «Монитёр» не говорит о ней ни слова. По одному этому примеру можно судить о его беспристрастии и точности.

    [27] Речь, или, вернее, докладная записка Бриссо, содержащая общую картину положения Европы со времени Французской революции, занимает не менее семи столбцов «Монитёра».

    [28] «Журналь де Деба э Декре», № 287, с. 133. «Монитёр», с. 807.

    [29] «Монитёр», с. 809, 810 и 811.

    [30] См. документ, приложенный к докладу Гойе о бумагах, найденных в железном шкафу, под шифром DXXI. Шесть министров заявляют в нём Людовику XVI, что решились подать в отставку, дабы доказать нации, что Национальное собрание действует так, чтобы уничтожить всякое правительство, и что есть основание думать, что подобное решение произведёт весьма значительное впечатление на общественное мнение. Пятеро из этих министров настояли на своём решении, один лишь отказался от того, что торжественно объявил; это был как раз тот самый, который говорил от имени своих коллег. Дежоли сохранял печати до самого падения монархии и был вынужден, как мы увидим в книге VIII, приложить их к декрету о низложении монарха. Конечно, Людовик XVI не подозревал, когда вручал их Дежоли, для какого конечного употребления они должны были послужить.

    [31] «Журналь де Деба э Декре», № 888, с. 446. «Монитёр», с. 811.

    [32] Мы разыскали письма, которыми Людовик XVI уведомлял Законодательное собрание о назначении или отставке своих официальных советников. Эти письма написаны целиком рукой короля, на клочках бумаги, которые, конечно, не имеют ничего официального; но, с другой стороны, они контрасигнованы министром, что лишает их всякого характера частной переписки.

    [33] Жирондист Мазюйе обличал 12 июля 1792 г. кровавый трибунал, который, по его словам, заседал в Тюильри и который был совершенно невиновен в приказах о приводе, в выдаче которых его обвиняли против тридцати депутатов. Какое имя даст он революционному трибуналу, который отправит на эшафот 31 октября 1793 г. двадцать двух его друзей, а его самого приговорит к смерти (29 вантоза II года) на основании простого установления его личности? Конвент объявил его вне закона за то, что он уклонился от приказа об аресте, изданного против него.

    [34] «Монитёр» даёт текст этого письма на с. 828. Мы держали в руках подлинник и установили, что подпись действительно сделана иным почерком, чем текст письма.

    [35] См. доклад на с. 828–830 «Монитёра».

    [36] Даверуль, голландский патриот, нашедший убежище во Франции, которого департамент Арденны послал заседать в Законодательном собрании, несколько дней спустя подал в отставку и отправился в армию, где имел чин полковника. После событий 10 августа, которые он так хорошо предчувствовал, Даверуль лишил себя жизни, чтобы не попасть в руки своих врагов.

    [37] «Логограф», с. 211 тома XXIV.

    [38] Менее чем через год Манюэль, став мишенью самых яростных угроз со стороны трибун Конвента, подал 19 января 1793 г. в отставку с депутатского звания и удалился в Монтаржи, свой родной город. Там он едва не был растерзан чернью. Вырванный окровавленным из рук убийц, он был препровождён как пленник в Орлеан, оттуда передан революционному трибуналу Парижа и приговорён к смерти 27 брюмера II года (17 ноября 1793 г.).

    Таковы были знаки уважения и привязанности, которые дал ему в 1793 г. этот народ, столь исступлённо ему рукоплескавший в июле 1792 г.!

    [39] Мы приводим в конце этого тома письма министра юстиции и доклад мирового судьи Менжо, которые нам посчастливилось разыскать.

  

  
    I

    С приближением 14 июля федераты начали стекаться в Париж. Едва прибыв, они оказывались окружены вожаками предместий, их вели в зал на улице Сент-Оноре, перед ними произносили речи самые знаменитые якобинцы; как было им не опьянеть от собственной значимости?

    Робеспьер сочинил в их честь, в самом напыщенном своём стиле, нечто вроде дифирамба, который начинался так:

    «Привет защитникам свободы, привет великодушным марсельцам, подавшим знак святой федерации, которая их соединяет! Привет французам восьмидесяти трёх департаментов, достойным соперникам их мужества и гражданственности! Привет могучему, непобедимому отечеству, собирающему вокруг себя цвет своих бесчисленных детей, вооружённых для его защиты! Пусть дома наши будут открыты братьям нашим, как и сердца наши; бросимся в их объятия, и пусть нежные объятия святой дружбы возвестят тиранам, что мы не потерпим иных цепей.

    Великодушные граждане... вы пришли не для того, чтобы дать пустое зрелище столице и Франции. Ваша миссия — спасти отечество. Не покидайте этих стен, не решив в сердцах ваших спасение Франции и рода человеческого. Граждане, отечество в опасности! Отечество предано! О! сражайтесь за свободу мира! Судьбы нынешнего и грядущего поколений в ваших руках — вот мера нашей мудрости и вашего мужества»[1].

    В то же время, когда марсельский муниципалитет отправлял свой грозный отряд, он послал Собранию адрес, который был настоящей программой дня 10 августа. «Наследственность королевской власти, — говорилось в нём, — освящённая в пользу клятвопреступной расы, есть привилегия, ниспровергающая свободу. Нация, освободившаяся от всех прочих, не может более её терпеть. Неприкосновенность короля, который подло бежал, который не перестаёт посредством цивильного листа питать неиссякаемый источник измен и злоупотреблений и который своим отлагательным вето возносит волю одного над волей всех, есть нелепость, противная разуму и национальному интересу. Пусть исполнительная власть назначается и отрешается народом, как и прочие должностные лица!»

    Когда этот адрес был прочитан в Собрании, Мартен (из Марселя), тот, кого Мирабо прозвал Справедливым, человек честнейший из всех и долго пользовавшийся в своём родном городе самой блистательной популярностью, произнёс следующий благородный протест: «Этот дерзко преступный адрес сам по себе достаточен, чтобы навсегда обесчестить марсельскую коммуну. Я обязан перед Собранием, перед самим собой и перед моими доверителями заявить, что это дело рук нескольких смутьянов, захвативших должности, а не марсельцев, которые суть добрые граждане... Вы должны перед Марселем, стонущим под властью этих смутьянов, громко выразить своё неодобрение... Я требую, чтобы подписавшие были строго наказаны». Несколько членов правой требовали декрета об обвинении против авторов подобного призыва к мятежу; но, по требованию Лакруа и Камбона, которые, однако, не осмелились оправдывать высказанные воззрения, Собрание ограничилось отсылкой этого адреса в свою чрезвычайную комиссию, приказав ей уже на следующий день доложить о результате своих совещаний.

    Следующий день был 13 июля; комиссия Двенадцати была всецело занята докладом о восстановлении Петиона.

    Праздник Федерации 14-го явился новым отвлечением, и о дерзком послании, которому марсельский батальон должен был месяц спустя дать новое издание, несравненно более знаменательное, больше не заговаривали.

    Эта вторая федерация[2] была столь же мрачной, сколь первая — блистательной; одна вся сияла радостью и надеждой, другая была полна тревог и смут. В 1790 году сердца устремлялись навстречу сердцам; партии, едва обозначившиеся, забывали свои разногласия в братском объятии. В 1792 году иллюзии были уничтожены, сердца изъязвлены, души переполнены горечью и гневом. Поцелуй Ламуретта, ещё не остывший на щеках тех, кто им обменялся, с тех пор как его назвали поцелуем Иуды, отрекался даже теми, кто легче всего отдался этому сентиментальному порыву.

    Все официальные церемонии похожи одна на другую. Тайные мысли действующих лиц находятся в вопиющем противоречии с произносимыми ими речами; приносятся клятвы, которые, как известно, невозможно сдержать; торжественно объявляется, что эра революций только что закрылась, в тот самый момент, когда её готовятся вновь открыть; на устах — слова согласия и примирения, в глубине сердца — чувства ненависти и мести.

    Собрание декретом от 12 июля установило церемониал, который надлежало соблюдать на празднике 14-го. Председатель прочёл формулу присяги, каждый депутат отвечал отдельно; затем король принёс ту присягу, которую конституция особо на него возлагала; наконец, гражданскую присягу произнёс командующий парижской национальной гвардией, и все граждане повторили общим хором эти сакраментальные слова: «Клянусь».

    Король был помещён слева от председателя, без промежуточного лица. Людовик XVI был печален и покорен; когда, окружённый членами Национального собрания, он поднимался по ступеням алтаря отечества, можно было подумать, по прекрасному выражению госпожи де Сталь, что видишь жертву, добровольно идущую на заклание[3]. Все народные почести достались Петиону, подлинному королю дня. Со всех сторон слышались вопли: «Петион или смерть!»; слова эти были написаны на всех знамёнах; люди с пиками, бунтовщики из предместий носили их начертанными мелом на шляпах. Глядя на восторг, предметом которого он был, Петион мог поверить в вечность своей популярности. Год спустя, день в день, он был объявлен вне закона, и те же самые люди кричали: «Петиона — на смерть!»

  

  
    II

    Якобинцы хорошо понимали, что Лафайет — главное препятствие к осуществлению их замыслов. Поэтому уже на другой день после праздника Федерации и триумфального возвращения Манюэля и Петиона в ратушу они соединили все свои усилия, чтобы добиться предания генерала суду. Комиссия Двенадцати была мало расположена к этой крайней мере. Она не могла уклониться от выражения своего мнения, но решила начать столь щекотливое дело с рассмотрения теоретического вопроса: есть ли в конституции статья, запрещающая право петиций генералам и высшим агентам публичной силы? Докладчик Лемонте ответил отрицательно и предложил закон, который, постановляя на будущее, запрещал: 1) армейским генералам, главнокомандующим отрядами, крепостями и т. д. обращаться к конституционным властям с петициями, в которых рассматривались бы предметы, чуждые их военным обязанностям или их личным интересам; 2) военным, состоящим на действительной службе, и национальным гвардейцам-волонтёрам представлять петиции от коллективного имени[4].

    Левая, казалось, торопилась выслушать и обсудить доклад Двенадцати; но, видя, что ей невозможно будет подвергнуть генерала Лафайета наказанию за должностное преступление и отрешению от должности, которые декрет предлагал применять к будущим нарушениям, она внезапно переменила тактику и потребовала отложить всякое обсуждение до тех пор, пока комиссия не выскажет своего мнения по частным вопросам, которые возбуждал личный шаг Лафайета.

    Но прения вскоре возобновились по случаю прибытия Люкнера в Париж. Он находился там уже два дня, и декрет предписал ему: 1) отчитаться перед Собранием о приказах, полученных им от военного министра, и о тех, которые он сам отдавал с начала кампании; 2) представить состояние всего, что необходимо для обеспечения успеха будущих операций.

    Маршал отвечал, что он должен сноситься лишь с королём, своим верховным начальником, и с министром, которому поручено передавать королевские приказы; что, впрочем, благоразумие предписывает ему тайну операций кампании. Но вместо того чтобы сохранить эту столь же твёрдую, сколь и достойную позицию, старый маршал явился в чрезвычайную комиссию; там он подробно объяснялся в присутствии множества депутатов и оставил записки о силах, которыми мог располагать. Из этих записок, прочитанных в публичном заседании, следовало, что Люкнер имел лишь 70 000 человек, которых мог противопоставить 200 000 австрийцев, пруссаков, гессенцев, русских, сопровождаемых многочисленными эмигрантами; что кадры линейных войск, вместо того чтобы пополняться, с каждым днём редели; что батальоны национальных гвардейцев не укомплектованы, дисциплина бессильна, наконец, что невозможно защищать границы с армией, настолько уступающей по численности армии захватчиков.

    Сообщение этих сведений вызывает самые резкие упрёки. Камбон упрекает военный комитет и комиссию Двенадцати в сокрытии правды; Карно обвиняет маршала в том, что в комиссии он говорил тоном гораздо более успокоительным.

    Вскоре, усиливая замешательство, приходит письмо от Дюмурье. Тот, выйдя из министерства, был отправлен под начальство Люкнера в Северную армию; он воспользовался отсутствием своего начальника, чтобы написать прямо в Собрание и сделать весьма многозначительные авансы крайней партии, в которой он своим чутьём к будущему предугадывал скорого единственного хозяина положения.

    «Поскольку я не знаю, существует ли военный министр, — писал Дюмурье, — поскольку из двух армейских генералов один находится в пути к Мозелю или в Париже, а другой почти на той же дороге, поскольку я временно командую, я считаю долгом отчитаться перед вами, как и перед исполнительной властью, о положении вещей». Генерал заявлял, что ничего не понимает в операциях, продолжение которых ему поручено; что, впрочем, ему не хватает инструкций, продовольствия, денег и т. д.; наконец, он спрашивал, что ему делать перед лицом врага, гораздо более многочисленного, чем его армия.

    Это письмо, естественно, становится сигналом нового волнения. Люкнера обвиняют во лжи, даже в измене; со всех сторон требуют доклада по делу, господствующему над всеми прочими, — по делу генерала Лафайета. Правые, отлично понимающие серьёзность положения, настаивают не менее левых. «Нельзя, — говорит Дюмолар, — бесконечно откладывать, накануне сражения, рассмотрение поведения генерала. Разве для победы ему не нужно всё доверие его армии?»

    Наконец, после долгого обмена репликами Собрание решает, что прения состоятся завтра в полдень и будут продолжаться, отложив все прочие дела.

  

  
    III

    19 июля Мюрер пришёл прочитать от имени чрезвычайной комиссии столь нетерпеливо ожидаемый доклад. Доклад этот был прост и краток. Чрезвычайная комиссия рассмотрела письмо, написанное генералом Национальному собранию 16 июня, петицию, представленную им лично 28-го, и его новое письмо от 29-го. Она поставила себе два вопроса: 1) могут ли начальники вооружённой силы обращаться с петициями? 2) преступно ли поведение Лафайета или только заслуживает порицания? По первому вопросу доклад уже был сделан. Относительно второго комиссия признавала, согласно Конституции и Декларации прав человека, что никакой гражданин, кем бы он ни был, не может быть судим и осуждён иначе как в силу закона, предшествовавшего правонарушению. Но поскольку никаких пределов осуществлению права петиций ещё не было установлено, Лафайет не нарушил никакого законного постановления. Следовательно, Собранию не надлежало вменять в преступление шаг генерала; оно могло лишь обсуждать проект, представленный ему четырьмя днями ранее Лемонте.

    Против этого вывода левые протестуют; они требуют, несмотря на вчерашнее решение, отсрочки всякого обсуждения на три дня, чтобы иметь время обдумать доклад комиссии. «Вы говорили иначе в деле Петиона, — возражают справа, — вы хотели решать без перерыва, не выслушав чтения ни одного документа». — «Клевета ещё недостаточно созрела», — восклицает Кальве. Левые, чтобы запугать друзей генерала, требуют поименного голосования по отсрочке. Трибуны не перестают издавать яростные вопли. Председатель беспрестанно призывает их к благопристойности, но его авторитет не признают, и заседание вынужденно закрывается среди ужасающего шума.

    На следующий день положение меняется вследствие неожиданного перемещения большинства внутри чрезвычайной комиссии; другой докладчик, Лакюэ, приходит заявить, что новое рассмотрение позволило обнаружить воинское преступление в том, что произошло в Центральной армии, и что поэтому ему поручено представить декрет следующего содержания:

    «Национальное собрание, принимая во внимание, что закон запрещает вооружённым отрядам обсуждать, и что адреса и петиции, пришедшие из Центральной армии, очевидно доказывают, что закон был нарушен, поручает исполнительной власти письменно, в восьмидневный срок, доложить ему о дисциплинарных наказаниях, наложенных генералом на тех, кто нарушил закон или допустил его нарушение, или о мерах, принятых самой исполнительной властью для достижения исполнения закона и должного ему возмещения».

    Франсуа де Нёфшато, полагая упростить дело, предлагает порядок дня с напоминанием о законе и внушением председателя генералу Лафайету, который-де заблуждался. Но это предложение, весьма дурно принятое левыми, яростно отвергается правыми; она не желает оскорбительного помилования для защитника порядка и Конституции.

    Итак, предложение единогласно отклоняется посредством предварительного вопроса, и всё заседание проходит в слушании ораторов левой, которые именуют генерала опасным гражданином, преступным интриганом, новым Монком; они ежеминутно воскрешают воспоминания о 17 июля 1791 года, о том дне, когда Лафайет, по их словам, с заранее обдуманным намерением дал перерезать патриотов на Марсовом поле.

    На следующий день, 21 июля, Ласурс вновь открывает прения тщательно подготовленной речью:

    «Я пришёл сокрушить идола, которому долго кадил, — восклицает он. — Я пришёл изобличить того, кто, разведясь со свободой, с которой некогда сочетался в Америке, покинул свою армию, чтобы напасть на якобинскую фракцию».

    Что он разумеет под якобинской фракцией?

    «Не внушительную ли массу друзей свободы? Не большинство ли самого Законодательного корпуса? Достойный соперник Буйе, Лафайет говорит тем же языком, что и заговорщики из-за Рейна. У него те же виды, те же желания, что у врага, против которого он, генерал, обязан носить оружие; как Леопольд и Кауниц, он хочет защищать короля от этой мнимой якобинской фракции... Он приходит говорить нам об уничтожении господства клубов, он, превративший в клуб свою армию!.. Так вот, я изобличаю Лафайета в том, что он употребляет все средства, чтобы ослеплять, обманывать, соблазнять солдат. Лафайет хотел двинуть войска на столицу и вовлечь храброго Люкнера, который был непоколебим, в этот акт злодейства и государственной измены. Предложение это было сделано Люкнеру господином Бюро де Пюзи. Я ссылаюсь здесь на свидетельство тех моих коллег, которым этот гнусный проект был раскрыт одновременно со мной: это господа Бриссо, Гюаде, Жансонне, Ламарк и Дельма; я требую, чтобы был допрошен сам маршал Люкнер, и, если останется малейшее сомнение в гнусном покушении, в котором я здесь обвиняю Лафайета, я согласен сам быть столь же подлым, столь же виновным, столь же строго наказанным, столь же проклятым, как этот изменник, одно имя которого заставляет меня содрогаться».

    Левая ожидала величайшего действия от этого изобличения, но Собрание сначала уделяет ему лишь посредственное внимание; Дюмолар, хотя и часто прерываемый смехом и ропотом трибун, энергично берёт на себя защиту Лафайета.

    Почему генерал не мог бы подавать петиции, как всякий другой гражданин? Именно для того, чтобы помешать своей армии обсуждать, что было бы незаконно, он приехал в Париж и от своего собственного имени выразил то, что она думает. Лафайет предстал перед решёткой Собрания один и безоружный. Как можно было сравнивать его с Цезарем, переходящим Рубикон? Однако клевета, искусно организованная, захотела увидеть преступление в этом шаге; возмутители, обвинённые другом конституционной свободы, подстрекнули тех, кого они именуют народом.

    Левая резко прерывает. «И я тоже уважаю, чту народ!» — восклицает Дюмолар. — «Ну так он вас не уважает!» — нагло отвечает ему Базир. Дюмолар не удостаивает ответом эту странную реплику и продолжает:

    «Да, я уважаю народ, я вижу в нём моего государя. Но я не признаю народа в ораторах кафе и площадей; в бумагомарателях, чьё перо выводит лишь кровавые знаки и чьё воображение насыщается лишь злодеяниями; в этих людях без известных средств существования, без определённого занятия, которые являются не столько составной частью общественного тела, сколько позорной проказой, пожирающей и снедающей его. Вот кто приводит в движение и направляет легковерную толпу; вот кто изобрёл искусство оправдывать преступления и узаконивать мятежи; вот кто собрался вместе, чтобы составить это мнимое общественное мнение, осуждающее Лафайета»[5].

    Здесь происходит настоящее возмущение трибун. Председатель грозит принять против них меры. — «Не обращайте внимания, — восклицает один монтаньяр, — это женщина оплакивает сына, убитого на Марсовом поле!»

    Торне, знаменитый конституционный епископ Шера, сменяет Дюмолара; он направляет самые резкие нападки против Лафайета и воздаёт самую напыщенную хвалу дню 20 июня. Вот странное описание, которое он ему даёт:

    «Многочисленный народ собирается с оружием, чтобы отпраздновать гражданский праздник; он появляется в лоне Законодательного корпуса; он развёртывает там всё величие свободного народа. Воздав почести своим избранным представителям, он направляется спокойно и с тем же достоинством к своему наследственному представителю. Никогда народ не являл взору монарха столько силы, достоинства, умеренности и одновременно уважения к его особе и к закону. Никогда король не был окружён более достойно; рубища добродетели заняли место позолоты всех пороков. Этот народ бросал на королевскую роскошь лишь взгляды презрения; в его глазах сочетались упрёк и любовь, недовольство и сдержанность; на его устах была истина без оскорбления, а в его руках — сила, великая сила без посягательства... Никогда у короля не было двора, более достойного отца народа, и никогда сам он не имел популярности более трогательной и спокойной; если у него и было мгновение недоверия, оно вскоре уступило место безопасности и завершилось восхищением»[6].

    Торне заканчивает свою речь, ополчаясь против «чумных внушений двора, тайных ужасов адского судопроизводства, происков фейянов и всех животных, вскормленных в зверинце цивильного листа»[7].

    Не удостаивая ответом речь священника-монтаньяра, друзья генерала Лафайета требуют голосования. Но левая хочет выиграть время, чтобы придать плоть изобличению, объявленному Ласурсом. В самом деле, если бы это изобличение было принято, Лафайет оказался бы уже не генералом, виновным лишь в неосторожном шаге, а заговорщиком, пойманным с поличным в злоумышлении против безопасности государства, изобличённым собратом по оружию, не пожелавшим примкнуть к его противообщественным замыслам.

    Трибуны были полны так называемых федератов. С начала заседания гроза уже рокотала, но после речи Торне она разразилась. Председатель вынужден надеть шляпу, однако нарушители порядка не прекращают своего ужасающего бесчинства. Председатель грозит силой удалить завсегдатаев трибун и их друзей из департаментов; но те сами бросаются вон из зала с воплями.

    В Собрании волнение достигает высшей точки; все ждут вторжения черни. Множество депутатов восклицают: «Мы сумеем умереть на своём посту! Мы не можем больше совещаться здесь, свобода мнений нарушена, нет больше Национального собрания!»

    Но председатель Обер-Дюбайе успокаивает волнение, призвав к порядку членов, только что выразивших опасения. «Национальное собрание, — говорит он спокойно, — не может ни на миг перестать существовать; оно сумеет отправиться заседать в любое другое место королевства». — «Да, — восклицает Кальве, — мы сумеем дать отпор австрийцам и пруссакам; поедем, если нужно, в Мобёж; но мы не можем долее оставаться в месте, где не уважают более ни закона, ни его органов»[8].

    Наконец председатель может снять шляпу; заседание возобновляется, и требуют закрытия прений. Но Гюаде овладевает трибуной и кладёт на стол надлежащим образом составленное изобличение против Лафайета.

    «Некоторые члены Национального собрания, имев случай видеть господина маршала Люкнера 17 июля вечером у господина епископа Парижского, спросили его, правда ли, что ему предлагали от имени господина Лафайета двинуться на Париж с его армией после события 20 июня. Господин маршал Люкнер ответил в следующих выражениях:

    „Я не отрицаю: это господин Бюро де Пюзи, тот, который был, кажется, трижды председателем Национального собрания. Я ответил ему: сударь, я никогда не поведу армию, которой командую, иначе как против внешних врагов. Лафайет волен делать, что хочет; но если он двинется на Париж, я двинусь на него и его отколочу. Тогда господин Бюро де Пюзи сказал мне: но жизнь короля в опасности! Вот что он мне сказал, и они делали мне другие предложения, которые ещё ужаснее“.

    Таковы собственные выражения господина маршала Люкнера, которые мы слышали и которые удостоверяем»[9].

    Тотчас после чтения этого документа Жирарден требует, чтобы Гюаде подписал его на столе секретарей; Гюаде это делает, и его примеру следуют Бриссо, Жансонне, Ламарк, Ласурс и Дельма.

    Правые, тем не менее, настаивают на немедленном решении по докладу комиссии Двенадцати, с тем чтобы позднее, после расследования, вернуться к новому обвинению, возводимому на генерала; но прения внезапно прерываются одним из дежурных офицеров, который приходит объявить председателю, что огромная масса людей направляется к дворцу и к Собранию. Слышно, как звонят в набат в церкви Сен-Рош. В то же мгновение появляется бог, усмиряющий бури, — мэр Петион[10].

    «Опасались движения, — говорит он, — я вмешался, всё спокойно. Правда, некоторые граждане хотели войти в сад Тюильри; я воспротивился, они повиновались».

    Трибуны и левая устраивают Петиону овацию, когда он, отказавшись от почестей заседания, предоставленных ему Собранием, удаляется, чтобы идти туда, куда призывает его долг. После его ухода левая требует отсрочки всякого решения в отношении генерала Лафайета до тех пор, пока не будет выяснен факт, выдвинутый Гюаде и его друзьями. Во всяком многочисленном и взволнованном собрании предложения об отсрочке всегда пользуются верным успехом, потому что к ним присоединяются люди слабые и робкие, чтобы избавиться от необходимости принимать немедленное решение; они не предвидят, что положение часто лишь ухудшается и что трудное сегодня становится невозможным завтра.

    Несмотря на энергичные протесты правой, отсрочка принимается большинством.

  

  
    IV

    Беспорядки[11], усиленные внезапным выходом федератов, возникли из-за сборищ, которые вызывало у подступов к Тюильри закрытие сада — закрытие, последовавшее на другой день после 20 июня и с тех пор сохранявшееся. Мера эта была принята, чтобы избавить короля и королеву от самых грубых оскорблений. Федераты во всё горло распевали, увидев королеву гуляющей в саду, куплеты вроде следующих:

    «Госпожа Вето обещала

    Весь Париж велеть перерезать...»

    Когда сторожа захотели заставить певцов замолчать, последовала потасовка, в которой одному из лиц, сопровождавших королеву, пришлось, чтобы отогнать наглецов, ударить их плашмя саблей. Федераты тотчас отправились в Национальное собрание изобличать это посягательство на величие французского народа и удостоились почестей заседания[12].

    Гордясь столь прекрасным подвигом, они в следующие дни снова стали бродить вокруг сада Тюильри. Чернь последовала за ними, подстрекаемая якобинцами; те распустили слух, что решётка закрыта потому, что дворец наполняется оружием и заговорщиками. После беспорядков 21 июля этот слух повторялся с большей настойчивостью; к сведению робких депутатов добавляли, что двор, владея террасой Фейянов, держит в своих руках подступы к Национальному собранию и может в один прекрасный день ввести в зал его заседаний приспешников деспотизма. Фоше, воспользовавшись этими новыми толками, потребовал срочно декретировать, что аллея Фейянов будет отныне включена, для нужд полиции, во внешнюю ограду Национального собрания, от ворот двора Манежа до ворот Оранжереи. Правые хотели воспротивиться этому захвату, добиться по крайней мере, чтобы королю было дано время возвести стену между террасой и садом. Эти замечания не были выслушаны; большинство, боявшееся вторжения «рыцарей кинжала», с готовностью приняло предложение Фоше. С этих пор бунтовщики стали хозяевами одного из главных подступов к Тюильри. Они постоянно держались на террасе Фейянов, оскорбляя гуляющих, ещё осмеливавшихся рисковать появляться в саду, и измеряя глазами последние линии обороны, которые королевская власть могла ещё им противопоставить.

    За этой победой Фоше последовал новый триумф, одержанный левой в пользу трибун, её верных союзниц. Трибуны 21 июля были столь буйны и наглы, что правые сочли возможным предпринять последнее усилие для обуздания их всё возраставшей тирании.

    На другой же день после этого Дёзи, один из самых уважаемых и мужественных конституционалистов, требует мер, чтобы заставить зрителей хранить молчание. Это предложение, естественно, встречается самыми яростными возгласами левой. Торне требует отослать предложение в португальскую инквизицию. Шудьё заявляет, что оно может исходить лишь от депутатов, забывающих уважение, должное народу, их государю и судье...

    При этих словах поднимается ужасающий шум, который председатель Обер-Дюбайе не может унять. «Уж не боитесь ли вы?» — кричат ему. «Когда у вас будет моё мужество, вы сможете так говорить», — отвечает прерывателю тот, кому год спустя предстояло прославиться защитой Майнца.

    Правые, боясь потерпеть поражение, настаивая на принятии новых мер, просят лишь о том, чтобы вновь напечатать и расклеить на трибунах закон, запрещающий всякие знаки одобрения или неодобрения. Им отказывают в этом почти смехотворном удовлетворении; Собрание переходит к порядку дня, мотивированному существованием закона, и тем самым освящает господство, с каждым днём всё тяжелее над ним тяготевшее.

  

  
    V

    22 июля, по предложению Лакруа, был издан декрет следующего содержания:

    «Национальное собрание декретирует: 1) что господин Бюро де Пюзи обязан явиться к его решётке, чтобы дать отчёт, насколько это его касается, о факте, изобличённом господином Жансонне и относящемся к замыслу двинуть обе армии на Париж; 2) что господа Люкнер и Лафайет дадут раздельно и письменно положительные объяснения по тому же факту и что копия изобличения будет им послана вместе с настоящим декретом».

    До 28 июля, несмотря на живые и непрестанные требования якобинцев и их друзей, Лафайетом в Собрании не занимались. Наконец в этот день председатель получил следующее письмо:

    «Господин председатель,

    я прибыл в Париж, как только смог сообразоваться с декретом Законодательного корпуса, который меня вызвал; я жду, пока ему угодно будет принять объяснения, которых он от меня требует, и, поскольку другие, не менее важные обязанности призывают меня на пост, который я покинул, я живо желаю, чтобы Национальное собрание соблаговолило ускорить минуту, когда оно меня выслушает, и возвратить мне свободу вернуться к моим обязанностям.

    С уважением и проч.

    Подписано: БЮРО ДЕ ПЮЗИ, капитан инженерного корпуса.

    Париж, 29 июля 1792 года, IV год свободы».

    Друг генерала Лафайета немедленно допускается к решётке. Предъявив всю переписку, которой в течение месяца обменивались Люкнер и Лафайет, он выражает сожаление, что вынужден уличить законодателей во лжи; и, намекая на роль, которую имел честь играть в Учредительном собрании, он так заканчивает изложение своего поведения: «Я заявляю моим обвинителям, что им не удастся заставить меня забыть, что в этих самых стенах, на этом самом месте я первым из всех французов принял торжественное обязательство поддерживать всеми моими силами свободу моей страны и конституцию, которую она себе дала. Если они в состоянии научить меня многому, чего я не желаю знать, то я, по крайней мере, могу научить их одной вещи, которой они, без сомнения, знают недостаточно, — уважению, которым обязаны своей присяге».

    Весьма живые рукоплескания раздаются в значительной части Собрания. Требуют напечатания этой речи, столь чёткой и твёрдой. Оно декретируется с условием, которого потребовал сам Бюро де Пюзи: секретари подпишут и завизируют, как и он, ne varietur документы его оправдания, которые он передаёт в их руки. Когда он садится на скамью просителей, допущенных к почестям заседания, друг Лафайета встречается возгласами одобрения правых и свистом трибун. Требуют призвать зрителей к порядку. «Оставьте их, — презрительно говорит Фрессне, — их осуждающий ропот дополняет оправдание господина Бюро де Пюзи»[13].

    После минутного шума Ласурс берёт слово не для того, чтобы обсуждать мнимое оправдание, которое только что было представлено, а чтобы подтвердить сказанное им ранее.

    «Если что и способно удивить меня в поступке господина Бюро де Пюзи, — добавляет Гюаде, — так это то, что этот бывший депутат не имел времени в течение своей политической карьеры узнать, что ни угрозы, ни оскорбления не способны отвратить истинного друга народа от исполнения своего долга; я поблагодарю его от имени Собрания».

    — Нет, нет! — кричат правые.

    — Я поблагодарю его от имени Собрания...

    Его снова прерывают, и трижды подряд Гюаде повторяет фразу под рукоплескания левой и трибун; но так как ропот усиливается, он решается сказать:

    — Я благодарю его от имени нации. — Нет, нет, вы не имеете права говорить от имени нации.

    — Что ж, — говорит Гюаде, — я благодарю его от имени друзей свободы за то, что, менее дерзкий, чем его генерал, он не счёл нужным заставить само Собрание разделить оскорбления, которые, казалось, адресовал лишь части его членов... Я надеюсь, что Собрание установит некоторое различие между свидетельством шести представителей народа и одним из творцов пересмотра конституции. Я требую напечатания моего изобличения, подписанного моими пятью коллегами, впереди оправдания господина Бюро де Пюзи.

    Прения, очевидно, не могли завершиться в тот же момент; Собрание ограничилось поручением своей комиссии Двенадцати представить в течение восьми дней доклад по этому делу.

    На следующий день (30 июля) военный министр передал Собранию следующую записку Лафайета:

    «Предлагал ли я господину маршалу Люкнеру двинуться с нашими армиями на Париж? На это я отвечаю в четырёх очень коротких словах: это неправда.

    Лонгви, 26 июля 1792 года».

    На вечернем заседании было прочитано письмо Люкнера по тому же факту:

    «В главной квартире, Лонгвиль, близ Меца, 28 июля.

    Я очень живо чувствую в настоящий момент, как прискорбно для меня не уметь говорить на языке страны, которой я служу и свободе которой я посвятил остаток моей жизни. Эта трудность быть понятым была, без сомнения, причиной различия между разговором, который я имел у господина епископа Парижского, и тем, который я нахожу в протоколе Национального собрания. Никогда предложение двинуться на Париж мне не делалось...»

    Якобинские газеты старались лишить всякого значения эти последовательные отрицания. «Патриот франсэ» заявил, что письмо Люкнера было ему навязано и, очевидно, написано не им... поскольку оно написано по-французски. Другие с горечью указывали на два письма, написанных Люкнеру собственной рукой короля. В первом Людовик XVI благодарил старого маршала за расположение к нему его войск: «Вы дали мне, — говорил он, — слишком много доказательств вашей привязанности к конституции, чтобы не желать видеть восстановление в королевстве общественного порядка и господства законов». Во втором монарх призывал офицеров не подавать в отставку из привязанности к нему и быть готовыми содействовать ему в непоколебимой решимости защищать страну против всех её врагов[14].

  

  
    VI

    11 июля, по докладу Эро-Сешеля от имени военного и дипломатического комитетов и чрезвычайной комиссии, Собрание провозгласило отечество в опасности. Это объявление сопровождалось двумя обращениями: одно к армии, составленное Вобланом; другое к французам, принадлежащее перу Верньо[15].

    Формальности передачи декрета исполнительной власти, директории департамента и муниципалитету заняли несколько дней, так что декрет был обнародован в Париже лишь в воскресенье 22-го и в понедельник 23-го. В эти два дня, в шесть часов утра, пушка набата из артиллерийского парка, устроенного на Новом мосту, троекратным залпом возвещала зловещую прокламацию; весь день она не переставала греметь ежечасно. Тем временем во всех кварталах били сбор, и два официальных кортежа обходили город.

    Во главе каждого кортежа шёл отряд кавалерии с трубачами, барабанами, оркестром и шестью пушками. Затем верхом появлялись двенадцать муниципальных офицеров; за ними развёртывалось трёхцветное знамя, на котором были начертаны слова: «Граждане, отечество в опасности!»

    Посреди площадей, на перекрёстках, на заранее приготовленных амфитеатрах возвышались палатки, украшенные трёхцветными лентами и дубовыми венками; доска, положенная на барабанные ящики, должна была служить столом для записи добровольцев. Подходя к каждому назначенному месту, кортеж останавливался, трёхцветное знамя развевалось, барабаны били дробь; муниципальный офицер читал акт Законодательного корпуса. Затем основная часть кортежа продолжала путь, оставляя национальных гвардейцев округа складывать свои знамёна на амфитеатре и образовывать большой круг, в середине которого выстраивались добровольцы по мере записи. В течение обоих дней муниципальные офицеры едва успевали принимать обязательства.

    В воскресенье и особенно в понедельник вечером, когда оба кортежа, выйдя из ратуши, возвращались туда, они были значительно увеличены записавшимися, которые, не сняв рабочей одежды, уже имели за спиной ранец, на плече ружьё или пику и шли, распевая патриотические песни. Огромная толпа сопровождала их с криками: «Да здравствует нация! Да здравствует свобода! Да здравствуют их защитники!»

    Святой и упоительный восторг, ты должен был бы быть беспримесным! Все страсти, все исступления политических сект должны были бы угаснуть у подножия этих амфитеатров, где любовь к отечеству рождала героев. Но партийный дух не может успокоиться даже перед самыми возвышенными зрелищами. Те сикофанты, которые заимствовали маску патриотизма, чтобы насыщать свою непримиримую ненависть, громко говорили в толпе:

    «Несчастные! куда вы бежите? Подумайте же, под какими начальниками вам придётся идти на врага! Ваши главные офицеры почти все дворяне; Лафайет поведёт вас на бойню. Разве вы не видите, как за жалюзи Тюильри улыбаются свирепой улыбкой вашей великодушной, но слепой готовности»[16].

    Так старались остановить порыв парижских добровольцев; особенно старались удержать в Париже самых восторженных из департаментских федератов; их хотели заставить послужить успеху замыслов, которые ультрареволюционные вожаки уже почти не давали себе труда скрывать. Достаточно пробежать «Журналь де ла Сосьете дез Ами де ла Конститюсьон», чтобы увидеть, что в тот самый момент, когда Национальное собрание посвящает все свои заботы национальной обороне, якобинцы говорят о наших армиях лишь для того, чтобы изобличать измену генералов и возбуждать солдат против офицеров. Их занимают гораздо менее средства защитить границы от вторжения, чем низвержение королевской власти. Так, на заседании 15 июля Бийо-Варенн, бывший тогда ещё весьма безвестным адвокатом, восклицает: «Момент решающий. Наши братья по оружию здесь; если они уйдут, не приняв великих мер, все жертвы революции приведут отечество лишь к рабству». Так, несколько дней спустя Робеспьер заявляет, что прежде чем думать об отражении внешнего врага, надобно покарать изменника, чьё существование угрожает спокойствию Франции. Какого изменника? Робеспьер остерегается быть ясным; он предпочитает держаться в тумане. Но этот туман грубо разрывает Дантон. «Пусть федераты, — восклицает он прямо в клубе, — рассмотрят, что надобно сделать для спасения отечества от измен исполнительной власти. Право петиций не было погребено на Марсовом поле вместе с трупами тех, кого там умертвили... Пусть же федераты представят Собранию петицию об участи исполнительной власти и не расходятся, пока изменники не будут наказаны или, лучше, не уйдут за границу»[17].

  

  
    VII

    Когда пишешь историю 1792 года, приходится пользоваться одним и тем же наименованием — «федераты» — для обозначения как храбрецов, своим мужеством спасших Францию от чужеземного вторжения, так и негодяев, заимствовавших маску патриотической самоотверженности, чтобы безнаказанно предаваться убийству и грабежу[18]. У нас не хватит похвал для одних и презрения для других.

    Каждый вечер зал на улице Сент-Оноре был полон псевдофедератов, которые приходили класть на стол председателя верительные грамоты, выданные им братьями и друзьями из аффилированных обществ, по наущению которых они и отправились в Париж. Под рукоплескания завсегдатаев этого места они выдавали себя за вершителей судеб Франции, присваивали себе право говорить от имени своих департаментов, которые, конечно, не давали им на то никакого поручения. Так, можно было слышать (12 июля), как два федерата из Шаранты заявляли, что не покинут Париж, пока Национальное собрание не вынесет решения об участи исполнительной власти; другие, из Кальвадоса, открыто требовали низложения короля; один из их соратников, из Дрома, восклицал (16 июля): «Только народ может спасти Францию; но где найти народ?.. В федератах! Если Национальное собрание не имеет права вернуть суверенитет народу, народ возьмёт его сам». Народ, разумеется, это был он сам и его достойные сообщники.

    У якобинцев был организован центральный комитет федератов, который, соединившись с главными вожаками клуба, вступил в сношения с тайными комитетами различных парижских секций. Этот центральный комитет вскоре стал движущей пружиной восстания. Его первым актом был выпуск следующей программы, находившейся в явном противоречии с декретами Собрания: «Прибывшие или находящиеся в пути федераты не должны позволять разделять себя, они должны составлять единую массу в Париже и, вопреки всем приказам, которые им могут быть даны, отказываться отправляться в лагерь в Суассоне».

    Упорствуя не покидать Париж по истечении законного срока, федераты рисковали не получить тридцать су в день, которые им были назначены. На публичном заседании якобинцев было предложено разрешить это финансовое затруднение. Множество приверженцев заявили, что готовы принять у себя каждый по одному федерату. С этих пор эти люди, получавшие кров, угощение, беспрестанно разгорячаемые возлияниями в многолюдной компании и речами, произносимыми в их честь в клубе Сент-Оноре, стали, как легко понять, слепыми орудиями грозного общества.

    17 июля депутация федератов предстаёт перед решёткой Собрания и читает там адрес, в котором находятся следующие фразы:

    «Представители, нам говорят, что нация в опасности; это значит призвать нас к ней на помощь, это значит сказать нам, что она должна быть спасена; если она не может быть спасена своими представителями, то должна спастись сама.

    Отцы отечества, мы не хотим посягать на нашу конституцию, но мы хотим, чтобы она существовала и могла исполняться; мы не отказываемся повиноваться королю, но мы полагаем большое различие между королём и заговорщицким двором, наказания и изгнания которого требуют сама конституция и все божеские и человеческие законы».

    Употребив эту ораторскую предосторожность, просители изобличают Лафайета, удивляются, что он ещё существует, требуют отрешения от должности департаментских директорий, соединившихся против общественной свободы, и настаивают, чтобы с исполнительной властью было сделано то, чего требуют спасение государства и самой конституции в случаях, когда нация ею предана.

    У якобинцев федераты говорили почти тем же языком:

    «Братья и друзья, мы услышали крики отечества в опасности и полетели ему на помощь. В Париже мы должны победить или умереть, и мы поклялись здесь остаться. Здесь наш пост; здесь место нашего торжества или нашей могилы.

    Простые, как природа, чистые, как воздух, которым дышат в наших деревнях, мы не те, кого заразит ядовитое дыхание честолюбцев... Уже угадываются происки тех, кто видит спасение государства в смене министров...»

    Журнал якобинцев не сохранил нам имени автора этих двух образцов красноречия; мы склонны приписать их самому Робеспьеру. Нам кажется, что мы узнаём его по тягучему и буколическому слогу, ему свойственному, по почти отеческой нежности, с которой он принял оба эти адреса в своей газете «Дефансёр де ла Конститюсьон» (№ 10), и особенно по намёку, коварно брошенному в последней фразе против жирондистов. Робеспьер не занимал тогда никакой общественной должности. Он укрепился в клубе на улице Сент-Оноре; там, как божество, сокрытое в глубине храма, он изрекал свои оракулы, ожидая, пока его приверженцы открыто установят культ ненависти, зависти и доносительства — божеств, которых гордый трибун олицетворял в себе.

  

  
    VIII

    Псевдофедераты каждый день заявляли о готовности умереть за отечество, но оставались в Париже, шатались по кабакам и клубам, толпились у подступов к Собранию и дворцу, чтобы оскорблять королевскую семью и депутатов-конституционалистов, сочиняли адреса с требованием предать суду генералов, которые в тот самый момент защищали нашу территорию. Тем временем настоящие федераты со всех концов королевства направлялись к действующим армиям или в резервные лагеря. Некоторым пришлось пройти через столицу, или же они позволили привести себя туда, хотя Париж и не лежал на их кратчайшем пути. Но едва прибыв, они сумели заметить коварные происки, которыми их старались окружить. Они оценили сотоварищей, среди которых оказались по ошибке; они поспешили бежать от братоубийственных распрей и покинуть клубы ради лагерей[19]. Там, по крайней мере, поведение не вызывало сомнений; там все с восторгом отдавались одним и тем же чувствам — ненависти к чужеземцу и любви к отечеству.

    Но эти новые силы ещё не знали самих себя; их надлежало организовать, или, вернее, надлежало организовать всю армию — дело тем более трудное, что эмиграция почти истощила старые кадры, а перед лицом опасности отечества приходилось, так сказать, на ходу создавать всю материальную часть, вооружать, снаряжать, обучать огромную массу добровольцев.

    Законодательное собрание оказалось на высоте своей задачи. Историки превозносили героическое сопротивление, которое Франция противопоставила чужеземному вторжению, и всю честь приписывали Конвенту; они проявили величайшую несправедливость к Собранию, декретировавшему реквизицию 1792 года. Главные элементы национального сопротивления были подготовлены чрезвычайной комиссией, составленной наполовину из конституционалистов, наполовину из жирондистов, единодушных во всём, что касалось защиты территории. Если Верньо, её постоянный орган, имел несчастье связать своё имя, как председатель Законодательного собрания и Конвента, с событиями навсегда прискорбными, то его увлечения и ошибки будут искуплены, мы надеемся ради его памяти, его мужеством и огромной услугой, оказанной им Франции, которую он наделил армией, долженствовавшей спасти её от чужеземного вторжения.

    24 июля Верньо представил декрет, согласованный с генералами Рейнской и Южной армий, по которому батальоны добровольцев должны были формироваться по кантонам, а чины, вплоть до подполковника, замещаться по выборам. Эти молодые люди, вышедшие, так сказать, из одной деревни, издавна имевшие возможность оценить друг друга, не колебались в момент, когда им предстояло встретиться с закалёнными войсками, отбросить привязанности, соперничество, зависть и выбрать, чтобы вести их к победе или к смерти, самых способных и самых энергичных из своей среды. Если просмотреть список офицеров, которые в каждом департаменте были избраны в высший час опасности отечества, чтобы идти во главе федератов, в нём находишь имена большинства тех прославленных воинов, которым предстояло разрушить старую тактику генералов Фридриха, Марии-Терезии и Екатерины и в течение четверти века наполнять Европу шумом своих подвигов[20].

    На следующий день (25 июля), опять-таки по предложению Верньо, Законодательное собрание приняло декрет, запрещавший под страхом смерти всем комендантам крепости сдаваться, прежде чем враг проломит действительно проходимую брешь, и повелевавший жителей или административные органы военных городов считать мятежниками и объявлять изменниками отечества, если они попросят о капитуляции.

    Так Законодательное собрание отвечало на опасения всей Франции в момент отступления Люкнера — опасения, усиленные словами, которые будто бы произнёс старый маршал:

    «При том ужасающем состоянии, в котором находится армия, я не могу поручиться, что австрийцы не будут в Париже через шесть недель!»

    Австрийцы в Париже! Им суждено было прийти туда лишь двадцать два года спустя, после того как они были трижды отброшены за наши границы, сокрушены в Италии и Германии, вынуждены дважды претерпеть позор взятия Вены и подписать четыре или пять договоров, один тяжелее другого. Им суждено было прийти туда лишь в тот день, когда Франция, истощённая неслыханными бедствиями, вызванными честолюбием ненасытного завоевателя, навлекла бы всю Европу на свои поля, лишённые защитников. Но кто мог в июле 1792 года поручиться, что чужеземец будет остановлен с первых же шагов в Шампани, что у Франции, как некогда у Греции, будут свои Фермопилы? Роялисты, монтаньяры и конституционалисты — все, устремив взгляд на карты Франции, с тревогой и задумчивостью изучали области, где должна была решиться судьба страны. Каждый, с совершенно различными надеждами, страхами и гневом, следил там за движением союзных армий, считал переходы, которые они уже совершили, и те, что им ещё оставалось пройти до Парижа, до этого города, который эмигранты и иностранные государи открыто называли целью кампании, или, вернее, увеселительной прогулки, которую они собирались предпринять[21].

    Тем временем ультрароялистские и ультрареволюционные газеты, казалось, сговорились разжигать страсти и удовлетворять свою частную ненависть. Первые не скрывали заранее испытываемой радости при известии о возвращении эмигрантов, предшествующих или следующих за чужеземными армиями; они не истощались в шутках о том, что произойдёт в Париже, когда уланы восстановят королевскую власть[22]. Вторые пользовались смутой и замешательством, царившими во всех умах, чтобы клеветать на жирондистов, чьё превосходство уже внушало зависть подлинным вождям демагогии. Так, друзья Робеспьера и Марата распускали слух, будто Верньо, Гюаде, Кондорсе, Бриссо взяли паспорта, чтобы бежать из Парижа и в случае нужды найти убежище в Англии. На это нелепое обвинение Бриссо отвечал с благородной гордостью: «Я слишком презираю трусов, покидающих свой пост в переживаемый нами кризис, чтобы разделить их позор». Что касается остальных, клевета отпала сама собой, но мы увидим, как она возродится и станет против них обвинительным пунктом перед революционным трибуналом.

  

  
    IX

    Были ли эти клеветнические слухи вызваны позицией, занятой главными жирондистами во второй половине июля? Ничего утверждать на сей счёт нельзя.

    Мы уже видели, как составитель адреса федератов якобинцам вставил несколько намёков насчёт расчётов тех, кто не желал ничего иного, кроме смены министерства в пользу своих друзей. Несколько дней спустя (18 июля) другой якобинец публично упрекал в зале Сент-Оноре Верньо в том, что тот хранил молчание при обсуждении дела Лафайета и был недалёк от сделки с королём, если тот согласится вернуть к власти некоторых министров.

    Робеспьер следил за жирондистами с той ревнивой ненавистью, которая часто даёт необычайные прозрения; знал ли он, что в тот момент они вели переговоры с Людовиком XVI через посредство художника Боза и Тьерри, одного из королевских камердинеров? Боз взял на себя инициативу этих переговоров, наивно воображая, что сможет довести до благополучного конца предприятие, в котором и более ловкие люди, по всей вероятности, потерпели бы неудачу; ибо с обеих сторон нужно было отбросить множество предрассудков, обид и недоверий. Боз добился от трёх главных жирондистских вождей — Жансонне, Гюаде и Верньо, — что они напишут ему письмо, предназначенное быть положенным перед глазами Людовика XVI. В этом послании три депутата выражали мысль, что опасности, угрожающие королю, ещё можно отвратить, если он окончательно и откровенно отделит значительными действиями своё дело от дела контрреволюции; если он выберет министров из людей, наиболее решительно высказывавшихся в пользу нового порядка вещей; если он вверит охрану и воспитание юного королевского принца наставнику, облечённому доверием нации; если, наконец, он отнимет у Лафайета командование армией[23].

    Конституционалисты со своей стороны действовали на Людовика XVI, чтобы побудить его броситься в их объятия. Лафайет по-прежнему предлагал принять короля посреди своей армии. Он состоял в деятельной переписке с Лалли-Толландалем, нарочно вернувшимся из Англии, и через его посредство поддерживал косвенные сношения с господами де Монмореном и Бертраном де Мольвилем, бывшими министрами и неизменными наперсниками Людовика XVI. На оба эти предложения, столь различные по цели, средствам и людям, которые их представляли, король отвечал почти одинаково. Жирондистам было передано банальным образом, что исполнительная власть прилагает величайшую заботу к выбору министров, что она держалась самым щепетильным образом в пределах конституции; что было сделано всё, чтобы помешать коалиции держав, но что, поскольку война ныне объявлена, и объявлена министрами-патриотами, её остаётся только продолжать. Лафайету через посредство его адъютанта Ла Коломба было написано: «Мы очень признательны вашему генералу, но лучше всего для нас было бы быть запертыми на два месяца в башне». Доверенным лицам говорили: «Господин де Лафайет, быть может, спасёт короля, но он не спасёт королевскую власть».

    Так из всех возможных решений в Тюильри выбирали худшее — отдаться на волю событий. Но почти всегда, и особенно во время революции, события оборачиваются на пользу дерзких и против робких. Что может быть естественнее? Первые их порождают, вторые им подчиняются.

  

  
    X

    В этот момент жирондисты, казалось, с любовью лелеяли одну мысль, которая, по их убеждению, могла примирить сторонников республики и сторонников монархии. Она состояла в том, чтобы, добившись низложения Людовика XVI, дать королевскому ребёнку наставника, который был бы облечён значительной частью исполнительной власти и получал бы их внушения; этим способом они надеялись с блеском отделиться от опасных и нетерпеливых союзников, чьё содействие они пока ещё были вынуждены принимать, но от которых им не терпелось навсегда избавиться. Поэтому мы видим, как они играют тройную роль: избегают прямо нападать на королевскую власть, стараются сдерживать крайних и в то же время сокрушают всё, что — люди или вещи — могло бы помешать их возвращению к власти.

    21 июля Верньо приходит от имени чрезвычайной комиссии[24] представить следующую декларацию, которая немедленно голосуется и препровождается королю:

    «Национальное собрание, принимая во внимание, что уже давно министры заявили, что не считают возможным полезно служить общественному делу; что вследствие этого они подали в отставку;

    принимая во внимание, что подобное заявление с их стороны должно было подорвать во всех частях администрации доверие, без которого невозможно обеспечить успех наших операций, и что оно может повредить даже согласию, которое Собрание ревностно желает поддерживать между двумя властями;

    принимая во внимание, что при серьёзных обстоятельствах, в которых находится нация, разлад между конституционными властями, малейшее затруднение в исполнении оборонительных мер, самые лёгкие ошибки или даже самое мгновенное бездействие исполнительной власти могли бы привести нас к самым пагубным неудачам,

    заявляет королю, что спасение отечества властно повелевает заново составить министерство и что это обновление не может быть отложено без неисчислимого увеличения опасностей, угрожающих свободе и конституции».

    23-го Гюйтон-Морво от имени той же комиссии проводит новую декларацию, ещё более серьёзную:

    «Национальное собрание, принимая во внимание, что священнейший его долг — использовать все средства, которые конституция предоставляет в его распоряжение, для предотвращения опасности отечества и скорейшего её прекращения;

    принимая во внимание, что ничто не может действеннее способствовать достижению этой важной цели, как придание ответственности министров всей той широты, какой требует спасение государства в подобных обстоятельствах,

    декретирует, что, когда Законодательный корпус провозгласил в формах, предписанных декретом от 5 сего месяца, что отечество в опасности, независимо от случаев, когда ответственность может быть применена к агентам исполнительной власти, все министры несут солидарную ответственность как за действия, решённые в совете и относящиеся к внутренней и внешней безопасности государства, которые вызвали опасность, так и за небрежение мерами, которые должны были быть приняты для её предотвращения или остановки её развития;

    каковая солидарная ответственность будет иметь место равным образом против всех министров после провозглашения опасности и пока оно не будет отменено...»

    Это значило значительно отягчить министерскую ответственность, это значило подвесить дамоклов меч над головой агентов исполнительной власти. Собрание своей собственной властью постановило, что этот акт, не имеющий немедленного действия, не нуждается в королевской санкции; тем не менее он был обнародован в формах обыкновенных законов и снабжён экзекватурой несчастного монарха, который таким образом позволял отнимать у себя одну за другой свои последние прерогативы.

    В тот же день Ласурс передаёт на рассмотрение чрезвычайной комиссии следующие вопросы:

    Каковы бедствия отечества?

    Каковы их причины?

    Достаточны ли средства, употреблённые до сих пор?

    Следует ли прибегнуть к чрезвычайным средствам и каковы они?

    Жирондисты надеялись этой серией наступательных актов сохранить исключительное руководство движением и успокоить подозрения Горы; но та не довольствовалась столь малым: каждый день она старалась заставить Жиронду объясниться относительно её истинных и конечных намерений.

    Шудьё приносит 23-го вечером петицию с десятью страницами подписей; она столь же краткая, сколь грозная:

    «Анже, 18 июля, IV год свободы.

    Законодатели,

    Людовик XVI предал нацию, закон и свои клятвы. Народ суверенен; вы его представители; произнесите его низложение, и Франция будет спасена».

    Два дня спустя (25 июля) Верньо становится предметом самых резких упрёков со стороны другого монтаньяра, который упрекает его за последние оборонительные меры, проводимые им через Собрание, в том, что он поставил всё королевство под военный режим. «Кому вверяется эта великая власть? — восклицает в заключение неистовый Дюэм. — Исполнительной власти, первому изменнику королевства!»

    Верньо вынужден явиться оправдывать чрезвычайную комиссию и урезонивать слишком пылкое рвение своего коллеги-якобинца.

    «Остережёмся, — говорит он, — слишком большого избытка усердия; мы должны поддерживать огонь животворящий и гасить огонь пожирающий. Не будем увлекаться беспорядочными порывами и поддаваться пустым страхам. Что касается опасностей, на которые только что намекал господин Дюэм, то, быть может, было благоразумнее не говорить о них столь много».

    Но такая осмотрительность не может удовлетворить Шабо, который требует, чтобы рассмотрение поведения короля было поставлено в порядок дня на завтра, в полдень, с отложением всех прочих дел. Бывший капуцин видит, что Собрание, по-видимому, не расположено потакать его нетерпению, и потому ищет случая воспламенить прения и пускается в свои обычные бредни. Его друзьям останется лишь воспользоваться инцидентом, который он сейчас вызовет.

    «Все декреты Собрания, — восклицает он, — не могут задушить общественное мнение. Если нации будет доказано, что Законодательный корпус не находит в конституции достаточно власти, чтобы действовать, никакая сила не сможет помешать ей спастись самой. Если бы даже исполнительная власть вышла из этого обсуждения белой как снег, у французского народа всегда останется неоспоримое право изменить свою конституцию...» При этих словах правые возмущаются, требуют призвать к порядку депутата, нарушающего принесённую им присягу.

    Председатель Лафон-Ладеба произносит призыв к порядку, но тотчас Шудьё бросается на трибуну, просит, вернее, берёт слово, обвиняет председателя в том, что тот не признал суверенитет французского народа, освящённый конституцией. Повернувшись к правым, он восклицает: «Прошу моих противников замолчать и выслушать меня! Вот собственные выражения конституции: „Учредительное собрание объявляет, что нация имеет неотъемлемое право изменять свою конституцию“. Я говорю, что нет более конституции, нет более священных принципов, если вы не остановите дерзость ваших председателей. Итак, я требую, чтобы председатель был призван к порядку и к тому, чем он обязан величию нации».

    Жиронда действует заодно с Горой. Иснар настаивает, чтобы торжественное порицание успокоило народ насчёт его суверенитета. Лакруа предлагает Лафон-Ладеба самому исправить свою ошибку. Но тот не принимает великодушия Лакруа и велит одному из секретарей прочесть конституцию. «Никакого канцлера! оправдайтесь сами!» — кричат ему. Председатель читает статью о пересмотре и заявляет, что, по его мнению, призвав Шабо к порядку, он не отступил от основного договора; но поскольку его мнение не может быть законом, он сейчас спросит Собрание, разделяет ли оно его. Слева ему кричат, чтобы он покинул кресло; Лафон-Ладеба сходит с него. Один из бывших председателей, Обер-Дюбайе, занимает его место и спрашивает Собрание. Собрание объявляет, что его председатель будет призван к порядку.

    Так закончилась эта сцена, почти единственная в парламентских летописях. Большинство унизило председательское достоинство перед этим гнусным и наглым субъектом, которого звали Шабо; Гора ещё раз убедилась, что настойчивостью, шумом и криками она сумеет навязать Собранию свои буйные желания.
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    Подталкиваемые, теснимые, преследуемые Горой, жирондисты почувствовали, что не могут дольше оставаться в выжидании. Они распределили роли; Гюаде взял на себя угрозы, Бриссо — авансы исполнительной власти.

    26-го Гюаде пришёл от имени чрезвычайной комиссии представить проект обращения к королю. Это был последний и крайний ультиматум Людовику XVI, это было официальное резюме письма, переданного через Боза.

    «Государь,

    французская нация вверила вам заботу о своей обороне, а офицеры наших войск бежали к иностранным державам. Соединившись с вашими родственниками, придворными, телохранителями, они образуют армию и объявили нам войну. Французский народ видит свои границы захваченными, свои поля под угрозой... От одного конца королевства до другого священники, дворяне, смутьяны всякого рода нарушают покой граждан, и все они гордятся званием ваших защитников. По какой роковой случайности мы вынуждены сомневаться, служат ли вам эти враги Франции или предают вас?»

    Затем следовали весьма прямые намёки на отставку Ролана, Клавьера и Сервана, на возможность примирения, если король окружит себя бдительным и твёрдым министерством. Обращение заканчивалось так:

    «Нация, без сомнения, сумеет одна защитить и сохранить свою свободу; но она просит вас, государь, в последний раз соединиться с нею для защиты конституции и трона».

    Бриссо зашёл очень далеко в своих авансах.

    «Если существуют, — сказал он, — люди, старающиеся ныне установить республику на обломках конституции, меч закона должен поразить их, как и деятельных сторонников двух палат и контрреволюционеров Кобленца...» Поддерживая обращение, представленное Гюаде, он добавил: «Гораздо лучше испробовать этот последний шаг, каков бы ни был его успех, чем преждевременно обсуждать низложение, ибо важно следовать мнению огромной массы французов, которые хотят конституции и питают равное отвращение и к пылкому патриотизму, и к крайнему модерантизму; не будет успеха в начатой войне, если мы не будем вести её под знамёнами конституции. Опасности растут, неприятельские войска, говорят, угрожают нам вблизи; пусть так! Но опаснее, по-моему, то, что половина нации присоединится к нашим врагам. Такова была бы неминуемо наша участь, если бы вы произнесли низложение прежде, чем вся нация убедится, что оно заслужено, прежде чем зрелое и строгое рассмотрение не докажет его очевидность».

    Бриссо часто прерывался ропотом крайней левой и трибун; его осыпали эпитетами «злодей», «двуличный изменник», «двойник Барнава»; правые, напротив, несколько раз поддерживали его самыми горячими возгласами. Когда оратор сошёл с трибуны, свист зрителей удвоился, но подавляющее большинство Собрания[25] рукоплескало и декретировало напечатание его речи. В клубе Сент-Оноре метали громы и молнии против Бриссо; но как ни резки были упрёки, они довольно быстро улеглись, потому что различные оттенки партии поняли, что в момент действия надобно заглушить все зародыши раздора, с тем чтобы оживить их позднее. Терпимость якобинцев дошла до того, что, когда Ласурс позволил себе напасть на федератов за то, что они остаются в Париже, Лежандр не смог добиться призыва его к порядку; Манюэль умолял общество не подвергать своему порицанию жирондистского оратора из-за услуг, ранее оказанных им общему делу[26].
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    Из недр Национального собрания и клуба якобинцев брожение спускалось на улицу. По Парижу распространился слух, что в Тюильри устраиваются склады оружия. Министр внутренних дел, чтобы рассеять подозрения, написал Петиону, что король желает, чтобы два муниципальных офицера немедленно явились осмотреть дворец; но генеральный совет отказался обсуждать это предложение и поручил мэру написать комитету секции Тюильри, чтобы тот принял от каждого из лиц, живущих во дворце, заявление об имеющемся у них оружии[27]. Таким образом, муниципалитет обращался с королём как с простым частным лицом, которое должно было явиться в свою секцию для исполнения формальностей, обязательных для всякого жителя Парижа. Трудно представить себе более бесцеремонный и развязный образ действий по отношению к тому, кого на конституционном языке называли наследственным представителем нации.

    Правая неоднократно требовала доклада о декрете, который днём и ночью открывал для публики террасу Фейянов; но Собрание ограничилось поручением своему комитету разрешить вопрос: является ли сад Тюильри общественной собственностью или нет? Вожаки не стали дожидаться ответа. Так как в их интересах было помешать всякому частичному движению, они протянули между террасой и садом трёхцветную ленту. Эта преграда, которая, по словам «Патриот франсэ», обозначала разграничительную линию между французской территорией и австрийской, дала якобинцам новые поводы оскорблять короля. Почти каждое утро на ленте находили прикреплённые угрожающие надписи, в частности такую: «Гнев народа держится на ленте; корона короля держится на нитке».

    Между тем демагоги теряли терпение из-за колебаний Собрания; они особенно боялись, что уйдут федераты, отъезд которых в Суассон торопила военная администрация[28]. Чтобы иметь предлог удержать, по крайней мере, тех, кого хотели сохранить в Париже, придумали дать им 26 июля народный банкет на развалинах Бастилии. Но было ли это просто празднество, предназначенное, по выражению того времени, скрепить братство между Парижем и департаментами? Нет, конечно; якобинские и кордельерские вожаки надеялись, что этот вечер сможет стать поводом для давно замышлявшегося восстания.

    Действительно, около семи часов вечера кабачок «Золотое солнце», расположенный напротив Бастилии, у входа в предместье Сент-Антуан, принимал в задней комнате второстепенных заговорщиков, которым было поручено в этот день привести в движение народные массы. К обычному штабу мятежа — Сантеру, Лазовскому, Фурнье Американцу — присоединились Вожуа, конституционный викарий епископа Блуа, коллега и друг бывшего капуцина Шабо; Вестерман, тогда ещё простой письмоводитель из Агено, единственный по-настоящему храбрый во всей этой шайке; журналист Карра, человек пера и будущий летописец восстания; профессор Гийом, Дебессе из Дрома, Галиссо из Лангра, Антуан, бывший мэр Меца, председатель якобинцев, и несколько других безвестных агитаторов.

    Некоторые из этих лиц входили в тайную директорию федератов, другие были лишь вожаками-советчиками. Между ними был обсуждён и составлен первый план нападения на Тюильри. Восстание должно было построиться вокруг красных знамён, образец которых принёс Фурнье. На них были начертаны чёрными буквами слова: «Сопротивление угнетению; военный закон суверенного народа против мятежа исполнительной власти». Вестерман взялся отправиться в Версаль и привести оттуда национальную гвардию с её пушками. Лазовский обещал, что предместье Сен-Марсо будет готово до четырёх часов утра.

    Однако в Тюильри смутно знали о том, что замышляется. Главнокомандующий национальной гвардией Манда созвал шесть или семь тысяч человек, а затем, расположив свои оборонительные силы, отправился в мэрию за точными сведениями и чтобы побудить к усердию первого магистрата столицы. Петион только что узнал, что версальская национальная гвардия не выступит и что в «Золотом солнце» больше не могут договориться. Поскольку восстание в этот день не имело никаких шансов на успех, мэр был расположен исполнить свой долг; он собирался отправиться к Бастилии, куда и прибыл в полночь. Гражданский пир окончился. Всё предместье приняло в нём участие, каждый принеся свой ужин. Когда столы убрали, плясали гражданские фарандолы и пели революционные песни. Обходя группы, которые, казалось, помышляли лишь о веселье, мэр встречает нескольких федератов, с которыми дружески беседует; затем, выяснив настроение, он обращается к толпе: «Известен замысел идти ко дворцу, все меры предосторожности приняты, поэтому не трогайтесь с места и мирно расходитесь по домам»[29].

    Совету последовали, и заговорщики, сидевшие за столом в кабачке на площади Бастилии, удалились и сами, весьма неохотно. Однако, поскольку в течение нескольких минут звонил набат, били общий сбор, 400 или 500 федератов образовали сборище, которое, правда, вскоре рассеялось, нужно было объяснить эти движения, посеявшие тревогу во всём Париже. Именно Карра, сам Карра, один из сотрапезников «Золотого солнца», взял на себя задачу ввести в заблуждение общественное мнение; на следующий день в «Анналь патриотик» можно было прочесть:

    «Гражданский банкет состоялся вчера на месте Бастилии при полнейшем спокойствии, несмотря на усилия нескольких эмиссаров австрийского кабинета, которые под видом патриотизма старались воспользоваться сборищем, чтобы сбить с пути общественное мнение... Тюильри по-прежнему забаррикадирован; уже несколько дней ходит слух, что там нагромождается огромное количество оружия и боеприпасов, что туда принесено много мундиров национальных гвардейцев». «Патриот франсэ»[30], желая вымолить Бриссо прощение за его недавнюю речь, вторил «Анналям», а «Монитёр»[31] соглашался с «Патриотом», приписывая народное волнение слухам о военных приготовлениях Тюильри. «Агитаторы, — говорил „Монитёр“, — ещё раз потеряли своё время и свои деньги». Но газетной лжи было недостаточно, чтобы уничтожить все подозрения; официальный шаг был необходим. Петион, посвящённый в планы заговорщиков, извещавшийся час за часом — он сам позднее этим хвастался — о том, что происходило в «Золотом солнце», в Версале, в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо, Петион заплатил дерзостью и, сопровождаемый своим верным Манюэлем и депутацией муниципалитета, пришёл прочитать у решётки Национального собрания доклад, написанный им заранее на случай, если бы его не допустили[32].

    «Париж, 27 июля 1792 года.

    Господин председатель,

    я пользуюсь первыми моими свободными минутами, чтобы сообщить вам о только что происшедших событиях.

    Вчера, в полночь, мне стало известно о замысле, который мог быть придуман лишь врагами нашей свободы и заблудшими гражданами. По-видимому, была задумана мысль собрать воедино федератов, предместья Парижа, окрестности и даже версальскую национальную гвардию, созвать их под бой барабанов и звон набата и привести их к Национальному собранию и ко дворцу. Что произошло бы тогда? Этого я не знаю.

    Едва это известие стало мне известно, я отправился на место Бастилии, где, как мне сообщили, происходило сборище. Была полночь. Я нашёл мирных граждан, из которых одни плясали, а другие сидели за столами. Я поговорил с ними, сказал им, что я узнал, открыл им ловушку, которая им расставлена, призвал их спокойно разойтись по домам, и они выслушали меня с некоторым доверием.

    Оттуда я направился в предместье Сен-Марсо. Я вошёл в секцию, которая была в сборе. Я сообщил присутствующим гражданам о причине моих тревог; мне ответили, что только что получили известие через одного верхового, который призывал их вооружиться за свободу и взять свои пушки. Несколько граждан заверили меня, что я могу быть спокоен, что предместье будет спокойно и что все будут ждать приказа магистратов, чтобы выступить.

    Около половины третьего я вернулся в мэрию, довольно довольный расположением умов. В пять часов я получил известие, что в предместье Сент-Антуан звонил набат и били общий сбор; что там образуется значительное сборище и что выход перекрыт для всех, кто хочет оттуда выйти. Я просил одного из господ администраторов полицейского департамента немедленно отправиться туда и сам вскоре последовал за ним. Я действительно нашёл там необычайное стечение граждан и батальоны под ружьём с их пушками. Я останавливался через известные промежутки, чтобы обращаться с речью к этим многочисленным гражданам, и, что утешительно для магистрата, он и в этом случае увидел, что голос разума был более могуществен и более благотворен, чем голос силы. Жаловались на то, что барабан, которым били общий сбор, был силой унесён из кордегардии и что были взломаны двери церкви, чтобы звонить в набат.

    Я велел созвать генеральный совет и отчитался перед ним. Я предложил ему меру обращения к гражданам; надеюсь, что день, начало которого, казалось, предвещало бури, закончится спокойно.

    Сверх того, я отдал приказы господину главнокомандующему держать под ружьём значительные силы.

    С уважением, господин председатель, и проч.

    Мэр Парижа,

    ПЕТИОН».

    Председательствовал Лафон-Ладеба. Несмотря на ропот, обвиняющий Петиона в сговоре с бунтовщиками, он вынужден уступить такой дерзости и с чистосердечием выражает удовлетворение Национального собрания тем, как мэр Парижа понял и исполнил свой долг. Эта сцена высокой комедии завершается рукоплесканиями, которые наперебой расточают добродетельному магистрату левая и трибуны.

    Как только водворяется тишина, Юа восклицает, что если мэр исполнил свой долг, то и Собрание должно исполнить свой; что оно обязано разыскать причины беспорядков, предложить министру юстиции раскрыть и наказать виновников этих заговоров, которыми народ беспрерывно держится в судорожном состоянии[33]. Но это предложение не получает хода, и левой удаётся направить всё внимание Собрания на адрес генерального совета, который Петион прочёл тотчас после своего доклада. Коммуна требовала:

    срочного закона, запрещающего всякому французу покидать королевство, пока отечество в опасности;

    секвестра имущества тех, кто нарушит этот закон;

    учреждения надзорного комитета в лоне муниципалитета.

    Из этих трёх предложений первое, обращённое в предложение, принимается немедленно; два других отсылаются в чрезвычайную комиссию.

    Надзорный комитет, потребованный 27 июля Петионом, был учреждён после 10 августа. Он ознаменовал своё учреждение тем, что наполнил тюрьмы мнимыми подозрительными и велел перерезать их 2 сентября. Демагогия всегда действует одинаково: она начинает ложью и клеветой, а кончает тюрьмами и убийствами. Не всегда одни и те же люди делают и то и другое; но как те, кто установил посылки, могли бы отвергнуть всякую солидарность с теми, кто сделал выводы?

  

  
    Примечания:

    [1] «Дефансёр де ла Конститюсьон», № IX.

    [2] В 1791 году праздника Федерации не было из-за только что совершившегося бегства в Варенн.

    [3] Госпожа де Сталь присутствовала на этом празднике. Она рассказала о своих впечатлениях в третьей части своих «Размышлений о революции», гл. VII. Отсылаем к ней наших читателей.

    [4] Доклад Лемонте, прочитанный 15 июля, целиком помещён в «Монитёре», с. 833.

    [5] «Журналь де Деба э Декре», № 308, с. 298.

    [6] См. «Журналь де Деба э Декре», с. 302, № 299, и речь, которую Торне велел напечатать в Национальной типографии. Эта речь занимает не менее двадцати шести страниц in-8°, и вся в том же тоне.

    [7] Конституционный епископ Шера, которому, как видно, была далеко не свойственна евангельская кротость, по-видимому, намекает здесь на гнусный пасквиль, вероятно вышедший из-под пера одного из его друзей, поскольку он употребил в полном Собрании те же выражения, что и подлый бумагомаратель. Мы разыскали два издания этого сочинения. Приводим здесь всё, что может быть из него благопристойно извлечено, дабы дать угадать остальное:

    «Описание королевского зверинца живых животных, устроенного в Тюильри, близ национальной террасы, с их именами, качествами, мастями и свойствами.

    Уже некоторое время в замке Генриха IV существует зверинец, поистине любопытный как по редкости составляющих его животных, так и по чрезмерным расходам, которых его содержание стоит нации.

    Публика осмотрела диких зверей, находившихся в своих клетках в Версальском парке. Теперь она может удобнее и без особого беспокойства видеть множество четвероногих, собранных в Лувре. Мы перечислим самых примечательных из этих диких зверей, укажем их повадки и наклонности, способ их питания и свойства».

    Далее следует описание королевского Veto, самки королевского Veto, Delphinus, Madame Royale, Élisabeth Veto и т. д., и т. д.

    [8] «Журналь де Деба э Декре», № 299, с. 304 и 305.

    [9] Скопировано с самого подлинника, подписанного шестью депутатами; отчёты «Журналь де Деба э Декре» и «Монитёра» представляют некоторые разночтения.

    [10] Для этой части заседания 21-го отчёт «Журналь де Деба э Декре» гораздо подробнее, чем отчёт «Монитёра».

    [11] Прюдом в своих «Революсьон де Пари» так рассказывает о бурных сценах, происходивших снаружи во время прений, которые мы только что описали:

    «Люди бегают по улицам, соседним с улицей Сент-Оноре, с криками: „К оружию! Поднимают руку на депутатов-патриотов и на храбрых федератов, их режут в саду Тюильри; нужно взломать его ворота!“ Человек двадцать приносят бревно, ударяют им в решётку Манежа; толпа вторгается в сад Тюильри. Но в этот момент прибывает Петион.

    „Братья мои, друзья мои, — восклицает он, — я пришёл сказать вам, чтобы вы не поддавались этим частичным движениям, которые возбуждают среди вас, дабы толкнуть вас на бесчинства и погубить ваших магистратов“.

    При голосе народного любимца Петиона сад Тюильри очищается, и от всего этого мятежа остаётся лишь весьма возбуждённая толпа, собравшаяся вокруг Собрания и ожидающая выхода его членов, чтобы по справедливости раздать им похвалу и хулу; то есть чтобы исступлённо им рукоплескать или подло оскорблять. Следовало ли терпеть такие беспорядки хотя бы мгновение? Разве они недостаточно предвещали то, что должно было последовать?»

    [12] «Воспоминания» Матьё Дюма, т. II, с. 373. «Журналь де Деба э Декре», № 294, с. 227–228.

    [13] «Журналь де Деба э Декре», с. 420.

    [14] Эти два письма были в изобилии распространены в армии. Они были засвидетельствованы как верные Александром Бертье, тогда начальником штаба маршала Люкнера. Бертье предстояло оказаться ровно в той же должности четыре года спустя при молодом офицере, который в то время проводил свою праздность у подступов к Собранию и дворцу, смотрел, как перед ним проходят гражданские шествия, мятежи и революции, не подозревая, что все эти люди, столь возбуждённые, столь ожесточённые друг против друга, столь рьяно добивающиеся свободы, трудятся над тем, чтобы приготовить ему трон, который занимал тогда наследник шестидесяти королей.

    Что касается несчастного маршала Люкнера, которого таким образом заставляли в течение нескольких дней говорить то белое, то чёрное, то он вскоре впал в полное недоверие. После 10 августа он был низведён до второстепенной роли генерала резервной армии, затем отставлен Конвентом, который пренебрежительно заявил, что он может удалиться куда угодно. На мгновение о нём забыли, но о нём вспомнили, чтобы предать революционному трибуналу, и он заплатил головой за свои колебания, противоречивые высказывания и дурной французский язык. Он предупреждал Лафайета остерегаться якобинцев; именно он, избрав роль благоразумия, стал одной из первых жертв революционной бури.

    [15] Оба эти обращения находятся в «Парламентской истории» Бюше и Ру, с. 359 и 360 тома XV.

    Мы не думаем, чтобы до нас кто-либо отметил, что несколько мест обращения к французам были почти дословно воспроизведены в «Марсельезе»; Руже де Лиль лишь переложил в стихи эти слова, вырвавшиеся из пламенного вдохновения Верньо: «Потерпите ли вы, чтобы чужеземные орды разлились, как разрушительный поток, по вашим полям, чтобы они опустошали наше отечество пожаром и убийством, чтобы они отягчили вас цепями, обагрёнными кровью всего, что для вас дороже всего?»

    [16] Бюше и Ру, «Парламентская история Французской революции», т. XVI, с. 112, по «Революсьон де Пари», № CLIX, и другим народным газетам.

    [17] «Журналь де Жакобен», № 201.

    [18] На заседании клуба якобинцев 12 июля журналист Робер потребовал, чтобы название «федераты», даваемое людям, присланным из департаментов, было заменено названием «инсургенты», единственным, по его словам, которое им подходит. Это была правда, но не всякую правду полезно говорить; незадачливого оратора заставили замолчать, и общество перешло к порядку дня. См. «Парламентскую историю» Бюше и Ру, т. XVI, с. 117.

    [19] См. речь, произнесённую у решётки Собрания Рикаром от имени шестидесяти его товарищей, с опровержением адресов, сфабрикованных в клубе на улице Сент-Оноре.

    [20] Мы установили по послужным спискам генералов Республики и Империи, какое положение каждый из них занимал 1 августа 1792 года в батальонах национальных добровольцев.

    Приводим здесь результат наших разысканий; из него видно, что большинство этих генералов были избраны офицерами в батальонах, сформированных до даты, взятой нами за основу нашей работы. Некоторых из самых прославленных недостаёт в этом славном списке, и вот почему: либо они уже состояли в действующей армии, либо стали офицерами лишь после избранной нами даты. Мы не простирали наших разысканий далее тех, кто получил при Империи чин дивизионного генерала.

    Бельяр, капитан 1-го батальона Вандеи.

    Бон (умер дивизионным генералом под Сен-Жан-д'Акром), командир 1-го батальона Дрома.

    Бонне, лейтенант 1-го батальона Орна.

    Буде, лейтенант 7-го батальона Жиронды.

    Бруссье, капитан 3-го батальона Мёза.

    Брюн, аджюдан-майор 2-го батальона Сены-и-Уазы.

    Шабран, командир 5-го батальона Буш-дю-Рон.

    Шампионне, командир 6-го батальона Дрома.

    Шарпантье, капитан 1-го батальона Эны.

    Компан, капитан 3-го батальона Верхней Гаронны.

    Дефранс, младший лейтенант 3-го батальона национальных федератов.

    Делаборд, командир 4-го батальона Кот-д'Ор.

    Дельма, командир 4-го батальона Корреза.

    Делор, капитан 3-го батальона Жера.

    Дессоль, капитан 1-го батальона Жера.

    Дюэм, капитан 1-го батальона Соны-и-Луары.

    Фриан, командир 9-го батальона парижских добровольцев.

    Газан, подполковник 2-го батальона Вара.

    Гувьон Сен-Сир, капитан 1-го батальона парижских добровольцев.

    Гийемино, младший лейтенант 4-го батальона Севера.

    Арисп, капитан, командир вольной роты Нижних Пиренеев.

    Эдле, лейтенант 3-го батальона Кот-д'Ор.

    Жакмино, лейтенант 1-го батальона Мёрты.

    Журдан, командир 2-го батальона Верхней Вьенны.

    Ланн, младший лейтенант 3-го батальона Жера.

    Леклер (впоследствии шурин генерала Бонапарта, умер на Сан-Доминго главнокомандующим экспедицией), лейтенант 2-го батальона Сены-и-Уазы.

    Лекурб, командир 7-го батальона Юры.

    Леваль, командир батальона парижских гренадеров.

    Мезон, капитан 9-го батальона парижских федератов.

    Массена, командир батальона Вара.

    Мёнье, капитан 10-го батальона Юры.

    Мишо, капитан 2-го батальона Ду.

    Молитор, капитан 4-го батальона Мозеля.

    Моран, капитан 7-го батальона Ду.

    Моро, Рене (умер 10 февраля 1795 г., главнокомандующий Мозельской армией), командир 1-го батальона Арденн.

    Моро, Виктор, командир 1-го батальона Иля-и-Вилена.

    Мортье, капитан 1-го батальона Севера.

    Мутон (впоследствии граф де Лобау), лейтенант 9-го батальона Мёрты.

    Удино (впоследствии герцог Реджо), второй подполковник 3-го батальона Мёза.

    Пешё, капитан 4-го батальона Эны.

    Периньон, подполковник Пиренейского легиона.

    Перрен, Виктор (впоследствии герцог Беллюнский), командир 4-го батальона Буш-дю-Рон.

    Робен, командир 5-го батальона Эна.

    Суам, командир 2-го батальона Корреза.

    Сюберви, лейтенант 2-го батальона Жера.

    Венсан, младший лейтенант 1-го батальона Восточных Пиренеев.

    [21] См. «Мемуары» Барбару, с. 38, и мемуары госпожи Кампан, с. 228, том II.

    [22] Наша историческая беспристрастность обязывает нас представить глазам наших читателей безумные провокации ультрароялистов; они могут объяснить, хотя и не оправдать, много гнева и много преступлений.

    ВЫДЕРЖКИ ИЗ «ЖУРНАЛЬ ДЕ ЛА КУР Э ДЕ ЛА ВИЛЬ»,

    известного под названием «Малый Готье».

    № от 1 июля: «Кобленц, 22 июня. — 7-го числа будущего месяца телохранители выступают в путь. Все эмигранты направляются к границам Эльзаса. Они все вооружены и усердно маневрируют. Армия эмигрантов, численностью в 25 000 человек, из них 10 000 кавалерии, будет под начальством герцога Брауншвейгского, как и остальные войска... Мы узнаём, что некий Жужено, тиролец, убил господина де Гувьона выстрелом из карабина в грудь с трёхсот шагов».

    № от 14-го: «Люди, предлагающие отправить новые батальоны на границу, без сомнения, не знают, что австрийцы решили обращаться с величайшей строгостью со всеми людьми, не зачисленными в линейные войска. Сколько бы нам ни твердили громких слов — „двадцать миллионов рук“, „вся нация поднимается“ и т. д., — тем не менее остаётся верным, что право народов и законы войны требуют, чтобы всякий житель, горожанин или крестьянин, застигнутый с оружием в руках, подлежал разорению и сожжению своих владений. Только линейным войскам пристало вооружаться и вести войну; всякий народ, поступающий иначе, подвергает себя величайшим бедствиям и не имеет никакого права на них жаловаться».

    № от 22-го: «Иностранные державы, которые собираются взять наших швейцарцев к себе на службу, рассчитывают употребить их против нас, а поскольку те уже совсем готовы, они не хотят давать им труд идти к ним, чтобы потом возвращать обратно: это сберегает столько же времени, сколько и расходов».

    № от 22-го: «Один депутат читал своему собрату письмо с границ, начинавшееся словами: „Наши армии отступают (se replient)“; сосед прервал его и сказал: „Читайте: сгибаются (plient), это и есть нужное слово“».

    [23] Это письмо, о существовании которого Гаспарен сообщил на заседании 5 января 1793 г., стало одним из главных обвинительных пунктов, выдвинутых против жирондистов перед революционным трибуналом Амаром и Фукье-Тенвилем. Г-н Гранье де Кассаньяк («История жирондистов и сентябрьских убийств»), с. 417 тома I, говорит, что жирондисты, обвинённые Робеспьером по поводу этого письма, спаслись неопределёнными и неточными объяснениями. Это утверждение совершенно необоснованно, ибо достаточно обратиться к заседанию 12 апреля 1793 г., чтобы увидеть, что письмо жирондистов было напечатано между 5 января и 12 апреля стараниями Жансонне, который его написал и сохранил черновик. Верньо и Гюаде лишь подписали его. Оно приведено полностью в оправдательных документах «Истории революции» г-на Тьера, 2-й том, с. 370.

    [24] Чрезвычайная комиссия до тех пор состояла из двенадцати членов. Но во второй половине июля, поскольку обстоятельства становились всё более серьёзными, почувствовалась необходимость ввести в неё самых влиятельных лиц обеих частей Собрания; число её членов было доведено до восемнадцати, а почти тотчас после этого — до двадцати одного. Именно эта последняя цифра и будет впредь служить для её обозначения.

    [25] Это засвидетельствовано «Журналь де Деба э Декре», № 303, и «Монитёром», с. 883. Последний даёт лишь анализ речи и объявляет, что воспроизведёт её полностью в одном из ближайших номеров; но редакторы «Монитёра», всегда выслеживающие народную благосклонность и заметившие, какое дурное впечатление речь Бриссо произвела на якобинцев, остереглись исполнить своё обещание.

    [26] «Журналь де ла Сосьете дез Ами де ла Конститюсьон», заседание 29-го.

    [27] По поводу этих складов оружия, которые будто бы существовали в Тюильри, между министром внутренних дел и мэром завязалась весьма любопытная переписка. Она была напечатана в то самое время по приказу министра внутренних дел.

    [28] С 14 по 30 июля из Парижа отправилось 5 314 департаментских федератов. См. доклад военного министра, прочитанный на вечернем заседании 30 июля. («Журналь де Деба э Декре», № 308, с. 433.)

    [29] Для важного рассказа о неудавшейся попытке в ночь с 26 на 27 июля мы располагаем наивными признаниями, которые после торжества восстания 10 августа Петион и Карра занесли в подписанные ими сочинения, чтобы заявить о славном участии, которое они в нём приняли. (См. брошюру, изданную Петионом под названием «Важные документы для истории», и «Анналь патриотик» Карра.)

    [30] Номер от 28 июля.

    [31] Номер от 28 июля.

    [32] Мы публикуем самый текст доклада Петиона, который мы разыскали целиком написанным его рукой. Версии, приводимые «Монитёром» и «Журналь де Деба э Декре», представляют некоторые разночтения с подлинным текстом.

    [33] «Журналь де Деба э Декре», № 304, с. 383.

  

  
    I

    С некоторого времени Петион и Манюэль особенно заботились о том, чтобы упорядочить до тех пор бурное и беспорядочное действие парижских секций[1]; ибо упорядочить эту силу значило удесятерить её могущество.

    Закон запрещал конституционным органам составлять коллективные адреса и петиции; но парижские секции не были, в законном смысле этого слова, конституционными органами, поскольку не имели определённой власти и особых полномочий. Вот почему, к великому сожалению якобинских вожаков, они не смогли в момент провозглашения отечества в опасности заседать непрерывно, как все прочие органы, на которые распространялся декрет от 12 июля.

    Итак, нужно было фактически установить эту непрерывность и в то же время не потерять привилегии, которую секции сумели извлечь из молчания закона, — привилегии составлять по любому поводу коллективные адреса и петиции.

    17 июля муниципальное постановление учредило центральное бюро переписки между сорока восемью секциями Парижа. Это бюро имело задачей обеспечивать между секциями деятельные и быстрые сношения; оно заседало в ратуше и находилось под непосредственным руководством и надзором прокурора коммуны. Сорок восемь комиссаров должны были ежедневно являться туда, чтобы сообщать постановления, принятые в каждой из их секций, и получать сообщения о постановлениях, принятых в других[2].

    Уже 6 июля секция Рынка Невинных потребовала, чтобы сорок восемь секций послали в ратушу делегатов, которым было бы поручено составить адрес к армии, где были бы выражены все чувства братства, соединявшие Париж с защитниками отечества. Естественно, одной из первых забот нового бюро переписки стало ускорить назначение этих комиссаров. Тридцать две секции сначала откликнулись на призыв муниципалитета; несколько других присоединились к ним позднее. После нескольких последовательных заседаний был принят проект, представленный Колло д'Эрбуа, Тальеном и Ксавье Одуэном[3].

    Адрес содержал целый ряд клевет, направленных против генералов, командовавших нашими армиями; он стремился посеять дух неподчинения и мятежа в рядах солдат. Всё это было прискорбно; но гораздо прискорбнее было то новшество, которое только что было освящено, причём ни законный муниципалитет, ни департамент, ни Собрание, ни исполнительная власть не подумали воспротивиться ему, не разглядели всех последствий, которые подобная узурпация могла иметь в самом близком времени.

    Так, новая власть, без правил, без ответственности, без гарантий, утверждалась своей собственной властью рядом с той, которую закон учредил для представительства коммуны. Комиссары, чьё избрание не было обставлено никакими формальностями, чьи полномочия не всегда вносились в реестры, а часто были набросаны на клочке бумаги в отсутствие большинства активных граждан секции, наконец, чьи права могли быть сколь угодно неопределёнными и широкими, собирались в ратуше, совещались со всеми формами правильного собрания — председатель, секретарь и протокол, — принимали решения и присваивали себе право говорить от имени парижского населения.

    Повстанческая коммуна 10 августа была уже готова. Комиссарам секций оставалось лишь в день, избранный заговорщиками, явиться и насильственно захватить зал, где заседал генеральный совет коммуны, и распустить этот орган, который по глупому ослеплению сам открыл им двери ратуши, разместил их рядом с собой, так сказать, признал за ними право говорить и писать вместо себя. Почему бы людям без звания и без полномочий не разыграть по отношению к этим столь благодушным муниципалам басню о собаке и её подруге? Разве эта басня не применима во все времена и при всех режимах?

  

  
    II

    Благодаря учреждению центрального бюро переписки революционное движение распространилось повсюду. Стоило в одной секции появиться демагогическому предложению, как оно почти мгновенно распространялось, принималось и усиливалось в других. Секции не только переписывались между собой, но и со всеми коммунами Франции; они узурпировали законодательную власть, изобретали преступления, устанавливали наказания.

    Секция Ломбар предлагала учредить лагерь под Парижем, расклеивала обращения к парижанам, в которых грозила яростью народа всякому, кто будет стрелять в него в случае восстания, и гарантировала личную безопасность, а также собственность тем, кто встанет на его сторону.

    Секция Французского театра постановляла в акте, подписанном Дантоном, Шометтом и Моморо, что конституционное разделение граждан на активных и пассивных ею более не признаётся и что все французы, имеющие какое-либо жилище в её округе, будут действительно разделять долю суверенитета, принадлежащую означенной секции.

    С тех пор как слово «низложение» было произнесено в Собрании, этот вопрос с величайшей яростью обсуждался в большинстве секций. Муниципалитет имел дерзость поставить его в порядок дня всех секций сразу. Естественно, якобинцы также поставили его на обсуждение; они даже опередили секции, потому что по столь важному предмету им важно было провести свои частные идеи.

    «Корень зла — в исполнительной власти, — воскликнул Робеспьер в клубе на улице Сент-Оноре, — но он также и в законодательной власти. Низложение короля необходимо, но когда исчезнет призрак, именуемый королём, кто будет править?

    Будет ли исполнительная власть осуществляться законодательным корпусом? Я вижу в этом смешении всех властей лишь самый невыносимый из деспотизмов. Имеет ли деспотизм одну голову или семьсот, это всегда деспотизм. Я не знаю ничего столь ужасающего, как мысль о неограниченной власти, вверенной многочисленному собранию, стоящему над законами, будь это даже собрание мудрецов».

    Так Робеспьер заранее предавал анафеме правление Конвента, суверенную власть, осуществляемую единым собранием. Но почему он порицал режим, самым ревностным поборником которого должен был стать? Потому что тогда его соперники заседали в Законодательном собрании, а сам он себя из него исключил, тогда как позднее он был скрытым и всемогущим вдохновителем страшного Комитета общественного спасения, которому Конвент вверил осуществление своих суверенных полномочий.

  

  
    III

    Оставим петицию о низложении созревать в центральном комитете, собравшемся в ратуше, оставим революционные секции оспаривать друг у друга пальму гражданской энергии (стиль того времени); посмотрим на вступление марсельских федератов, которые, выступив 2 июля с берегов Средиземного моря, прибыли в Шарантон вечером 29-го. Кем были эти люди? Доблестными юношами департамента Буш-дю-Рон и окрестных областей, покинувшими домашний очаг, чтобы откликнуться на призыв отечества в опасности? Нет, те были на границах, вместе с Массена и Шампионне. Те же, что пришли в Париж, были лишь отъявленными бандитами, отправленными народными обществами Юга[4], чтобы ниспровергнуть конституцию и ввергнуть Францию в анархию. Мы спрашиваем писателей, наиболее склонных смягчать преступления демагогии: можно ли назвать имя хотя бы одного из этих людей, которые пришли под именем марсельцев устрашать столицу своим зловещим присутствием, разграбить Тюильри, опрокинуть шестисотлетний трон, председательствовать при сентябрьских убийствах, а затем исчезнуть, оставив за собой неизгладимый кровавый след? На каждом шагу в военных летописях этой эпохи встречаются бывшие французские гвардейцы, бывшие победители Бастилии, которые впоследствии отличились и достигли высших чинов; но можно ли доказать, что хоть один из этих марсельцев отличился в армии, стяжал там какую-либо славу, погиб благородной смертью? Пусть же перестанут смешивать память об этих разбойниках с памятью о возвышенном гимне, которому по странному заблуждению дали их имя, который, правда, выкрикивался в оргиях и в сценах убийства, коими они осквернили столицу, но который вёл и доныне ведёт наших молодых солдат к победе; с этим гимном, который должен вечно жить в памяти всех французов как символ любви к отечеству, а не как сигнал гражданской войны. «Марсельеза» была сочинена в Страсбурге Руже де Лилем, который никогда не имел ничего общего с марсельцами, который после 10 августа отказался признать власть, порождённую восстанием, и подвергался в течение всего Террора преследованиям сбиров Комитета общественного спасения[5]; она была впервые спета в доме мэра Дитриха, который был объявлен вне закона как друг генерала Лафайета и отправлен в революционный трибунал по приказу Робеспьера[6].

    Двое молодых марсельцев уже несколько месяцев находились в Париже: один, Ребекки, был вызван к решётке Собрания, чтобы дать отчёт о своём поведении в качестве комиссара в округе Воклюз; другой, Барбару, был послан своим родным городом для наблюдения за некоторыми местными интересами[7]. Они усердно посещали клуб якобинцев и тайные совещания в маленькой квартире на улице де ла Арп, куда Ролан вернулся после выхода из министерства. Состоя в постоянной переписке с народными обществами, отправившими банду марсельцев, и с самой бандой в течение двадцати семи дней, которые та затратила на пересечение Франции, они были немедленно извещены о её прибытии в Шарантон и отправились ей навстречу в сопровождении Фурнье Американца и одного бывшего прокурора Шатле, давно уже глубоко замешанного во все демагогические происки и вскоре долженствовавшего приобрести ужасающую известность под именем Бурдона (из Уазы).

    Они вступили в переговоры с начальниками марсельской колонны. Было решено, что она вступит на следующий день в столицу, что всё предместье Сент-Антуан составит ей эскорт и что воспользуются случаем, чтобы добиться, волей или силой, низложения или отрешения короля. Всё, полагали, было готово. Сантер обещал сорок тысяч человек из Сент-Антуана и Сен-Марсо; проходя по набережной, тысяча патриотов должна была отделиться от толпы, захватить врасплох ратушу и утвердить там делегатов секций; артиллерийский парк национальной гвардии, заранее выведенный на их путь, должен был попасть в руки повстанцев; четыреста граждан должны были удержать Петиона в мэрии, ещё четыреста — арестовать директорию департамента; вооружённые люди должны были занять все мосты и различные посты столицы. После этого народная армия тремя колоннами должна была вторгнуться в сад Тюильри и на площадь Каррузель; дворец не подвергался бы нападению, но был бы блокирован; одним ударом сети захватив и короля, и Национальное собрание, революционные вожди потребовали бы от последнего спасти государство, низложив первого[8].

    Дело сорвалось 30-го, как сорвалось и 26-го, из-за отсутствия вспомогательных сил, на которые рассчитывали. То ли за ним отказались следовать, то ли у него не хватило духу, но Сантер не привёл обещанных сорока тысяч. Марсельцы, числом пятьсот шестнадцать, нашли для своей встречи лишь около двухсот федератов из департаментов и две дюжины парижан, вооружённых пиками и тесаками[9]. Вдоль предместья Сент-Антуан и бульваров они, правда, встретили довольно большую, но весьма мирную толпу. Они посеяли в ней ужас, срывая ленточные кокарды, которые носили многие мужчины и женщины. Демагоги утверждали, что истинные патриоты должны носить только шерстяные кокарды.

    На развалинах Бастилии марсельцев встретила группа якобинцев, посланная материнским обществом, чтобы составить им кортеж. Их вождя провозгласили Брутом, а их самих — Сцеволами за то, что они поклялись не покидать столицу, не утвердив трон свободы непоколебимым образом[10].

    Затем они отправились в мэрию приветствовать Петиона, отдохнули несколько минут в приготовленной для них казарме — Новая Франция — и, наконец, отправились под водительством Сантера на банкет, предложенный им якобинцами вообще и в особенности национальными гвардейцами предместья Сент-Антуан.

  

  
    IV

    Невдалеке от кабачка, в который марсельцы вошли на Елисейских Полях около половины пятого, гренадеры батальона Дочерей святого Фомы заканчивали товарищеский обед у трактирщика Дюбертье[11]. Этих гренадеров бунтовщики особенно ненавидели, потому что они не раз показывали себя ревностными защитниками порядка и Конституции. Поэтому при выходе из ресторана национальные гвардейцы были окружены толпой, только что сопровождавшей марсельцев и стоявшей поблизости; в них бросают оскорбления, затем грязь, затем камни. Желая избежать неравной схватки, большинство удаляется небольшими группами; однако некоторые, по-видимому, хотят сопротивляться такому насилию. Тотчас раздаётся барабанный сбор, агенты-провокаторы кричат: «К нам, марсельцы!» Те выбегают из своего кабачка через двери, через окна и с саблями наголо бросаются на гренадеров, которых рассеивают и преследуют во всех направлениях. Молодой биржевой маклер по имени Дюамель пытается вырваться, направив на нападающих пистолет, который не стреляет. Эта попытка доводит ярость марсельцев до предела, они бросаются на него; несчастный молодой человек кидается в кафе на улице Сен-Флорантен, но марсельцы тотчас входят туда и пронзают его тысячью ударов. Несколько национальных гвардейцев ранены, трое — очень опасно, двенадцать — довольно тяжело. Некоторые обязаны спасением лишь случайному обстоятельству: поворотный мост, отделявший тогда сад Тюильри от площади Людовика XV, оказался поблизости, они перебегают его, закрывают за собой, бегом пересекают сад и укрываются во дворце, где им оказывают помощь[12].

    Внутри дворца, как и снаружи, тревога была чрезвычайной. Послали за мэром Петионом, который отправился на Елисейские Поля, где, естественно, уже никого не нашёл. Били общий сбор. Собравшись на площади Фавар, батальон Дочерей святого Фомы хотел всей массой двинуться к казарме марсельцев; его от этого отговорили. Несколько гренадеров были посланы в Национальное собрание, которое с самого открытия вечернего заседания выслушало их справедливые жалобы.

    «Мы собрались, чтобы пообедать вместе, — сказали они, — никакой тост, никакое слово не могли дать повода оклеветать наши намерения. Каково же было наше изумление, когда, выходя, чтобы вернуться домой, мы увидели, что на нас напала толпа обманутых людей, которые, раздосадованные тем, что на их крики мы отвечали криками „Да здравствует нация!“, осыпали нас градом камней. Пытаясь затем собраться, мы услышали сбор, и тотчас на нас напали шестьсот безумцев, обедавших рядом с нами. Они обрушились на нас саблями и пистолетами; некоторые из наших товарищей стали их жертвами, они убиты. Те, кто спасся, обязаны этим лишь своей стойкости или тому, что приняли знак сбора, указанный им господином Сантером. Мы пришли требовать у вас правосудия над этими убийцами. Национальные гвардии Парижа сумели защищать вас до сих пор; не требуйте от нас, чтобы мы хладнокровно смотрели, как у нас на глазах находятся убийцы наших братьев»[13].

    Чтение этого адреса прерывалось почти на каждой фразе криками: «Это неправда!», которые извергали трибуны в пароксизме ярости. Когда оратор дошёл до рассказа о смерти национального гвардейца Дюамеля, какой-то негодяй имел подлость воскликнуть: «Тем лучше!»[14]

    Собрание было глубоко возмущено; но Гора за несколько часов, прошедших с этой сцены убийства, позаботилась запастись свидетелями противоположного толка. Она немедленно выставляет их к решётке, чтобы уравновесить показания самих жертв. Их трое. Один заявляет, что, будучи в карауле во дворце, видел, как гренадеры, нарочно выпачканные грязью, вошли без пропуска к королю; что король, королева и придворные дамы нарочно оказывали большое внимание раненым. Другой рассказывает, что грозил зарубить саблей гренадера, который громко говорил, будто марсельцы — разбойники; что он отвёл его в штаб, но там его велели отпустить. Третий добавляет: «Предупреждаю Собрание, что ему должны принести мёртвое тело; ему скажут, что это жертва марсельцев; те, кто его принесёт, хотят начать контрреволюцию»[15]. В этом последнем факте было то верно, что Матьё Дюма, у которого были ранены на Елисейских Полях двое родственников, предложил национальным гвардейцам Дочерей святого Фомы пойти взять труп несчастного Дюамеля из кафе на улице Сен-Флорантен и принести его в Собрание[16].

    Но прежде чем Дюма успел взять слово, чтобы подготовить эту трагическую сцену, монтаньяр Гастон появляется на трибуне и по-своему рассказывает о фактах, которых был свидетелем. Он видел, как марсельцы принимали скудную трапезу; он слышал, как офицеры национальной гвардии кричали: «Да здравствует король, да здравствует королева, да здравствует Лафайет!» Говорили, что они кричали также: «Долой нацию!» — но он этого не слышал. Когда между офицерами и марсельцами завязалась ссора из-за криков, которые одни издавали и которые другие хотели им навязать, марсельцы перескочили через рвы, как львы, и обнажили сабли; это было величественное зрелище; но он, Гастон, вмешался и помешал схватке стать кровавой. К несчастью, у улицы Сен-Флорантен один гренадер снова спровоцировал марсельцев, спокойно шедших строем в каре; те не смогли сдержаться, и он видел, как их сабли опустились на него!

    При этих словах, чей эвфемизм для объяснения гнусного убийства невозможно не заметить, часть трибун рукоплещет; Собрание ограничивается переходом к порядку дня под предлогом, что только суд правомочен разбирать всё это дело.

    Ночь прошла спокойно, но в течение всего следующего дня в Тюильри испытывали очень сильные опасения[17]. Вожаки, уже дважды потерпевшие неудачу, по-видимому, хотели воспользоваться возбуждением умов, чтобы ускорить восстание; говорили о том, чтобы бить общий сбор; но поскольку властями, казалось, были приняты меры предосторожности, а приготовления к восстанию не были завершены, дело было снова отложено.

  

  
    V

    На заседаниях 31 июля и 1 августа новые депутации национальных гвардейцев приходят жаловаться на гнусные нападения, жертвами которых стали их товарищи; но эти жалобы встречаются воплями трибун. Часть Собрания встаёт, возмущённая такой дерзостью. Дюмолар восклицает: «Слышите ли вы вой этих каннибалов?» — «Напомните им, — добавляет Леруа, — что вчера французы погибли от руки своих братьев».

    Гюаде приходит от имени чрезвычайной комиссии сделать доклад о противоречивых петициях, представленных за и против ухода марсельцев. Он заявляет, что было бы поистине смешно отправлять сейчас в Суассон марсельских федератов, поскольку из письма муниципалитета явствует, что в лагере ещё ничего не готово и что находящиеся там добровольцы испытывают недостаток в палатках, оружии, одежде, белье и продовольствии.

    Левая использует доклад Гюаде как повод обвинить министра в бездарности и измене; правая требует заняться высылкой из Парижа батальона, ознаменовавшего своё прибытие столь ужасающими бесчинствами. Решают отправить в Суассон трёх комиссаров для проверки фактов[18], и всё удовлетворение, которое дают несчастным жертвам зверств марсельцев, — это пустая и холодная прокламация, которую Ласепед читает от имени чрезвычайной комиссии. Национальное представительство, восставая против агентов раздора, проповедует в ней союз федератам и национальным гвардейцам.

    Убедившись в своей безнаказанности, марсельцы платят дерзостью и сами являются (вечернее заседание 2 августа), по странному извращению всех ролей, требовать отмщения своим противникам и официально известить Собрание о своём прибытии.

    Их оратор начинает так: «Мы пришли числом пятьсот исполнить клятву граждан Марселя сражаться за свободу. Имя Людовика XVI пробуждает в нас лишь мысли об измене. Поспешите произнести низложение, тысячу раз заслуженное. Нам говорят: летите к границе; но Лафайет ещё командует армией, а разве свободные граждане созданы для того, чтобы повиноваться вероломному рабу двора? Отечество найдёт среди нас мстителей, а Лафайет не найдёт солдат!»

    Оратор жалуется далее на заботы, оказанные противникам марсельцев приближёнными дворца; он возмущается преследованиями, только что предписанными исполнительной властью. «Что ж, пусть это следствие ведётся, — восклицает он, — мы останемся заложниками в Париже, пока оно не закончится. Мы требуем, чтобы нас призвали охранять представителей народа, ибо имеем на это такое же право, как и гренадеры Дочерей святого Фомы, чьим неофициальным защитником только что сделал себя король»[19].

    Левая рукоплещет, требует напечатания речи марсельцев и рассылки по восьмидесяти трём департаментам. Лапорт (из Верхнего Рейна) пользуется этим случаем, чтобы заявить, что обед гренадеров оплачен из цивильного листа. Напрасно Жирарден хочет воззвать к жалости Собрания к семье молодого Дюамеля, оставившего двух детей и беременную жену. Ему отвечают, что Дюамель был агентом Кобленца, что в его карманах найдена компрометирующая переписка; но её остерегаются предъявить, и, несмотря на настойчивость Жирардена, Собрание переходит к порядку дня и приказывает напечатать петицию марсельцев.

    Эта бурная сцена только что завершилась, заседание было закрыто, скамьи уже сильно опустели; было одиннадцать часов вечера. Внезапно происходит другая сцена, дающая представление о лихорадочном возбуждении, которое поддерживали в парижском населении бесчисленные нелепые слухи.

    Толпа мужчин и женщин вторгается к решётке с криками: «Наших братьев отравляют! мщения! мщения!» Требуют возобновления заседания, но среди ещё присутствовавших депутатов не было никого, кто имел бы законное право председательствовать[20]. Просители извергают тысячу оскорблений против изменников, отказывающихся их выслушать; даже левая, устами Ласурса, вынуждена призвать их к спокойствию. Наконец появляется бывший председатель Верньо, и просители могут с содроганием и воплями ярости изобличить ужасное преступление, совершённое в Суассоне против федератов. Их негодование прорывается отрывочными фразами: «В хлеб добровольцев подмешали стекло! Хотели отравить наших защитников, наших друзей, наших братьев, наших отцов, наших детей. Одни умерли, другие лежат больные в госпиталях»[21]. Только аристократы могли совершить столь чудовищное преступление. «Пусть же объявятся эти подлые убийцы, и мы сразимся с ними! Ах, если бы у нас не было столько терпения! Если бы с самого начала революции мы истребили их до последнего, революция была бы завершена и отечество не было бы в опасности. Но вы, представители народа, вы, в ком одних мы ещё можем иметь доверие, неужели вы нас покинете?.. Если бы мы не рассчитывали на вас, мы не отвечали бы за крайности, до которых могло бы довести нас наше отчаяние... У вас мы требуем мщения и от вас его ждём».

    — Да, да, вы его получите! — восклицает Гора.

    Председатель отвечает: «Граждане, Собрание разделяет вашу скорбь; выражения вашего отчаяния дошли до его сердца». Он напоминает, что в Суассон отправлены комиссары, на патриотизм которых можно положиться, и объявляет, что обсуждение, не могущее быть действительным из-за недостаточного числа присутствующих депутатов, будет возобновлено на следующий день. «Преступление чудовищно, — подхватывает Тюрио, — мщение должно быть скорым. Я требую немедленно отправить курьера к нашим трём комиссарам, чтобы получить точные сведения о факте».

    Когда это предложение принято, Верньо закрывает заседание, и толпа расходится, издавая свои обычные угрозы. На следующий день письмо комиссаров Собрания давало о пресловутом отравлении самые подробные сведения. Если стекло действительно оказалось в хлебе федератов, то злонамеренность была здесь совершенно ни при чём. Хлебопекарня была устроена по небрежности в одном из боковых приделов церкви, чьи стены и витражи разрушались; дети забавлялись, бросая камни, и осколки стекла попали в хлеб, а пекари этого не заметили. Впрочем, зла не последовало. Хлеб был выброшен до трапезы федератов, и никто из них не испытал ни малейшего вреда.

    Ласурс, накануне первым требовавший отмщения за мнимый заговор, воспользовался случаем, чтобы лишний раз обрушиться на тех, кто волнует народ и пытается вызвать движение, которого двор давно желает. Это было, надо признать, ловким поворотом. Инцидент, естественно, не имел последствий, а следствие, назначенное для отыскания виновников этих ложных слухов, осталось безрезультатным.

  

  
    VI

    Всё было смутой, анархией, беспорядком — в Собрании, в Париже, во всей Франции. Серьёзные беспорядки вспыхивали повсюду. Пуату и окрестные провинции волновались под двойной угрозой проскрипции их священников и реквизиции их детей. В горах Лозера Дюссайян, офицер Камбрезийского полка, бежав из Перпиньяна, где он ввязал в некое подобие стычки значительную часть офицеров своего полка, бросился в замок Банн и созвал жителей Севенн для устройства лагеря в Жалесе. Национальные гвардейцы окрестных департаментов, правда, оказалось достаточно, чтобы рассеять это начало гражданской войны, но закваска оставалась, и пожар, на миг потушенный, грозил вспыхнуть в двадцати различных местах.

    В этот момент появился знаменитый манифест герцога Брауншвейгского. Этот акт был озаглавлен:

    «Декларация Его Светлости владетельного герцога Брауншвейг-Люксембургского, командующего соединёнными армиями Их Величеств императора и короля Прусского, обращённая к жителям Франции».

    Если бы этот манифест ограничился изложением претензий, которые Германский союз считал возможным предъявить Франции, — непризнанные права князей в Эльзасе и Лотарингии, угроза некоторым владениям империи, вторжение в бельгийские провинции, — он походил бы на все военные манифесты. Но генералиссимус королевских и императорских армий присваивал себе право вмешиваться во внутренние дела Франции и определял таким образом цель, которую ставили себе союзные короли: «прекратить анархию во Франции, остановить нападки на трон и алтарь, восстановить законную власть, вернуть королю безопасность и свободу, которых он лишён, и дать ему возможность осуществлять законную власть, ему причитающуюся». Вследствие этого император и король Прусский приказывали французскому населению безотлагательно вернуться на пути разума и справедливости, порядка и мира; устами своего главнокомандующего они объявляли:

    что ведут войну не ради завоеваний; 2) что хотят единственно освободить короля, королеву и их пленных родственников и дать его христианнейшему величеству возможность трудиться по своему усмотрению для счастья своих подданных; 3) обеспечить покровительство соединённых армий всем, кто подчинится королю; 4) поступать как с врагами и наказывать как мятежников против своего короля и как нарушителей общественного спокойствия тех национальных гвардейцев, которые будут сражаться против войск двух союзных дворов и будут взяты с оружием в руках; 5) требовать немедленного подчинения генералов, офицеров, унтер-офицеров и солдат; 6) возложить ответственность, под угрозой жизни и имущества, на членов департаментов, округов и муниципалитетов за все преступления, которые они допустят или которым не будут заведомо стараться воспрепятствовать; 7) наказывать лично, по законам войны, вплоть до уничтожения огнём и мечом их домов, жителей городов, местечек и деревень, которые осмелятся защищаться; 8) повелеть городу Парижу подчиниться немедленно и безотлагательно королю... возложить личную ответственность за все события, под угрозой смерти, для суда военным порядком без надежды на помилование, на всех членов Национального собрания, департамента, округа, муниципалитета и национальной гвардии Парижа и на всех прочих, кого это касается; клянясь, сверх того, своей верой и словом императора и короля, что если дворец Тюильри будет взломан или оскорблён, если будет причинено малейшее насилие, малейшее оскорбление Их Величествам королю, королеве и королевской семье, если немедленно не будет обеспечена их безопасность, то они извлекут из этого примерное и навеки памятное отмщение, предав город Париж военной экзекуции и полному ниспровержению[22].

    Герцог Брауншвейгский, говорят, несколько дней отказывался поставить своё имя под этим неслыханным памятником безумия[23].

    Составители манифеста, быть может сами того не зная, дали страшный довод неумолимым обвинителям, которые должны были отправить Людовика XVI, а позднее Марию-Антуанетту на эшафот. Правда, доходили до утверждения, будто некоторые из тех, кто вершил дела эмиграции, заботились более о регентстве графа Прованского, нежели о жизни несчастного монарха, и давали понять, что монархический принцип восстанет сильнее в сердцах французов, если будет возрождён крещением крови. Разве у самой королевы не было в Кобленце могущественных врагов — этих честолюбивых и преступных придворных, некогда преследовавших её клеветой, а ныне видевших в ней препятствие своему триумфальному возвращению, либо в качестве советников слабого Людовика XVI, либо в качестве глав регентского совета, если король погибнет в революционной буре? Но подобные утверждения нуждаются в доказательствах, а эти остались на уровне слухов.

    Как бы то ни было, масса эмигрантов не была и не могла быть посвящена во всё это макиавеллизм дворов; большинство заботилось лишь о восстановлении своих привилегий и о наказании тех, кто осмелился их похитить. Находясь во власти странных иллюзий, обычных плодов эмиграции, они без конца повторяли своим союзникам, что им достаточно будет появиться, чтобы перед ними открылись ворота всех крепостей, лежащих между границей и Парижем.

    Самое правдоподобное объяснение их поведения состоит в том, что они не соответствовали своему времени. Они всё ещё воображали себя в эпоху крестовых походов и посылали прялки опоздавшим; они, по меньшей мере, держались идей Лиги и Фронды и опирались на пример Гиза, Тюренна и Конде, которые тоже не колебались, мстя за свои частные ссоры, привлекать чужеземца в лоно своей родины.

    Людовик XVI и сама королева с болью видели, как эмиграция с некоторого времени принимает огромные размеры[24]. Они старались удержать верных слуг, просивших у них совета[25]; они не переставали посылать доверенных лиц к самым близким из уже уехавших друзей, рекомендуя им благоразумие и воздержание. Людовик XVI не только в прокламациях приказывал офицерам оставаться на своих постах, но ещё писал своим братьям конфиденциальные письма, заклиная их сидеть спокойно; те не обращали на них никакого внимания, заявляя, что считают их вырванными силой у короля, находящегося в плену у своих подданных[26].

    Напрасно Учредительное собрание, а после него Законодательное собрание нагромождали против эмиграции все громы своих декретов; напрасно Законодательное собрание обратило к Месье, брату короля, последнее предостережение[27]; напрасно оно предало его верховному национальному суду как первейшего преступника против нации. Бравада и бахвальство вожаков эмиграции лишь возрастали. Впрочем, они добились своего: они заставили вооружившуюся Европу объявить войну не на жизнь, а на смерть французской революции. Акт, подписанный герцогом Брауншвейгским, был, очевидно, написан под их диктовку.

  

  
    VII

    Людовик XVI, получивший первый экземпляр манифеста 28 июля (он был датирован в Кобленце 25-м числом), несколько дней колебался, какого поведения держаться в столь трудных обстоятельствах. Должен ли он был решительно порвать со своими страшными друзьями из эмиграции, которые не пожелали слушать ни его приказов, ни его просьб, и, следуя совету, данному ему министром юстиции Дежоли, сам явиться в Собрание, громко отречься там от иностранных государей, выдающих себя за мстителей за его ссоры и намеревающихся вторгнуться в его королевство во имя его и для восстановления его власти? Но другие министры, поддержанные королевой, воспротивились этому предложению, ссылаясь на то, что королевское величие не может подвергать себя улюлюканью трибун. Поэтому Людовик XVI ограничился тем, что послал 3 августа Собранию послание, в котором сообщал ему о манифесте герцога Брауншвейгского, выражая при этом сомнение в его подлинности, ибо официального сообщения о нём он ещё не получил[28].

    «Я принёс на трон миролюбивые чувства, — говорилось в этом послании; — мои прежние министры знают, какие усилия я делал, чтобы избежать войны... Но я уступил единодушному мнению моего совета, явно выраженному желанию значительной части нации, неоднократно высказанному Национальным собранием. Когда война была объявлена, я не пренебрегал никакими средствами, чтобы обеспечить её успех».

    Эти первые фразы пробуждают гнев левой.

    «Я принял конституцию; большинство нации её желало, я видел, что оно полагает в ней своё счастье, и это счастье с тех пор составляет единственное занятие моей жизни; я поставил себе законом быть ей верным...»

    Новый ропот.

    «Никогда не увидят, чтобы я поступался славой или интересами нации, принимал закон от иностранцев или от какой-либо партии... Я буду до последнего вздоха отстаивать национальную независимость...»

    Собрание хранит молчание; оно хранит молчание и тогда, когда слышит о личных опасностях короля, и ни один голос не отвечает сочувствием, когда монарх, кажется, молит о малейшем знаке взаимности у любви своего народа[29].

    Несколько членов правой требуют напечатания и рассылки по восьмидесяти трём департаментам и в армию — почестей, которые так часто оказывались ничтожнейшей петиции; но Лакруа, Дюко, Иснар встают один за другим, требуя, чтобы королевское послание было попросту отослано в чрезвычайную комиссию.

    «Что сделал король, — восклицает Иснар, — чтобы остановить план контрреволюции, покрывающий Францию и разветвляющийся по иностранным дворам? Ничего. — Для кого вооружаются дворы? Для него. — Чего они от нас требуют? Восстановления его абсолютной власти, его деспотизма». После этого яростного вступления пылкий жирондист последовательно обвиняет короля в покровительстве мятежному дворянству, в том, что он держит в своей капелле самых непокорных священников, что два месяца отказывался принимать меры против эмигрантов, против внешних и внутренних изменников; что поддерживал административные органы, нарушавшие конституцию; что позволил армии и её начальнику совещаться; что прогнал достойных министров; что дезорганизует государство, не пополняя свой кабинет и беспрестанно меняя его членов; что ничего не сделал против своих родственников-принцев, побудивших коалицию выступить против Франции.

    Продолжая свою лихорадочную аргументацию, Иснар перечисляет претензии левой: коалиция, известная уже более года, не была разоблачена; никаких шагов для приобретения союзников; подлинная численность наших армий скрывалась в момент войны; затем, когда война была объявлена, армия во всём нуждалась; набор войск, закупка и изготовление оружия затруднялись; лагерь в Суассоне дезорганизован; военные планы предательски составлены; Брабант покинут и даже сожжён нашими войсками.

    «Наконец, — восклицает в заключение представитель Вара, — можно подумать, что король французов мстит огнём венскому двору за бельгийское восстание, а король Венгерский мстит мечом двору Тюильри за французское восстание».

    «Вот, господа, факты, совершенно противоречащие письму короля и препятствующие его напечатанию».

  

  
    VIII

    Иснар, произнося эту пламенную филиппику, вероятно, хотел подготовить Собрание к театральному ходу, который Петион во главе многочисленной депутации должен был, согласно своим обещаниям, осуществить в условленные день и час.

    Действительно, едва оратор сошёл с трибуны, как мэр Парижа появляется у решётки, чтобы прочитать петицию, которая уже три дня составлялась в ратуше в демагогическом синедрионе под председательством Колло д'Эрбуа и из комиссаров сорока восьми секций, снабжённых более или менее правильными полномочиями.

    Просители[30] изобличали перед Собранием главу исполнительной власти и требовали его низложения. «Народ, без сомнения, вправе негодовать на него; но язык гнева не приличествует людям сильным. Вынужденные Людовиком XVI обвинять его перед вами и перед всей Францией, мы будем обвинять его без горечи, но и без малодушных послаблений. Самые почтенные страсти должны умолкнуть, когда речь идёт о спасении государства».

    Затем следовало перечисление измен монарха, благодеяний, которыми нация его осыпала и которые обратились против неё; внутренних и внешних опасностей, вызванных роялистами.

    «Людовик XVI отделил свои интересы от интересов нации, и мы отделяем их, как и он. Не воспротивившись никаким формальным актом врагам внешним и внутренним, своим поведением он явил формальный и непрерывный акт неповиновения конституции. Пока у нас будет подобный король, свобода не может утвердиться, а мы хотим остаться свободными. По остатку снисходительности мы желали бы иметь возможность просить вас об отрешении Людовика XVI, пока существует опасность отечества; но конституция этому противится. Людовик XVI беспрестанно ссылается на конституцию; мы в свою очередь ссылаемся на неё и требуем его низложения.

    Когда эта великая мера будет принята, поскольку весьма сомнительно, чтобы нация могла доверять нынешней династии, мы требуем, чтобы министры, несущие солидарную ответственность, назначенные Национальным собранием, но вне его состава, согласно конституционному закону, назначенные голосованием свободных людей, во всеуслышание, временно осуществляли исполнительную власть, пока воля народа, нашего и вашего государя, не будет широко выражена в национальном Конвенте, как только безопасность государства это позволит»[31].

    Собрание с некоторым нетерпением выслушало Петиона и делегатов секций, дававших ему советы или, вернее, приказы. Поэтому оно отослало их адрес в чрезвычайную комиссию без всякого обсуждения и закрыло заседание.

    Такой образ действий по отношению к петиции, столь старательно выработанной большинством главных адептов, каких демагогия насчитывала в Париже, лишь весьма умеренно понравился якобинцам. В тот же вечер на заседании клуба поведение Собрания было обличено как оскорбление, нанесённое коммуне и просителям.

  

  
    IX

    Недовольство парижских революционеров стало ещё более острым, их упрёки — ещё более пылкими, когда они узнали, что Собрание только что отменило постановление секции Моконсей, которая внесла новую закваску раздора в и без того ожесточённую ссору.

    Хотя эта секция была одной из первых, пославших своих комиссаров в ратушу, и таким образом участвовала в составлении коллективного адреса, принесённого Петионом к решётке Собрания, она захотела отличиться дерзким шагом и опубликовала следующее постановление[32]:

    «...... Принимая во внимание, что невозможно спасти свободу посредством конституции..... что нельзя признать конституцию выражением общей воли..... что Людовик XVI потерял доверие нации,

    объявляет вследствие этого самым подлинным и самым торжественным образом всем своим братьям, что она более не признаёт Людовика XVI королём французов; объявляет, что, возобновляя столь дорогую её сердцу клятву жить и умереть свободной и быть верной нации, она отрекается от остальных своих клятв, как исторгнутых обманом у общественного доверия;

    постановляет также, что в ближайшее воскресенье, 5 августа, она в полном составе явится в Национальное собрание, чтобы сообщить ему эту декларацию, и что, смотря по тому, что решит Собрание, она будет действовать, будучи готова скорее похоронить себя под развалинами свободы, чем подчиниться деспотизму королей;

    постановляет, наконец, что она пригласит сорок семь остальных секций и все коммуны департамента Парижа присоединиться к её декларации и собраться вместе с нею 5 августа, в одиннадцать часов утра, чтобы представить её в лоне Законодательного корпуса».

    Это постановление сопровождалось адресом ко всем гражданам Парижа, в котором стихи более или менее приятно перемешивались с прозой; ибо, как нам ещё не раз придётся отмечать, революционеры этой эпохи питали к поэзии совершенно особый культ. Но часто что это была за поэзия!

    «Святейший долг, любезнейший закон —

    Забыть закон, чтоб родину спасти.

    Соединимся все, чтобы произнести низложение этого жестокого короля; скажем единодушно: Людовик XVI больше не король французов.

    Людовик XVI предан самому унизительному осуждению: все части империи с негодованием отвергают его, но ни одна из них не выразила достаточно своё мнение...

    Посему секция Моконсей объявляет всем частям суверена, что, выражая общее желание, она не признаёт более Людовика XVI королём французов; что она отрекается от клятвы, данной ему в верности, как исторгнутой у неё обманом:

    Клятвопреступление — добродетель, когда карается преступление.

    Граждане, подражайте нашему примеру: тирания рушится, и Франция спасена навсегда.

    Общий сбор — на бульваре Мадлен-Сент-Оноре»[33].

    Постановление Моконсей было воспроизведено тотчас по появлении несколькими демагогическими листками. Карра заявил со своей обычной наглостью, что к нему присоединилось подавляющее большинство секций. Ничего не было более ложного; но какое значение имела для этого полусумасшедшего бумагомарателя одной ложью больше или меньше[34]? Зато другие журналисты, хотя и далеко продвинувшиеся в движении, в частности Бриссо в «Патриот франсэ» и Кондорсе в «Хроник де Пари», поспешили отречься от слишком дерзкой секции.

    «Восстание, — говорил последний, — есть последнее средство угнетённых народов; оно является священным долгом, когда у них нет иного способа спастись; но народ, у которого есть представители, остающиеся верными, и который через их посредство всегда может предлагать и даже определять спасительные меры, требуемые обстоятельствами, сам бежит к своей гибели, если предпочитает этим средствам действия, умеряемым законом, средства, одна незаконность которых способна погубить весь плод».

    Моконсей разослала комиссаров по всем секциям, чтобы разносить своё постановление и собирать присоединения; но их в общем принимали очень плохо. Ботанический сад отказался обсуждать; Мирабо сделал то же; на Новом мосту назначили шесть комиссаров, которым поручили донести общественному обвинителю на зачинщиков и сторонников этих постановлений, стремящихся поднять народ против конституционных властей. Различные другие секции, в частности Арсенал и Библиотека, избрали делегатов с поручением протестовать перед Законодательным корпусом против столь преступного предприятия.

    На утреннем заседании 4 августа постановление Моконсей было обличено несколькими депутатами. Руйе заявил, что только слабость, проявленная до сих пор Собранием, могла внушить подобную дерзость:

    «Если этой дерзости не будет противопоставлен во имя закона непреодолимый барьер, самые влиятельные органы государства станут один за другим узурпировать национальный суверенитет; дело скоро дойдёт до того, что представителям народа предложат удалиться из их зала и уступить место другим лицам, не имеющим никакого поручения, никаких полномочий».

    Руйе заключил требованием аннулирования постановления секции Моконсей. Сам Камбон, во имя единства и неделимости национального суверенитета, требует, чтобы чрезвычайная комиссия немедленно сделала доклад об этом постановлении. Камбона нельзя было заподозрить в модерантизме, ибо он принадлежал к крайней левой; поэтому его предложение принимается единогласно[35].

    Пока Собрание ждёт доклада двадцати одного, граждане секции Гравилье под предлогом внесения патриотического дара предстают у решётки и требуют предания короля суду. Их адрес заканчивался так:

    «Законодатели, мы ещё оставляем вам честь спасти отечество; но если вы откажетесь его спасти, нам придётся решиться спасать его самим».

    Жирарден бежит на трибуну, требует напечатания этого адреса, «ибо полезно, — говорит он, — чтобы наши сограждане знали, что одна секция столицы соблаговоляет позволить Законодательному корпусу спасти империю...

    Нужно наконец, — добавляет он среди перерывов, — чтобы Национальное собрание заставило уважать суверенитет народа или сумело погибнуть под ударами мятежников».

    На крайней левой ропщут. Справа отвечают: «Да, да, мы скорее умрём, чем позволим господствовать над собой мятежникам». Но на трибуне появляется Верньо; он пришёл прочитать доклад чрезвычайной комиссии о постановлении Моконсей и предложить следующий декрет:

    «Национальное собрание, принимая во внимание, что суверенитет принадлежит всему народу, а не одной части народа; что не было бы более ни правительства, ни конституции, что страна была бы отдана всем беспорядкам анархии и гражданских раздоров, если бы каждая отдельная секция империи могла постановлять, что она сама освобождается от той части своих клятв, которая ей неугодна, и отказывать в повиновении тем законам или тем конституционным властям, которых она более не желает признавать;

    принимая во внимание, что, если лишь пылкая любовь к свободе побудила граждан секции Моконсей принять решение, или постановление, разосланное ими другим секциям, тем не менее для общественного порядка важно пресекать уклонения, которые могли бы иметь самые пагубные последствия,

    декретирует, что налицо срочность.

    Национальное собрание, декретировав срочность, аннулирует как неконституционные решение, или постановление секции Моконсей, приглашает всех граждан заключать своё усердие в пределы закона и остерегаться происков тех, кто его нарушением пытается поставить под угрозу общественное спокойствие и саму свободу».

    Порицание Верньо и его друзей было, как видно, сильно смягчено по форме; дерзость секции Моконсей объяснялась, если не извинялась, её пылкой любовью к свободе; но всё же это было порицание, и это порицание налагалось левой. Декрет был принят Собранием без обсуждения, в тот же день снабжён королевской санкцией и немедленно передан министром внутренних дел директории департамента. Хотя и лишённая своих самых энергичных членов, директория сочла нужным воспользоваться этим случаем, чтобы попытаться доказать демагогам, что у неё ещё есть некоторая сила сопротивления, которую можно им противопоставить. Она приказала мэру опубликовать декрет об аннулировании с трубным глашатайством уже на следующее утро, 5 августа, и обставить это обнародование всем желательным церемониалом.

    Но муниципалитет научился презирать постановления департамента. Разве правила иерархии, начертанные на бумаге Учредительным собранием, не были зачёркнуты одним росчерком пера Законодательным собранием в тот день, когда оно амнистировало Петиона и Манюэля?

    По получении департаментского письма мэр, чтобы прикрыть свою ответственность, поспешил созвать генеральный совет коммуны. Тот, верный внушениям своего председателя, нагло выступил противником власти, которой был законно подчинён; он заявил, что, поскольку акт Законодательного корпуса составлен в обычных выражениях, нет оснований следовать для его обнародования формам, предписанным постановлением департамента, и что, впрочем, необычная торжественность, которою хотели обставить это обнародование, могла бы вызвать сборища и волнения.

  

  
    X

    Уже не раз можно было заметить, что, как только какая-либо секция обращала на себя внимание смелой или необычной мерой, две или три другие старались наделать ещё больше шума, пуская в ход ещё более безумные и демагогические предложения. Так, Рынок Невинных выступил инициатором адреса к армии; Фонтан Гренель потребовала, чтобы низложение Людовика XVI было декретировано Национальным собранием; Моконсей своей собственной властью объявила короля низложенным и назначила день, когда действительное низложение будет достигнуто вооружённой демонстрацией. Идти дальше было трудно.

    Кэнз-Вен обещала своё содействие этому дерзкому акту; но вечером того же дня Осселен и четверо других комиссаров коммуны пришли прочитать ей письмо, в котором мэр заклинал патриотов не предпринимать никаких необдуманных шагов, пока Национальное собрание не выскажется по петиции, которую он сам представил ему от имени сорока восьми секций Парижа.

    Революционеров предместья Сент-Антуан в глубине души задело то, что революционеры центра Парижа осмелились оспаривать у них привилегию, которую они считали приобретённой трёхлетней демагогической службой, — привилегию декретировать все мятежи. Секция Кэнз-Вен, очевидно, ни во что не поставила бы миролюбивые советы муниципалитета, если бы они были даны против одного из её собственных постановлений, а не против постановления соперницы. Но ей представился случай доказать, что без неё ничего нельзя сделать и что она одна способна по своему произволу увлекать или удерживать народные массы; она поспешила им воспользоваться. Делая вид, что уступает просьбе Петиона, она соблаговолила объявить, что отказывается от постановления, принятого ею накануне вечером о сборе 5-го числа, что будет терпеливо и бдительно ждать до ближайшего четверга, одиннадцати часов вечера, решения Национального собрания, но что, если справедливость и право не будут даны народу Законодательным корпусом, то через час после этого, в полночь, зазвонит набат, будет бит общий сбор и всё поднимется разом.

    Комиссары были посланы в предместье Сен-Марсель и к марсельцам, чтобы сообщить это решение гражданам, ранее созванным на 5-е. Что касается повстанческого комитета, который последовательно переносил свои совещания в «Золотое солнце», в «Синий циферблат» и к Антуану (из Меца), то он не оказал никакого противодействия отсрочке восстания; Александр дал ему знать, что его люди колеблются, а Сантер был или сказывался больным[36].
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    5-е было воскресеньем. Поскольку ещё не было известно, получит ли постановление секции Моконсей хотя бы начало исполнения, и поскольку были очень сильны опасения насчёт отъезда, в намерении которого обвиняли короля, значительная толпа, любопытная и возбуждённая, с самого утра и в течение всего дня стекалась к окрестностям Тюильри. Среди неё двигались волонтёры, пришедшие наблюдать за дворцом, артиллеристы, тащившие свои орудия, марсельцы, готовившиеся военными прогулками к предстоящему сражению[37].

    Собрание, посвящавшее свои воскресные заседания петициям и просителям, только что выслушало чтение многочисленных адресов с требованием низложения и даже суда над королём, как вдруг граждане секции Библиотеки предстают у решётки и заявляют, что пришли от имени этой секции отречься от адреса, представленного двумя днями ранее Петионом.

    Решение, которое они приносят, составлено так[38]:

    «СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕКИ.

    Постановление об отречении от адреса Законодательному корпусу с требованием низложения короля, в котором означенная секция не принимала никакого участия.

    Принимая во внимание, что, сколько ни искали мнимый протокол, который назначал бы комиссаров для участия в составлении адреса Национальному собранию с требованием низложения короля, не найдено никакого акта, который содержал бы полномочие ad hoc на выражение такого желания;

    общее собрание секции Библиотеки, созванное законным порядком, в числе 178 голосующих, формально заявляет, что не принимало никакого участия в означенном адресе; что оно его осуждает и отказывает в своём согласии на меру, стремящуюся лишь к ниспровержению установленных принципов и к полному разрушению конституционной монархии, которую все истинные французы поклялись поддерживать;

    постановляет, что это отречение будет немедленно передано Законодательному корпусу двадцатью членами секции.

    АНДРЕ, председатель; КУЭНТРО, секретарь».

    Ропот зрителей прерывал это чтение на каждом слове. Воблан бросается на трибуну[39] и восклицает: «Терпеть, чтобы всякий раз, когда взывают к конституции, это святое воззвание заглушалось воплями бесноватых, терпеть это, говорю я, есть уже начало клятвопреступления!»

    Свист усиливается, смешиваясь со взрывами смеха.

    «Национальное собрание, — продолжает мужественный депутат, — не может долее терпеть подобные недостойные выходки, не становясь их сообщником, не заставляя Францию опасаться своего скорого распада».

    Здесь ропот достигает такой силы, что оратору совершенно невозможно продолжать. Члены правой сходят со своих скамей, обращаются к председателю; некоторые, направляясь к двери, громко говорят: «Уйдём! Собрания больше не существует, ибо мы больше не свободны!» Но, отозванные друзьями и видя, что спокойствие восстанавливается, они занимают свои места.

    Воблан заканчивает свою речь требованием, чтобы доклад, подготовленный чрезвычайной комиссией о полиции зала, был наконец представлен на следующий день; ему это обещают, с тем чтобы не сдержать обещания.

    Друзья Петиона не могли оставить Собрание под впечатлением отречения, принесённого двадцатью комиссарами секции Библиотеки. Поэтому Бриссо спешит заявить, что он принадлежит к этой секции и лучше, чем кто-либо, может дать объяснения о её составе, тенденциях, стремлениях. «Она разделена на две части: одну почтенную, представляющую множество патриотов, тех людей, которых чернят под именем санкюлотов; другую — заражённую, состоящую из финансистов, биржевых маклеров, спекулянтов. Из этого последнего очага контрреволюции на улице Вивьен и вышло заявление, только что вызвавшее столько шума; впрочем, комиссары, обвинённые в узурпации полномочий секции, присутствуют здесь и просят допустить их к решётке, чтобы опровергнуть это обвинение».

    Тотчас же появляются четыре комиссара-санкюлота секции Библиотеки; среди них были Колло д'Эрбуа и Мари-Жозеф Шенье. Колло был тогда одним из самых модных среди парижских демагогов людей. Своим альманахом отца Жерара он приобрёл громкую славу добродетельного простодушия и народного красноречия; он председательствовал на собраниях в ратуше, где вырабатывался знаменитый адрес. Он имел, следовательно, все возможные права взять верх над поэтом, который, желая угодить плебсу, позволял подчинять себя гнусному фигляру, достойному в лучшем случае подмостков ярмарки Сен-Жермен[40].

    Колло в очень длинной речи требует публичности заседаний секций, превозносит свой дух примирения и жалуется, что подвергался всяческим оскорблениям со стороны людей, обыкновенно не удостаивающих заседания своим присутствием. «У нас оспаривали полномочия, — восклицает он, — если их не находят в архивах, значит, их похитили». Затем, намекая на знаменитое выражение «честные люди», которое ультрареволюционеры возвращали как оскорбление своим противникам с тех пор, как оно было употреблено в манифесте Лафайета, он заканчивает свою речь фразой, горячо одобренной трибунами:

    «Пока честные люди будут являться в совещательные собрания с бранью на устах и насилием в поступках, мы, люди добрые, будем приносить туда лишь начала разума и справедливости; только гласность может дать им восторжествовать».

    Эта петиция отсылается в чрезвычайную комиссию, а также в надзорный комитет, дабы было произведено следствие о похитителях полномочий почтенного Колло д'Эрбуа[41].

    Было предопределено, что в этот день в Собрании произойдут самые разительные контрасты. За Колло д'Эрбуа и его друзьями следует депутация секции Арсенала. Её ведёт один из самых прославленных граждан Парижа, человек, делавший честь французскому имени во всём мире и чья смерть должна была два года спустя стать вечным позором для проскрипторов 1793 года, — Лавуазье. Прославленный учёный читает спокойным и строгим голосом решение своей секции, предающее общественному презрению и адрес к армии, «смехотворное скопление лести, бесстыдной лжи и нелепостей», и адрес парижских секций, который «унижает, позорит и парализует конституционную власть...» Он громко изобличает происки мятежников, старающихся обмануть Собрание, выдавая за язык огромного населения то, что есть лишь прихоть горстки граждан[42].

    Оратора не раз прерывают ропотом зрителей; некоторые из тех женщин, которые с некоторого времени по приказу якобинцев осаждали трибуны и вызывали там постоянный шум и беспорядок, принимаются поднимать на смех тон оратора[43]. Вязальщицы Законодательного собрания уже начинали те подвиги, которые прославили их при Конвенте; они не щадили гения, как позднее не щадили невинности и слабости.

    Однако по предложению Лежона этих женщин призывают к порядку, и просители получают почести заседания. Троншон пользуется добрым расположением Собрания, чтобы представить адрес, которым коммуна Нанси даёт нерушимую клятву поддерживать конституцию и требует обуздания дерзких воплей трибун. Ничто не могло прийти более кстати. Монтаньяр Малларме (из Мёрты) отрекается от конституционного адреса своих сограждан; завязывается довольно оживлённое обсуждение; его прерывает вход депутации секции Моконсей.

    Наступает тишина. Пришла ли секция склониться перед законом, принести покаяние в своём постановлении? Нет, она, напротив, пришла дерзко перечитать его перед лицом Собрания, которое подвергло её формальному порицанию; она пришла торжественно заявить представителям нации, что упорствует в своём презрении к их декретам и в попрании конституции[44].

    Негодование энергично проявляется почти на всех скамьях. Председатель отвечает:

    «Я напоминаю вам о конституции, об уважении, которым вы обязаны закону. Я сейчас спрошу Собрание, будете ли вы допущены к почестям заседания».

    В момент голосования один из просителей объявляет, что они привели с собой делегатов секций, одобряющих постановление Моконсей, и просит для своих спутников разрешения пройти перед представителями народа.

    Во всех собраниях есть люди, всегда готовые извинить любые дерзости и оправдать любые наглости. Карно-младший предлагает удовлетворить просьбу просителей; «ибо, — говорит он, — пожалеем об их заблуждении, но извиним его после стольких провокаций!»

    Большинство не считает нужным доводить до такой степени христианское самоотречение и прощение обид. Оно отказывается разрешить шествие и постановляет, что будут допущены только двадцать депутатов, а многочисленный сопровождающий их кортеж останется за дверью. Тотчас после этого заседание закрывается, и Собрание, гордясь только что принятым решением, расходится, полагая, что спасло отечество[45].
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    Королю по-прежнему приписывали замыслы бегства, и надзор якобинцев всё более сосредоточивался на Тюильри. Секции, наиболее преданные ультрареволюционным идеям, своей собственной властью посылали патрули в окрестности дворца; все прочие были приглашены делать то же[46].

    Вскоре секция Гобеленов предложила не более и не менее как заставить швейцарцев очистить дворец и устроить лагерь вокруг Тюильри, чтобы держать короля под присмотром. Исполнить это силой было трудно; сомнительно было даже, удастся ли добиться согласия муниципального корпуса, который один имел право определять службу национальной гвардии. Но Петион и его друзья умели облекать тайную мысль вожаков в обманчивые недомолвки; благодаря их ловкости муниципалитет издал постановление, по которому ежедневный караул дворца должен был впредь состоять из определённого числа граждан всех батальонов. Таким образом, пояснял Петион в своём докладе, каждая секция, имея ежедневно во дворце своих граждан в карауле, не может жаловаться на несправедливое предпочтение и не будет иметь повода для беспокойства[47]. Но что в действительности должно было выйти из подобной меры? Солдаты-граждане, принадлежавшие к разным батальонам и не знавшие друг друга, в минуту опасности не могли уже быть поддержаны чувством взаимного доверия, удваивающим мужество каждого.

    Это было введение анархии в ряды вооружённой силы, как она уже была введена во все административные органы и во все секции.

    Этот половинный успех, после стольких других, всё же не удовлетворил вожаков. Через посредство центрального бюро переписки, учреждённого в ратуше, они потребовали и добились, чтобы сорок восемь секций одновременно обсуждали представление Собранию адреса, в котором должно было испрашиваться, то есть требоваться, принятие четырёх дополнительных мер, превышавших компетенцию муниципалитета:

    переустройство нового штаба;

    наказание офицеров, которые отдавали бы иные приказы, кроме исходящих от гражданской власти;

    распределение пушек шестидесяти батальонов между сорока восемью секциями;

    упразднение всех отборных рот, как противных равенству.

    За четыре или пять дней до этого гренадеры Сен-Жак-л'Опиталь пришли заявить Национальному собранию, что, поскольку отборные корпуса возбуждают зависть, настало время отменить все эти различия. Оратор, соединяя жест со словами и сам себя разжалуя, сорвал свои эполеты; растоптав ногами свою медвежью шапку, он надел красный колпак. Этому примеру последовали 5 и 6 августа другие лица, явившиеся требовать упразднения гренадерских рот, в состав которых они сами входили. Словами о бескорыстии, великодушии, равенстве перед законом всегда находятся простаки, восхищённые возможностью щегольнуть прекрасными чувствами и придать себе значение, которого иначе они не могли бы приобрести[48].

    Фактически дезорганизовав отборные роты национальной гвардии, якобинские вожаки сумели ещё ввести в ряды всех рот новые элементы, благоприятные их замыслам.

    Под предлогом заполнения пустот, оставленных храбрыми национальными гвардейцами, уходившими на границу, они призвали на обычную службу толпу граждан, не внесённых в списки, и вооружили их пиками. Более того, федераты, на которых рассчитывали и которых под разными предлогами удерживали в Париже посредством сборов, производившихся у якобинцев и в самых революционных секциях, были включены в батальоны тех кварталов, где они жили, или тех, что были связаны с ними узами демагогического побратимства[49].
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    Мы попытались показать все болезнетворные начала, последовательно вводимые в общественный организм в то время, когда готовился смертельный кризис; но до пароксизма лихорадку возбуждения, овладевшую частью парижского населения, довела именно непрерывность заседаний секций, которую Собрание в конце концов позволило у себя вырвать.

    Декрет, объявивший отечество в опасности, одновременно предписал всем конституционным властям заседать непрерывно. Парижские секции, как и прочие первичные собрания Франции, не были конституционными властями; следовательно, они не могли подпадать под действие декрета от 7 июля.

    Вот почему секция Ломбар уже 19-го потребовала, чтобы мера непрерывности была распространена на все первичные собрания; добившись большего, выиграли бы и меньшее.

    Так как Национальное собрание не соблаговолило ответить, новый проситель, выдававший себя за выразителя желания десяти тысяч граждан, явился 25 июля и прямо потребовал непрерывности заседаний парижских секций. Это требование было тотчас обращено Тюрио в предложение и декретировано без малейшего обсуждения. Собрание[50], правда, заметив серьёзность акта, который у него вырвали врасплох, три дня спустя отказалось распространить эту меру на все города с населением в сорок тысяч душ и выше[51]; но оно не вернулось к своему решению, которое, будучи внесено 31-го в реестры департамента, а 3 августа — в реестры муниципалитета, было приведено в исполнение простым объявлением, помещённым в «Монитёре» от 6 августа:

    «Собрания сорока восьми секций действуют непрерывно.

    ПЕТИОН, мэр;

    РУАЙЕ, секретарь-письмоводитель».

    Эта непрерывность должна была стать и действительно стала сигналом к самой ужасной анархии.

    Заседания секций обыкновенно происходили вечером и часто затягивались далеко за полночь. Доверенные лица якобинцев, вбрасывая в каждое обсуждение множество побочных предложений, отгоняли мирных граждан скукой, отвращением и даже страхом. Люди боялись задерживаться на улицах, которые были небезопасны, не хотели тревожить семью; ибо уже в эту пору подозрения, недоверия, заранее подстроенные стычки вызывали частые аресты; если и шли в свою секцию, то лишь на мгновение, чтобы отметить своё присутствие. Отсюда — отсутствие взаимопонимания, никакой сплочённости и силы сопротивления среди мирных людей; агитаторы, одни усердно посещавшие собрания и всегда организованные, имели полную возможность проводить голосованием самые сумасбродные предложения.

    Стало ещё хуже, когда залы заседаний были законно открыты днём и ночью. Демагоги без труда находили, даже когда они действительно были в ничтожном меньшинстве, благоприятный час, чтобы скомпрометировать всю секцию принятием предложений, которые большинство наверняка отвергло бы. Часто от прений не оставалось даже следа в книге протоколов, а назначения комиссаров просто удостоверялись на отдельных листках, скреплённых подписью импровизированного председателя или секретаря.

    Закон, определявший порядок собраний секций, не допускал их публичности, но те из парижских секций, которые бросились в революционное движение, декретировали её своей полной властью. Мы видели, как Колло д'Эрбуа приходил к решётке Собрания восхвалять эту меру, которую стремились навязать всем секциям, чтобы господствовать над всеми. Он нарисовал трогательную картину вида трибун, совещающихся вместе с активными гражданами, и заявил, что если в течение нескольких дней собрания секций были театром ужасных беспорядков, то беспорядки эти происходили именно в тех секциях, которые не согласились сделать свои заседания публичными.

    Иначе и быть не могло: секции, где большинство отказывалось допускать зрителей, неизбежно возмущались непрестанными требованиями мятежного меньшинства внутри зала и воплями бунтовщиков, толпившихся снаружи; в тех же, где повиновались приказу, данному якобинцами, все умеренные люди воздерживались, а прочие граждане, равнодушные, молчаливые или покорные, принимали предложения, которые агитаторам угодно было ставить на голосование.

    Каждый вечер люди без крова и без средств, состоявшие на постоянном жалованье у якобинцев, женщины и даже дети захватывали трибуны секций, которые, не дожидаясь решения Национального собрания, их устроили, или осаждали двери тех, которые ещё сопротивлялись этому опасному новшеству. Один и тот же состав бунтовщиков по тайному приказу вожаков переносился то в один квартал, то в другой, смотря по тому, нужно ли было в той или иной секции провести голосование, которое поставило бы её «на одну линию», по выражению того времени.

    Можно по справедливости удивляться тому, что некоторые секции в отдельные дни могли высвободиться из-под чудовищного давления, оказываемого на них, и на мгновение проявить силу и мужество. И, заметьте, протесты против решений, вырванных хитростью или насилием, исходили не всегда из кварталов, жителей которых можно было подозревать в аристократизме и фейянтизме. Самые мужественные были приняты в последние четыре или пять дней перед 10 августа секциями Арсенала, Короля Сицилии, Ботанического сада и Терм Юлиана, столь близкими, однако, к постоянным очагам восстания — предместьям Сент-Антуан и Сен-Марсель. Не доказывает ли один этот факт с последней очевидностью, что плебисциты, приносимые к решётке национального представительства от имени парижского населения, были лишь пустой фантасмагорией, подготовленной ловкими и дерзкими постановщиками[52]!

  

  
    XIV

    Пока в низах парижского населения готовились к восстанию, назначенному на определённый день всемогущей секцией Кэнз-Вен, Национальное собрание продолжало ежедневно получать самые противоречивые адреса.

    6-го числа заурядный демагог, которому дерзостью и наглостью удалось в ту пору, а позднее в марте и в мае 1793 года, играть роль, которую нельзя было бы понять, не зная, что во время революции последний из негодяев часто имеет больше влияния на массы, чем человек, окружённый ореолом гения или добродетели, — Варле является как податель и составитель адреса, уже восемь дней лежавшего на алтаре отечества на Марсовом поле и покрытого подписями множества граждан из всех департаментов. «Что это такое, — кричат справа, — просители с Марсова поля? Кто создал эту корпорацию?»[53] Но Карно-известный настаивает, чтобы оратор был допущен немедленно, потому что просители придают большое значение своему адресу и полезно знать настроение умов[54].

    Собрание уступает этому странному доводу, и Варле, допущенный к решётке, пережёвывает в бесконечной речи все общие места, которые уже восемь дней питали трибуны якобинцев и аффилированных клубов. Он требует, чтобы Людовик XVI считался отрёкшимся от короны, чтобы Лафайет был отправлен в Орлеан и чтобы министрам-патриотам было поручено временное исполнение обязанностей исполнительной власти. Он заканчивает свою диатрибу формулой, начинавшей входить в моду и вскоре ставшей паролем всех восстаний: «Нужно набросить покров на Декларацию прав человека»[55].

    В течение трёх четвертей часа слушали человека без поручения, открыто проповедовавшего мятеж; прерывали председателя Лафон-Ладеба, пытавшегося сделать просителю некоторые увещания. Зато в чрезвычайную комиссию отсылались, не удостаивая их чести прочтения, все конституционные адреса департаментов, в которых выражался протест против дерзкой ткани лжи и угроз, принесённой Петионом 3 августа от имени парижских секций в Собрание.

    Каждый день комиссия Двадцати одного получала новые доносы на Лафайета и Люкнера, чьи малейшие слова передавались, комментировались, искажались в непрерывной переписке, которую якобинцы вели со шпионами, поставленными возле генералов. Каждый день комиссия, переделывая свой доклад о Лафайете, меняла его мотивы, выводы и даже докладчика.

    Обсуждение этого дела было первоначально назначено на 6 августа, затем отложено на послезавтра, 8-е. В этот день Жан Дебри пришёл от имени Двадцати одного заявить, что новые документы, представленные Бюро де Пюзи, ни в чём не меняют фактов, изложенных против Лафайета Гюаде и его друзьями; что, следовательно, несмотря на опровержение Люкнера, донос шести депутатов приемлем и что поэтому надлежит издать декрет об обвинении генерала Лафайета как виновного в намерении разжечь гражданскую войну.

    Но едва доклад Жана Дебри окончен, как Пасторе бросается на трибуну и обличает факт, который несколько членов чрезвычайной комиссии поручили ему представить Собранию без малейших добавлений:

    когда комиссия обсуждала доклад Жана Дебри, присутствовало лишь пятнадцать членов; только восемь голосовали за декрет об обвинении. Так как чрезвычайная комиссия состоит из двадцати одного, Жан Дебри выразил лишь мнение меньшинства; более того, из этих восьми членов трое формально выступили обвинителями генерала и по справедливости могли быть сочтены вынесшими приговор в деле, где они были судьями и стороной.

    При этом разоблачении Собрание вновь обретает мужество; оно благосклонно слушает Воблана, произносящего апологию Лафайета; оно рукоплещет, когда тот восклицает в заключение: «Посмотрите на эту толпу граждан восточных департаментов, которые бегут под знамёна по призыву генералов Рейнской армии; они не занимаются речами, они действуют как храбрецы; они не подают петиций, они берутся за оружие; они не хотят командовать, они повинуются; они не требуют от Законодательного корпуса категорического ответа, „да“ или „нет“, они бегут в бой. Храбрые федераты, вот пример, которому вы должны подражать».

    Бриссо, сдерживая обещание, данное якобинцам, отвечает Воблану с тем большей резкостью, что ему самому нужно заставить простить свои прежние колебания, и направляет против Лафайета нападки тем более язвительные, что ему предстоит вновь завоевать собственную популярность.

    «Я был связан с Лафайетом, — восклицает он, — я видел в нём одного из самых пылких друзей свободы; но адский союз оторвал его от его принципов и от его славы. Он для меня более ничто. Всё его поведение ныне — лишь ткань гнусных вероломств, скрывающих сговор, если и не доказанный, то по крайней мере вероятный, с австрийцами и их внутренними союзниками — роялистами. Разве не пытался он возбудить гражданскую войну, разделяя граждан на честных людей и мятежников, приготовляя свои войска обратить оружие против внутренности страны под предлогом подавления крайностей анархии?»

    Бриссо продолжает в этом тоне целый час; но едва он заканчивает свою филиппику, как Собрание, торопясь покончить, объявляет о закрытии прений среди торжественного молчания. Председатель ставит на голосование декрет об обвинении. Собрание отклоняет его вставанием и сидением значительным большинством.

    Трибуны, обыкновенно столь шумные, хранят молчание; но их мрачное спокойствие понято Горой, которая громкими криками требует поименного голосования. Она надеется запугать слабых и таким образом вернуть себе большинство. Председатель пытается закрыть заседание; но вскоре он вынужден, после долгого и бурного обсуждения, вновь занять кресло и допустить поименное голосование.

    Вот его результат[56]:

    Голосовавших

    630

    Против обвинения

    406

    За

    224

    Большинство, прижатое к своим последним рубежам, наконец поняло, что, выдав генерала его обвинителям, оно выдаст само себя.

  

  
    XV

    Поименное голосование не было нарушено ни криками, ни улюлюканьем трибун. Бунтовщики приберегли себя к выходу депутатов. Все известные члены правой были оскорблены, некоторые избиты; кое-кто подвергался опасности для жизни.

    Поэтому уже в самом начале заседания следующего дня стол председателя был завален письмами, содержавшими самые резкие жалобы и самые энергичные протесты. Мезьер (из Оба), Реньо-Бокаррон, Фрудьер, Дюмолар, Лакретель, Жоливе, Дёзи, конституционный епископ Соммы Дебуа и несколько других депутатов правой заявляют один за другим, что их преследовали и оскорбляли волонтёры в красных колпаках, которые бросали в них грязью и камнями, хватали за ворот и грозили фонарём. Жирарден жалуется, что его ударили. «В какое место?» — иронически спрашивают на крайней левой. «Сзади, — отвечает Жирарден. — Разве убийцы бьют когда-нибудь иначе?» — «Невозможно, — добавляет мужественный оратор, — обсуждать вопрос, стоящий сегодня в порядке дня, — это был вопрос о низложении, — пока Собрание будет под игом какой-либо фракции. Посему я заявляю нации, от которой держу свои полномочия, что не могу голосовать, пока Законодательный корпус не обеспечит мне свободу и безопасность...»

    Вся правая и многие члены левой[57] встают с криками:

    «Да! да! мы не будем совещаться, пока не станем свободны».

    Воблан предлагает немедленно вызвать к решётке генерального прокурора-синдика и предписать ему под его ответственность принять самые строгие меры, чтобы спокойствие Парижа было обеспечено и чтобы члены Национального собрания могли голосовать в безопасности. На трибунах поднимается яростный ропот; председатель вынужден приказать им хранить молчание; несмотря на новый шум, Воблан продолжает:

    «Я беспрестанно слышу, как против трибун призывают авторитет Собрания, а этот авторитет бессилен; разве не смешно слышать, как председатель двадцать раз призывает трибуны к порядку, а его голос всякий раз заглушается ропотом? Лучше один раз заявить, что мы уйдём отсюда».

    — Да! да! мы не можем здесь оставаться! — восклицает правая. Левая яростно протестует и требует, чтобы не задерживались долее на жалких доносах и немедленно обсуждали вопрос о низложении. Ламарк предлагает во имя общественного спасения, чтобы Собрание объявило себя заседающим непрерывно, пока этот вопрос не будет решён. Правая со своей стороны требует, чтобы Петион был вызван к решётке и сказал, да или нет, отвечает ли он за безопасность представителей нации.

    Иснар и Дюссо защищают Петиона; Иснар в особенности, отдаваясь всей своей южной пылкости, возлагает ответственность за насилия, жертвами которых стали его коллеги справа, на агитаторов, оплачиваемых Кобленцем: «Виновные, — говорит он, — истинные, единственные виновные, на которых я призываю небесное мщение, — это Лафайет, департамент Парижа и двор».

    — Как! — восклицает Матьё Дюма. — Осмеливаются нападать на торжественный декрет, изданный вчера! Терпят, чтобы в этих стенах проповедовали восстание против законов! — «Я настолько уважаю решения Собрания, — отвечает Иснар, — что если бы декрет приговорил меня к смерти и никто не захотел бы вести меня на казнь, я пошёл бы сам»[58].

    — Поскольку хотят, — добавляет Гюаде, — спросить мэра Парижа о том, имеет ли он достаточные средства для поддержания спокойствия в столице, я предлагаю пригласить исполнительную власть сообщить, отвечает ли она за сохранение безопасности империи.

    — А я требую, — восклицает монтаньяр Шудьё, — чтобы Законодательный корпус объявил, может ли он или не может спасти отечество. — Ропот справа. — Я говорю, что те, у кого не хватило мужества взглянуть в лицо мятежному солдату, не созданы для того, чтобы заниматься великими мерами, которых требует в этот момент спасение государства; я говорю, что те, кто испугался власти одного человека, потому что он располагал армией...

    Правая при этом наглом обвинении резко прерывает оратора; Жирарден восклицает: «Одно из двух: либо большинство Собрания признаёт то, что сейчас сказал господин Шудьё, либо оно должно отправить его в Аббатство». — «Что ж! я пойду в Аббатство, если нужно, ради спасения моей страны! — отвечает пылкий оратор. — Я подвожу итог и требую, чтобы Собрание объявило, что оно не может спасти отечество».

    Рукоплескания, вопли, призывы к порядку, оскорбления скрещиваются, когда появление у решётки генерального прокурора-синдика департамента внезапно прерывает шум. Рёдерер отчитывается о состоянии возбуждения, в котором находится Париж: «Восстание готово, и секция Кэнз-Вен решила начать его в полночь набатом и общим сбором, если Собрание не проголосует до этого низложение. Однако меры приняты, резервы установлены у Каррузеля и на площади Людовика XV. Одним словом, — говорит в заключение генеральный прокурор-синдик, — мы полагаем, что на ногах стоит сила, достаточная, чтобы, быть может, внушить уважение тем, кто по ложному усердию или по злому умыслу захотел бы нарушить общественное спокойствие».

    Собрание не останавливается ни на слове «быть может», ни на определении «ложное усердие», данном повстанческому постановлению секции Кэнз-Вен; оно только что получило письмо от Манда, который отвечает ему за национальную гвардию; оно полагает, что может довериться заверениям, которые начальники парижской милиции получили от своих подчинённых; оно не желает слушать ни Воблана, умоляющего приказать немедленный уход федератов, ни Обер-Дюбайе, предлагающего встать во главе их, чтобы вырвать их из парижских соблазнов и повести к границе; оно полагает, что всё предусмотрело, приняв проект обращения, представленный Кондорсе от имени чрезвычайной комиссии и дающий народу об осуществлении его суверенитета самые учёные уроки и самые лучшие, но, увы, самые бесполезные советы. Это обращение не успели напечатать, а если его и удалось напечатать за ночь, оно послужило пыжами для ружей марсельцев[59].

    Наконец, чтобы окончательно успокоить Собрание, у решётки появляется Петион и с блаженным удовлетворением отчитывается о мерах кротости, им употреблённых, о тщательных предосторожностях, им принятых для поддержания спокойствия; он восстаёт против мании, которой, по-видимому, одержим департамент, призывать при малейшем беспорядке вооружённую силу; «ибо, — добавляет он наивно, — следует отдавать себе отчёт в природе той публичной силы, которая находится в нашем распоряжении. Со времени непрерывности заседаний секций эта сила является совещающейся, поскольку секции состоят из совокупности активных граждан, а все активные граждане суть национальные гвардейцы». Мэр заканчивает заявлением, что сумеет нести бремя ответственности, возлагаемой на него законом, и удаляется среди рукоплесканий.

    Собрание несколько раз в течение этого заседания было поставлено перед необходимостью решить вопрос о низложении, который монтаньяры обещали заставить обсудить и решить без перерыва; но оно делало вид, что нисколько не тревожится о роковом сроке, нагло назначенном секцией Кэнз-Вен и её сторонниками. Наконец, утомлённое бурными прениями предыдущих дней, успокоенное заверениями Петиона и магистратов, обязанных вещественно заботиться о поддержании порядка, оно само не бодрствует и в своём преступном равнодушии закрывает заседание в семь часов вечера, оставляя поле свободным для восстания.

  

  
    Примечания:

    [1] См. в первом томе примечание № II, «Предложение аббата Муа», заметку об организации муниципалитета и парижских секций. В конце этого второго тома мы даём другую заметку, содержащую статистические сведения о сорока восьми секциях и о том участии, которое каждая из них приняла в событиях 10 августа.

    [2] См. текст этого постановления и циркулярное письмо Манюэля в «Парламентской истории», т. XVI, с. 251.

    [3] Мы разыскали протокол, составленный по этому случаю комиссарами секций. Мы приводим его в конце этого тома. Полный текст адреса к армии находится в «Парламентской истории» Бюше и Ру, т. XVI, с. 241.

    [4] Вот описание этих марсельцев, данное депутатом департамента Буш-дю-Рон Блан-Жильи, который, уж конечно, должен был их знать:

    «Город Марсель, расположенный на Средиземном море, по соседству с сотней народов, должен считаться из-за своего порта клоакой значительной части земного шара, куда стекаются все нечистоты рода человеческого; именно там мы видим постоянно готовую к брожению пену преступлений, извергнутую тюрьмами Генуи, Пьемонта, Сицилии, всей Италии, наконец, Испании, Архипелага и Берберии... Всякий раз, как национальная гвардия Марселя выступала за пределы своих стен, орда разбойников без отечества никогда не упускала случая устремиться следом и сеять опустошение во всех местах своего прохода». («Тревожный звонок», соч. Блан-Жильи.) Эта в высшей степени мужественная брошюра стоила её автору после 10 августа декрета об обвинении.

    Даже историки, наиболее благосклонные к ультрареволюционным идеям, высказывали о марсельцах мнения, близкие к нашим. Г-н Луи Блан (с. 464 VI тома) называет их «бесстрашными авантюристами». Г-н Мишле судит о них так (с. 530 III тома):

    «Пятьсот человек из Марселя, которые вовсе не были исключительно марсельцами, были уже, хотя и молоды, старыми бойцами гражданской войны, привыкшими к крови, весьма закалёнными; одни — суровые люди из народа, каковы моряки или крестьяне Прованса, население жёсткое, без страха и жалости; другие, гораздо более опасные, — молодые люди из высших классов, в первом приступе ярости и фанатизма, странные существа, смутные и бурные с самого рождения, обречённые головокружению, каких почти не увидишь иначе как под этим знойным небом... Песнь в их устах принимала звучание, совершенно противоположное первоначальному вдохновению, звучание свирепое и убийственное; эта великодушная, героическая песнь становилась песнью гнева; вскоре ей предстояло соединиться с воплями Террора».

    [5] Мы разыскали приказ об аресте Руже де Лиля. Он датирован 18 сентября 1793 года. «Комитет общественного спасения постановляет, чтобы гражданин Ружез (sic), прозванный де Лилем, бывший инженерный офицер, проживающий в Сен-Жермене, был безотлагательно подвергнут аресту, и поручает военному министру исполнение настоящего постановления».

    Члены, присутствовавшие на заседании: Жан Бон Сент-Андре, Карно, Приёр, Сен-Жюст, Робеспьер, Эро, Бийо-Варенн.

    [6] Дитрих был отстранён от должности мэра Страсбурга 19 августа 1793 года. Он скрывался несколько месяцев и сам явился в тюрьму 10 ноября. Переводимый из тюрьмы в тюрьму в течение почти года, он был предан революционному трибуналу 8 нивоза II года (28 декабря 1793 г.) и приговорён к смерти по свидетельству Филибера Симона и Элога Шнейдера, двух священников-отступников, вождей страсбургской демагогии; им самим предстояло вскоре последовать за своей жертвой на эшафот.

    [7] Этим двум молодым людям предстояло дорого заплатить за безумные мечты, которыми они тогда себя убаюкивали. Барбару, объявленный вне закона после 31 мая, укрылся в Кане, затем в Бретани, наконец в окрестностях Бордо; в течение тринадцати месяцев ему пришлось терпеть полнейшую нужду, муки голода, тревоги проскрипции; он выстрелил в себя из пистолета на краю рва, лишь ранил себя, был схвачен агентами Робеспьера и полумёртвым доставлен в Бордо. Там он был гильотинирован 7 мессидора II года, менее чем через два года после 10 августа, менее чем за пять недель до падения своих гонителей. Ребекки, чтобы избежать убийц Комитета общественного спасения, утопился в марсельском порту в флореале II года.

    [8] План, написанный карандашом Барбару, был переписан Фурнье Американцем. «Мемуары» Барбару, с. 48–52.

    [9] «Мемуары» Барбару, с. 52.

    [10] Журнал клуба Друзей Конституции, заседание 29 июля.

    [11] «Журналь де Деба э Декре», № 311, с. 13.

    [12] Демагоги захотели увидеть в этих различных обстоятельствах доказательство того, что двор подстроил беспорядки с целью добиться немедленного удаления марсельцев. Нужно было зайти очень далеко в партийном духе, чтобы хоть на мгновение утверждать, будто гренадеры Дочерей святого Фомы были нарочно расставлены, чтобы вызвать беспорядки на Елисейских Полях. Как это могло быть? День прибытия марсельцев в Париж не был известен; товарищеский обед у Дюбертье был, напротив, назначен за несколько дней; к тому же гренадеры Дочерей святого Фомы были все людьми заметными в своём квартале; некоторые занимали значительные должности, никто не согласился бы на ремесло головореза; настоящими и единственными головорезами были, конечно, марсельцы. Зачем они пришли на Елисейские Поля в самый день своего прибытия? Они были расквартированы в Новой Франции (в верхней части предместья Пуассоньер), на расстоянии лье оттуда; поблизости было сто заведений, которые могли бы принять сотрапезников Сантера; но хотели устрашить, хотели иметь предлоги для беспорядков, нужно было идти искать повод для стычки туда, где его можно было надеяться найти. Чтобы оправдать западню, будто бы устроенную марсельцам, в тот же вечер у якобинцев заявили, что королева сказала одной из своих женщин: «Не бойтесь, вашего мужа там не было». Кто докажет, что эти слова были произнесены? Как предположить, что королева знала наизусть список тех, кто будто бы был расставлен? Всё это просто нелепо; даже если бы слова были произнесены, как не увидеть в них лишь случайно сказанную фразу, имевшую целью успокоить несчастную женщину, дрожавшую за жизнь мужа? Что окончательно исключает самую мысль о западне, так это то, что марсельцев было более пятисот, не считая их амфитрионов; сотрапезников же банкета Дочерей святого Фомы было сто шестьдесят шесть. (См. «Логограф», с. 48, том XXV, заседание 1 августа.)

    [13] Мы разыскали самый черновик речи, произнесённой от имени гренадеров батальона Дочерей святого Фомы. В этом черновике содержится фраза, которую составители, вероятно, сами сочли слишком резкой и вычеркнули. Несмотря на зачёркивание, мы смогли её прочесть; она гласила:

    «Национальная гвардия под ружьём; она не сложит оружия, пока вы не избавите столицу от этой разнузданной, сбитой с пути шайки, несправедливо угрожающей гражданам в их личности и собственности».

    [14] Отчёт «Монитёра», с. 904.

    [15] «Логограф», с. 428, том XXV.

    [16] «Воспоминания» Матьё Дюма, т. II, с. 418–419.

    [17] Вот две записки, доказывающие тревоги, которые испытывали во дворце и в штабе национальной гвардии в течение дня 31-го.

    «Париж, 31 июля.

    Мэру Парижа.

    Король поручает мне, сударь, пригласить вас явиться к нему в час дня, чтобы согласовать меры, необходимые для поддержания общественного спокойствия.

    Министр внутренних дел,

    подписано: ШАМПИОН».

    «ПАРИЖСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ.

    Мэру Парижа.

    Я только что узнал, сударь, что намерение относительно сборищ, если они состоятся, состоит в том, чтобы бить общий сбор в предместье Сент-Антуан в четыре часа утра. Если это произойдёт, я полагаю, что должен быть уполномочен бить сбор и со своей стороны. Я пошлю рано утром в предместье, чтобы удостовериться; прошу вашего предписания на этот случай. Я принял меры предосторожности, согласно тому, что вы сказали мне сегодня, относительно дворца. Жду вашего ответа с подателем.

    Главнокомандующий,

    подписано: МАНДА».

    [18] Этими комиссарами были Гаспарен, Лакомб Сен-Мишель и Карно-старший, все трое военные.

    [19] «Логограф», с. 79, т. XXVI.

    [20] Только бывшие председатели имели право замещать в случае отсутствия действующего председателя.

    [21] Говорили, что сто семьдесят волонтёров умерли от отравления, что ещё семьсот находятся в госпитале. См. речь Ласурса, с. 117, «Журналь де Деба э Декре».

    [22] См. самый текст этой важной декларации в «Парламентской истории», т. XVI, с. 176, и во втором томе «Истории революции» г-на Тьера.

    [23] Один из самых твёрдых защитников конституционной монархии, один из самых мужественных ораторов правой Законодательного собрания, Матьё Дюма, назвал манифест герцога Брауншвейгского «самым неблагоразумным актом, какой когда-либо диктовали гордость и невежество, подлинным братоубийством французских принцев-эмигрантов по отношению к Людовику XVI и его семье». Ибо, добавляет он, при том состоянии брожения, в котором находилась вся Франция и особенно столица после объявления войны, обратиться с призывом к меньшинству, враждебному революции, рассматривать его как здоровую часть нации, выступать в качестве пособников в гражданской войне — значило очевидно компрометировать короля, обвинять его в соучастии, оправдывать клеветы, которые конституционная партия постоянно опровергала; наконец, это значило вызвать к жизни и призвать на защиту отечества всё, что носило французское сердце. («Воспоминания», т. II, с. 426–427.)

    [24] В своей самой сокровенной переписке королева не переставала с величайшей горечью жаловаться на эмигрантов. Мы находим эти жалобы выраженными в двух письмах, написанных 16 и 21 августа 1791 года графу де Мерси-Аржанто, послу и наперснику императора Леопольда, в подлинности которых не может быть ни малейшего сомнения. Они были положены в тайные архивы Вены, а затем, по одной из самых причудливых прихотей судьбы, привезены во Францию по приказу того, кто двенадцать лет спустя после событий, о которых мы рассказываем, занимал трон Людовика XVI, разбивал лагерь своей армии в садах Шёнбрунна и должен был жениться на родной племяннице Марии-Антуанетты.

    Вот самые значительные места из этих двух писем, подлинники которых мы держали в руках:

    «16 августа 1791.

    Под властью агентов принцев и эмигрантов мы впали бы в новое рабство, худшее прежнего, ибо, делая вид, будто мы им чем-то обязаны, мы не могли бы из-под неё выйти; они уже доказывают это, отказываясь сговариваться с лицами, пользующимися нашим доверием, под предлогом, что эти лица не пользуются их доверием, тогда как они хотят принудить нас ввериться господину де Калонну, который ни в каком отношении не может нам подходить и который, я очень боюсь, следует во всём этом лишь своему честолюбию, своей частной ненависти и своему обычному легкомыслию, всегда полагая возможным и уже сделанным всё, чего он желает. Я даже думаю, что он может лишь повредить обоим моим братьям, которые, если бы действовали только по своему сердцу, были бы, конечно, безупречны для нас».

    «21 августа 1791.

    ..... Вы сами знаете злые речи и злые намерения эмигрантов; эти трусы, покинув нас, хотят требовать, чтобы мы одни подвергались опасности и одни служили всем их интересам. Я не обвиняю братьев короля; я верю, что сердце и намерения их чисты; но они окружены и ведомы честолюбцами, которые погубят их, погубив прежде нас».

    [25] См. «Мемуары» госпожи де Ларошжаклен и её жизнеописание, соч. г-на Неттемана.

    [26] Уже 13 октября 1791 года Людовик XVI распорядился опубликовать письмо к начальникам портов, в котором он заявлял о своём уважении к конституции, заклинал морских офицеров не эмигрировать и требовал вернуться тех, кто уже уехал. На следующий день он направил письмо в том же смысле генералам, командовавшим сухопутными войсками. Наконец, в особой прокламации он приказывал французам, покинувшим родину, возвратиться как можно скорее. «Истинная честь, — говорил он, — состоит лишь в том, чтобы служить своей стране и защищать законы». («Парламентская история», т. XII, с. 157, 158 и 161.)

    [27] Это предостережение гласило:

    «Луи-Станислас-Ксавье, королевский принц, Национальное собрание, в силу французской конституции, разд. III, гл. II, отд. III, № 3, требует от вас возвратиться в королевство в двухмесячный срок; в противном случае вы будете сочтены отрёкшимся от вашего возможного права на регентство».

    Роялистские газеты, превосходно владевшие насмешкой, но лишь раздражавшие своих противников беспрерывными булавочными уколами, пародировали это предостережение так:

    «Люди французского Собрания, именующего себя национальным, здравый разум, в силу раздела, главы I, отдела 1-го неотъемлемых законов общего смысла, требует от вас опомниться в двухмесячный срок, считая с сего дня; в противном случае вы будете сочтены отрёкшимися от вашего права на четверть разумных существ и будете рассматриваться не иначе как бешеные, достойные жёлтого дома».

    [28] Дежоли счёл нужным после заседания кабинета, на котором он предложил мнение, не одержавшее верха, подать Людовику XVI прошение об отставке в письме, которое мы разыскали.

    «Париж, сего 3 августа 1792 года, IV год свободы.

    Государь,

    позвольте, стерпите, я умоляю вас о милости, чтобы я удалился; я видел все бедствия, которыми нам угрожают, я представил их вам со всей силой, со всем мужеством, которые должны одушевлять ревностного друга порядка и свободы.

    Вы отдали мне справедливость, вы выслушали мои замечания, вы слушали их с интересом, вы, казалось, их одобряли; я несколько раз видел минуту, когда вы готовы были их принять, но моя надежда всякий раз оказывалась обманутой; вы на краю пропасти, вы это знаете, от вас самих мы получаем большую часть устрашающих подробностей, требующих самых великих мер; а Ваше Величество остаётся неподвижным, а королева не боится их грозных последствий, а лица, окружающие Ваше Величество, сами не встревожены неминуемой опасностью, которой, они видят, вы подвергаетесь.

    Государь, они весьма виновны, весьма злонамеренны, те, кто продолжает удалять вас от народа; вам не перестают представлять его вашим самым жестоким врагом; без сомнения, он раздражён, но его легко успокоить; а что значат все жертвы, которые я вам предлагаю, в сравнении со славой, которой вы можете покрыть себя, со счастьем, которое вы можете обеспечить всем французам?

    Соблаговолите, государь, поразмыслить; минуты дороги, события нагромождаются; ещё несколько дней — и, быть может, ваша воля станет бессильной.

    Государь, простите последнее усилие министра, который хотел бы содействовать вашему счастью, счастью и покою своей страны; примите предложения, которые он вам сделал; испытайте хотя бы часть их; судите об одних по действию, которое произведут другие. Государь, речь идёт о вашей короне, быть может, о самом вашем существовании; речь идёт о счастье Франции.

    Эти великие соображения вполне заслуживают того, чтобы вы отклонились от пути, по которому ваши советы заставляли вас следовать до сего дня. Я повторяю вам самую настоятельную просьбу о замене меня».

    [29] См. в «Монитёре» это послание, контрасигнованное Биго-Сен-Круа, назначенным министром иностранных дел 1 августа.

    [30] Мы даём в конце этого тома протокол, составленный лицами, явившимися в ратушу в качестве комиссаров сорока семи секций из сорока восьми. Обыкновенно от каждой секции было по три комиссара. Среди них мы находим многих из тех, кто составил повстанческую коммуну 10 августа; им показали дорогу в ратушу 3 августа, а семь дней спустя они пошли по ней снова.

    Дантон и Робеспьер блистают здесь своим отсутствием; но они представлены: первый — своими друзьями, мясником Лежандром и поэтом Фабром д'Эглантином; второй — Люилье, председателем секции Моконсей, одним из самых ревностных его сторонников. Здесь можно видеть от секции Люксембург — Паша, будущего якобинского министра, тогда наперсника Ролана; от секции Ломбар — Ж.-Б. Луве, другого доверенного лица того же кружка; от Оратории — Ассенфратца, того, кому предстояло прийти 2 июня 1793 года требовать, во имя принципа, на который жирондисты ссылались 3 августа 1792 года, проскрипции самих жирондистов; от Библиотеки — Колло д'Эрбуа и Мари-Жозефа Шенье, которых мы через мгновение увидим отвергнутыми их собственной секцией; от Гравилье — Леонара Бурдона, тогда школьного учителя, а впоследствии одного из самых кровавых проконсулов Конвента; от Ботанического сада — Анрио, будущего главнокомандующего вооружёнными секциями; от острова Сен-Луи — Коффиналя, будущего председателя революционного трибунала; от Королевской площади — Тальена, а от Кэнз-Вен — Югенена, будущих секретаря и председателя повстанческой коммуны. Остальные не заслуживают чести быть названными: это была, по прекрасному выражению Корнеля, применимому к заговорщикам всех времён, «куча людей, погибших от долгов и преступлений», которым предстояло фигурировать при господстве Террора в качестве присяжных революционного трибунала, членов департамента или коммуны, администраторов всякого рода. Состав этих заслуженных якобинцев был не очень многочислен. Во имя своего испытанного патриотизма они захватывали все должности; одна лишь гильотина время от времени прореживала их ряды.

    [31] Эта петиция находится полностью в «Монитёре»; она воспроизведена в «Парламентской истории», т. XVI, с. 315.

    [32] Это постановление в своей преамбуле указывало, что оно было принято шестьюстами гражданами, собравшимися для обсуждения опасностей отечества. Секция Моконсей состояла из тысячи семисот активных граждан; таким образом, даже если допустить, что число шестьсот, указанное в преамбуле, было точным, — а есть основания полагать, что оно было сильно преувеличено, как это почти всегда бывало, — постановление было принято в присутствии лишь трети граждан, имевших право голоса.

    [33] Оба эти документа находятся в «Парламентской истории» г-на Бюше и Ру, т. XVI, с. 247 и 248. Они подписаны Лешенаром, председателем, и Берго, секретарём. Лешенар был портным на улице Контес-д'Артуа, ныне улица Монторгёй, а Берго — служащим кожевенного рынка; оба они входили в состав знаменитой коммуны Парижа во время Террора и погибли вместе с Робеспьером 10 термидора. Лешенар значится в общем списке гильотинированных под № 2737, а Берго — под № 2695.

    [34] Утверждение Карра в его «Анналь патриотик» ввело автора «Хроники пятидесяти дней», самого Рёдерера, в странную ошибку: он говорит на с. 321, что секция Ботанического сада и секция Мирабо были единственными, отвергнувшими адрес Моконсей. Это совершенно неточно; но Рёдерер писал свою «Хронику» сорок лет спустя после событий, не имея перед глазами подлинных документов. Эта книга, хотя и достойная внимания историков, содержит некоторое число неточностей, против которых полезно быть настороже.

    В конце этого тома читатель найдёт подлинные сведения о том, как постановление секции Моконсей было встречено в каждой из парижских секций.

    [35] «Журналь де Деба э Декре», № 313, с. 53.

    [36] В протоколе Кэнз-Вен от 6 августа значится следующее: «Было постановлено, что господин Сантер соблаговолит законным образом и немедленно засвидетельствовать болезнь, мешающую ему исполнять обязанности своей должности, для доклада о том собранию; для доставления ему письма с этой целью назначен гражданин Фурнеро». Так самые неистовые демагоги ставились под надзор своими подозрительными сообщниками.

    [37] Эти последние накануне ходили в ратушу требовать боевых патронов. Пани, полицейский администратор, велел выдать им пять тысяч, несмотря на формальные приказы директории департамента, запретившей всякую выдачу пороха без её участия. (См. «Хронику пятидесяти дней», с. 351, и речь Пани от 25 сентября 1792 г.)

    [38] «Монитёр» даёт об этом решении лишь очень краткий пересказ. Мы разыскали его самый текст. Секция имела мужество велеть его напечатать и расклеить.

    [39] Воблан ещё 30 июля подал в отставку с должности члена чрезвычайной комиссии двадцати одного, чтобы не участвовать долее в мерах, которые та ежедневно предлагала Собранию.

    [40] «Монитёр» совершает здесь и заставил совершить нескольких историков, рабски его переписывающих, грубейшую ошибку. Он называет спутником Колло д'Эрбуа Андре Шенье, который тремя месяцами ранее столь резко заклеймил и не переставал в «Журналь де Пари» осыпать своими сарказмами и кровавыми ирониями неофициального защитника швейцарцев Шатовьё. Тот, кто пришёл в воскресенье 5 августа в Собрание, чтобы быть секундантом Колло д'Эрбуа, был Мари-Жозеф Шенье, будущий член Конвента, который не раз председательствовал после 10 августа в секции Библиотеки. Историки, совершившие эту ошибку, даже не прочли внимательно «Монитёр». Они нашли бы там в номере за следующий день, с. 906, заметку, которой начинается третья колонка:

    «К решётке был допущен с господином Колло д'Эрбуа и другими комиссарами секции Библиотеки не господин Андре Шенье».

    Андре Шенье, очевидно автор этой заметки, из стыдливости не пожелал объявить, что спутником Колло д'Эрбуа был его брат. Бывают случаи, когда умолчание тоже красноречиво.

    [41] «Журналь де Деба э Декре», № 314, с. 72.

    [42] «Монитёр» говорит лишь несколько слов о протесте секции Арсенала и не называет оратора, говорившего от её имени. Мы имели счастье разыскать текст адреса и имя составителя в протоколах этой секции. Мы с благоговейной тщательностью собрали единственный политический документ, вышедший, быть может, из-под пера прославленного члена Академии наук. Мы приводим его в конце этого тома. Мы приводим также решение, предшествовавшее принятию этого адреса, и решение от 8 августа, которым та же секция от него отреклась. Ничто не может лучше, чем эти противоречивые голосования, последовательно принятые одной и той же секцией с промежутком в несколько дней, дать точное представление о чудовищной анархии, царившей в Париже. От отречения к отречению, от противоречия к противоречию приходили к отрицанию всех вещей.

    [43] «Журналь де Деба э Декре», № 314, с. 72.

    [44] «Монитёр» не говорит ни слова о появлении в Собрании комиссаров секции Моконсей. Он ограничивается сообщением, что несколько секций приходят присоединиться к декларации этой секции. Подробности, которые мы приводим, почерпнуты нами из «Журналь де Деба э Декре». Можно также обратиться к «Журналь де Пари» и «Патриот франсэ», которые цитируют и авторы «Парламентской истории» за неимением «Монитёра», признаваемого ими самими весьма неточным в этом достопамятном случае и слишком склонным показывать Собрание более благосклонным, чем оно было в действительности, к революционным требованиям парижан. (Том XVI, с. 339.)

    [45] Это новое порицание, наложенное Собранием на секцию Моконсей, не остановило второстепенных агитаторов, которые ею руководили. Люилье, главный вожак этой секции, принимая в то же время меры предосторожности против судебных преследований и отдавая себя под защиту мэрии, проводил со своими друзьями подготовительные меры восстания. Эта секция, отныне согласная с секцией Кэнз-Вен, открыто назначила ему срок на ночь с 9 на 10 августа.

    Мы даём в конце этого тома несколько выписок из протоколов секции Моконсей за первые дни августа.

    [46] См. протокол секции Кэнз-Вен, «Парламентская история», т. XVI, с. 404.

    [47] Вот письмо Петиона главнокомандующему национальной гвардией, где находится зародыш этой мысли:

    «Господин главнокомандующий,

    секции настороже, граждане убеждены, что король хочет уехать; они громкими криками требуют окружить дворец. Я только что вышел из секции Гобеленов, которая постановила, чтобы все батальоны явились с оружием на площадь Каррузель. По-видимому, другие батальоны должны были собраться вместе с ними, а также множество граждан всякого рода оружия. По изложенным мною причинам они отказались от своего намерения. Я придумал простое средство, способное успокоить умы: составить гвардию короля одновременно из граждан всех батальонов, так чтобы каждая секция, имея своих граждан в карауле, не могла жаловаться и не могла питать беспокойства».

    Постановление, одобряющее эту меру, было издано муниципальным корпусом 6 августа и находится на с. 927 «Монитёра».

    [48] Мы разыскали некоторые из адресов, принесённых в Собрание гренадерами-отставниками. Это образцы напыщенной глупости; вот один из них:

    «Законодатели, яблоко раздора было брошено с намерением взрастить разделение в парижской национальной гвардии; гренадерские роты были созданы хитроумным и вероломным гением; некоторые члены этих гренадерских рот обесчестили себя действиями негражданственности, неповиновения и мятежа против нации, чтобы привязаться к главе исполнительной власти как к своему господину и получить привилегию целовать руки его жене (sic). Пусть служат ему как рабы. Мы же пришли принести жертву святому равенству, отрекаясь от суетного различия, введённого среди вооружённых граждан людьми, у которых не хватило мужества быть великими, когда они могли достичь бессмертия, утвердив непоколебимо царство разума и справедливости...

    Мы отрекаемся от всякого знака отличия и отказываемся от звания гренадера; мы кладём на стол наши шапки и эполеты, чтобы они были отправлены нашим братьям на границах. Эти украшения скорее созданы для того, чтобы устрашать австрийцев, чем для того, чтобы устанавливать между гражданами-солдатами разграничительную линию».

    Эти адреса были напечатаны по приказу Собрания. Один из них, адрес диссидентов батальона Бют-де-Мулен, заканчивался фразой, которая была вычеркнута в силу особого декрета в копии, отправленной в печать. Она показалась Собранию слишком резкой, хотя оно каждый день выслушивало почти такие же. Вот эта фраза, которую мы смогли прочесть под покрывающими её зачёркиваниями:

    «Пусть же нашему примеру последуют все добрые граждане, остающиеся ещё в этих отборных ротах, дабы остальные были преданы проклятию всех, кто, как вы, как мы, сумеет умереть за свободу!»

    Главным зачинщиком этого последнего адреса был некто Марин, торговец фарфором в Пале-Рояле. Этот Марин стремился сыграть роль в революции; вот какую роль он в ней сыграл.

    Он был назначен членом коммуны через несколько дней после 10 августа. Он это вполне заслужил, ибо был демагогом ещё накануне. Несколько позднее он стал полицейским администратором. Впав в немилость Комитета общественного спасения, неизвестно толком почему, он был включён 29 прериаля II года вместе с тремя своими коллегами и сорока девятью другими обвиняемыми, которых он никогда не видел, в мнимый заговор против жизни Робеспьера и Колло д'Эрбуа. Отправленный за пять часов в Консьержери, в революционный трибунал и на эшафот, он стал одной из жертв кровавой драмы «красных рубах», названной так потому, что осуждённых вели на место казни облачёнными в этот отличительный знак, до тех пор предназначенный отцеубийцам и убийцам королей. Но разве Робеспьер и Колло д'Эрбуа не были королями эпохи и отцами отечества?

    [49] См. протокол секции Кэнз-Вен, «Парламентская история», т. XVI, с. 407.

    [50] Упоминание об этом решении, которому предстояло оказать столь большое и столь пагубное влияние на судьбу Франции, занимает шесть строк в «Журналь де Деба э Декре», заседание 20 июля, № 303, с. 362. В «Монитёре» оно занимает лишь две строки, с. 881.

    [51] «Монитёр», вечернее заседание 28 июля.

    [52] Мы собрали в конце этого тома несколько важных решений, исходивших от секций в первые дни августа; только изучая книги решений сорока восьми секций, можно составить себе представление, и то ещё весьма несовершенное, об анархии, царившей тогда в Париже. Собрание этих книг, которые мы сотни раз перебирали, не полно. Некоторых недостаёт, другие носят следы изменений, которым они подверглись после 10 августа, как подверглись ещё и другим после 2 июня 1793 года и 9 термидора II года. Каждый стирал в них следы своего мужества и оставлял следы своего позора. Однако, сколь ни изуродованы эти книги, они должны быть причислены к самым поучительным документам революционной эпохи.

    [53] «Журналь де Деба э Декре», № 345, с. 78.

    [54] «Монитёр», с. 924.

    [55] Речь Варле занимает не менее трёх столбцов «Монитёра».

    [56] «Монитёр» от 10 августа, № 938.

    Законодательное собрание состояло из 746 членов.

    12 июля состоялось торжественное поименное голосование по случаю объявления отечества в опасности. Было насчитано 673 присутствующих члена, 16 членов в отпуске, 6 умерших, не замещённых, 16 больных, 6 прикомандированных к изготовлению ассигнатов, 2 прикомандированных к Верховному суду, 27 не ответивших.

    Мы видели в предыдущем томе, с. 289, что в день (28 июня), когда Лафайет появился у решётки Собрания и когда Гюаде вызвал аналогичное голосование, но по побочному вопросу, было лишь 573 голосовавших. Большинство в пользу конституционалистов составило 339 против 234. Таким образом, голосование 8 августа, объявленное заранее, вполне обдуманное, голосование, противоречившее выводам доклада, дало большинство гораздо более значительное, чем 28 июня. И это несмотря на то, что правая с некоторого времени ослабела из-за несвоевременных отставок: так, 23 июля Мартен из Марселя, тот, кто, как мы видели выше в этом томе, протестовал против поджигательского адреса своих земляков, сложил с себя полномочия; 26-го Даверуль, 28-го Жокур последовали его примеру.

    [57] Это засвидетельствовано в «Монитёре».

    [58] Год спустя Иснар, объявленный вне закона декретом Конвента, не сдержал своего неосторожного обещания. Он скрывался весь остаток Террора и вернулся в Собрание через шесть месяцев после смерти Робеспьера.

    [59] Это обращение сопровождалось подготовительным докладом по обсуждению вопроса о низложении. «Журналь де Деба э Декре», № 133, с. 319. Собрание декретировало его напечатание и постановило рассмотреть его через двадцать четыре часа после раздачи. («Логограф», с. 433.) Несмотря на все наши разыскания, мы не смогли разыскать текст этого доклада.

  

  
    I

    Высший кризис приближается; но в тот самый момент, когда нам следовало бы быстро идти к развязке, мы оказываемся остановлены почти непреодолимыми препятствиями.

    История дня 10 августа 1792 года была до такой степени затемнена в своих малейших подробностях, до такой степени погребена под несколькими наносами лжи, если воспользоваться удачным и живописным выражением г-на Мишле[1], что необходимо прежде всего расчистить дорогу от ошибок, укоренившихся за семьдесят лет, от фальшивого материала, вставленного, словно западни, в каждый официальный документ.

    Существует тысяча рассказов, полных до мелочей, о том или ином факте истории Франции, который, рассматриваемый в своих причинах или следствиях, заслуживает лишь самого краткого упоминания. Но если отдельные эпизоды ночи с 9 на 10 августа были сто раз пересказаны, то о том, каким образом в недрах секций и в ратуше подготовлялось и совершилось низвержение самой древней монархии современной Европы, до сих пор пребывали в полнейшем неведении. Единственные документы, с которыми до сих пор справлялись историки, обрезаны, изуродованы, фальсифицированы по произволу; и, однако, ложь не была сплетена настолько искусно, чтобы истина не пробивалась сквозь плотную ткань савана, в котором победители хотели похоронить её навсегда[2].

    Это единодушие секций, поднявшихся как один человек, чтобы низвергнуть конституционную монархию, — мы увидим, что его никогда не существовало; этот список трёхсот мнимых делегатов восставшего народа, о котором так часто говорили, — мы увидим, что он ложен; эти полномочия, вручённые народом своим спасителям, — мы увидим, как они были добыты и кем даны; этим описаниям гигантских схваток, где нам представляют глубокие массы, героически идущие на приступ Тюильри, мы противопоставим просто-напросто число убитых и раненых. Тогда сквозь двусмысленные выражения, рассчитанные умолчания, напыщенные преувеличения официальных протоколов каждый сможет свободно прочесть то, что нам стоило такого труда расшифровать, убедиться в чудовищной узурпации одних, в преступном попустительстве других, в непредусмотрительности этих, в трусости тех.

    Итак, вооружимся мужеством и решительно проникнем в этот лабиринт.

  

  
    II

    Самые яростные из агитаторов хотели, чтобы восстание началось уже вечером 8 августа; они попытались провозгласить его у якобинцев[3], но их пыл был остановлен благоразумными, и великий акт пришлось отложить до часа, указанного секцией Кэнз-Вен как крайний предел народного терпения. День 9-го был, таким образом, целиком употреблён обеими сторонами на приготовления либо к нападению, либо к обороне.

    Пока самые революционные секции заверяли Кэнз-Вен в своём содействии, другие, как, например, секции Терм Юлиана, Короля Сицилии и Ботанического сада, протестовали и мужественно доводили свои протесты до сведения Национального собрания, департамента, муниципалитета и других секций. Секция Короля Сицилии в особенности открыто враждебно относилась к замышляемому восстанию; напоминая закон, запрещавший секциям принимать постановления и распоряжаться вооружённой силой, она заклинала население Парижа не давать увлечь себя к нарушению Конституции.

    Хотя и доведённый до почти полного бессилия, департамент по получении этого постановления поспешил его одобрить и переслать мэру и главнокомандующему, рекомендуя им принять меры, чтобы не дать звонить в набат[4].

    Главное командование национальной гвардией, вследствие очередности, установленной между шестью начальниками легионов, уже несколько дней находилось в руках начальника 4-го легиона Жана-Антуана Галио де Манда, бывшего капитана французской гвардии. Этот офицер был весьма твёрдо привержен конституционным идеям, храбрый военный, верный своей присяге, он был готов до смерти защищать неприкосновенность жилища и особы главы государства[5]. К несчастью, как известно, ему не принадлежало право призывать вооружённую силу; он не мог даже учреждать чрезвычайные посты без приказа своего непосредственного начальника — мэра Парижа.

    Предупреждённый уже утром 9 августа командиром батальона Арсенала о том, что полицейские администраторы велели раздать марсельцам боевые припасы и что в нескольких секциях открыто проповедуют восстание[6], Манда не дожидается указаний Петиона и шлёт ему одну за другой несколько записок, чтобы получить необходимые приказы[7]. Понуждаемый к ответу не только главнокомандующим, но и директорией департамента, мэр Парижа в конце концов предписывает увеличить силы, которым поручено наблюдать за безопасностью подступов к дворцу, и разрешает учредить два резервных поста: один — в одном из больших залов Хранилища мебели, другой — в Отеле Тулузском, ныне Французском банке.

    Командование 17-й военной дивизией, вследствие отставки генерал-лейтенанта г-на де Виттинкоффа, уже несколько дней принадлежало лагерному маршалу г-ну де Буассьё, а под его началом — г-ну де Мену, бывшему члену Учредительного собрания. В Париже не было никаких линейных войск — ни кавалерии, ни пехоты, ни артиллерии. Швейцарцы, числом около девятисот пятидесяти, имели своих собственных офицеров, которым одним и повиновались. Таким образом, в распоряжении генералов находилась лишь жандармерия, силой в девятьсот конных и около тридцати пеших человек.

    План обороны, подготовленный Манда, по крайней мере насколько он вытекает из разрозненных приказов, отданных разным начальникам постов, был таков: дать колонне повстанцев, идущей из предместья Сент-Антуан, углубиться по набережным, за ратушу; помешать её соединению с колонной из предместья Сен-Марсо, удерживая подступы к мостам, в особенности к мосту Менял и Новому мосту; атаковать её конными жандармами, поставленными у Лувра и на набережной Орсе, и ударить ей в тыл резервом, расположенным у ратуши. Но этот план, благодаря которому дорога была бы перерезана повстанцам задолго до их прихода к Каррузелю, основывался на энергичной атаке, которую должна была произвести конная жандармерия, и на стойкости некоторых постов, вверенных офицерам национальной гвардии. Между тем жандармерия, почти целиком состоявшая со времени своей реорганизации из солдат, покинувших свои знамёна при первых волнениях революции, была далеко не надёжна; она только что, в силу недавнего закона, произвела выборы своих начальников и сохранила во главе лишь тех, кто был наиболее открыто вовлечён в революционное движение. Среди офицеров национальной гвардии многие не осмеливались действовать, колебались и даже, уступая странным сделкам с совестью, готовились вступить в соглашение с восстанием[8].

  

  
    III

    Мэр по необходимости был стержнем законного сопротивления в городе. К нему сходились все предписания высшей власти; от него должны были исходить все приказы национальной гвардии, все требования, назначенные приводить в движение вооружённую силу.

    Петион был вызван между пятью и шестью часами вечера в Национальное собрание и сообщил самые успокоительные известия о поддержании общественного спокойствия. Выйдя из зала Манежа, он должен был бы воспользоваться случаем, чтобы отправиться в Тюильри и условиться с Манда о защите дворца, но он остерегся это сделать. Однако Рёдерер, с которым он встретился у решётки, убедил его зайти на улицу Дофина, где заседала директория департамента. Там мэр нашёл Дюмона, Бомеца, Даву, д'Ормессона, Левийяра, Шартона, стоявших во главе этой администрации после ухода герцога де Ларошфуко и его восьми коллег. Было условлено, что совет департамента и совет коммуны будут заседать непрерывно.

    После этого Петион отправился в ратушу, надеясь пробыть там лишь мгновение и удалиться в мэрию — ныне префектуру полиции — только там он мог считать себя в безопасности. Между главными заговорщиками и им было условлено, что его там запрут под стражу с почётным караулом, чтобы помешать ему выйти; это был первый пункт всех программ восстания, изготовлявшихся одна за другой в течение двух недель, тот пункт, исполнением которого Петион, естественно, дорожил больше всего[9].

    В течение дня конституционные члены парижского муниципалитета с большим трудом добились от мэра, чтобы он поставил свою подпись под письмом, в котором парижан приглашали держаться спокойно, остерегаться агитаторов и уважать Конституцию[10]. Было условлено, что муниципальные офицеры отнесут это письмо в каждую из сорока восьми секций и подкрепят его самыми горячими заклинаниями, самыми миролюбивыми советами. Естественно, члены генерального совета, исповедовавшие конституционные принципы, вызвались и были приняты в качестве вестников согласия. Те же, кто более или менее тайно вступал в сделки с якобинцами, большей частью отклонили честь этого поручения. В этом отказе они находили двойную выгоду: избавлялись от необходимости идти в секции с умеренным словом, которое скомпрометировало бы их перед «братьями и друзьями»; и оставались сплочёнными в ратуше, готовые облечь кажущейся законностью волю восстания.

    Прибыв в зал генерального совета, Петион находит на столе письма от Манда, торопящего его явиться во дворец[11]. Известия, приходящие со всех сторон, вскоре возвещают, что образуются сборища, что говорят о набате и о намерении идти к Тюильри. Те из муниципалов, кто не посвящён в замыслы вожаков, торопят Петиона бежать туда, куда призывает его самый настоятельный долг. Напрасно тот приводит тысячу предлогов, чтобы объяснить и продолжить своё преступное бездействие; на него настаивают, ему кричат: «Нужно идти; идёмте, господин мэр, станьте во главе нас!»[12] Не имея возможности долее противиться, не возбуждая справедливых подозрений, Петион решается отправиться, уводя с собой нескольких из тех, кто только что вызвался его сопровождать.

    Было одиннадцать часов вечера. Министры, отдав каждый по своему ведомству самые необходимые распоряжения, вернулись в Тюильри. Рёдерер[13] также только что прибыл и, удивляясь, что не видит мэра, присутствия которого он требовал, писал ему на самом столе совета. В этот момент появляется Петион в сопровождении нескольких муниципальных офицеров, в частности г-д Буше-Рене, Бори и Террена. Король резко обращается к мэру: «Кажется, происходит большое движение?» — «Да, государь, — отвечает Петион, — брожение велико». Он прибавляет несколько банальных фраз об усердии, с которым он пришёл в эту решительную минуту лично печься о безопасности короля и его семьи. На эти уверения в преданности Людовик XVI отвечает ласково. Петион спешит прервать разговор и направляется к двери под предлогом осмотра внутренних и внешних постов; но в момент выхода он оказывается лицом к лицу с Манда.

    Честный солдат останавливает лицемерного магистрата и спрашивает, почему полицейские администраторы отказывают в патронах национальной гвардии, тогда как выдают их марсельцам. «Вы не были в надлежащей форме, чтобы их получить». Манда настаивает, Петион всё более запутывается в уклончивых ответах; главнокомандующий прерывает его: «У меня всего четыре заряда, да и то у многих моих людей нет ни одного; но это ничего, я отвечаю за всё, мои меры хорошо приняты».

    Петион, вовсе не желая продолжать разговор, принявший такой оборот, оборачивается к Рёдереру: «Не пойдёте ли вы со мной? — говорит он. — Здесь душно, я спущусь подышать воздухом». Генеральный прокурор-синдик, ожидающий известий от своих коллег из департамента, извиняется, что не может сейчас отойти. Петион ускользает, спускается по большой лестнице и, не сказав ни слова ободрения национальной гвардии, обходит сады и дворы, тихонько направляется к Собранию, надеясь, что его потребуют декретом. Но так как присутствующих представителей слишком мало, чтобы что-либо решить, он вынужден из приличия вернуться ко дворцу; он остерегается подниматься в апартаменты и остаётся на террасе, с тревогой ожидая часа избавления.

  

  
    IV

    Оставим Петиона его мечтаниям и пройдёмся по городу. Ночь великолепна, и её дивное спокойствие составляет странный контраст со смятением душ. Во всех кварталах жители, стоя на порогах домов, беседуют о событиях дня, о восстании, назначенном на определённый час, о низложении, которое Собрание отказалось даже поставить на обсуждение. Мнения, естественно, сильно разделяются, споры ведутся с величайшим оживлением, но никто не трогается с места.

    В предместье Сент-Антуан возбуждение сильнее, чем в остальном городе, но ещё невозможно предвидеть, выльется ли оно в повстанческое движение. Большая улица вся освещена, группы многочисленны, особенно напротив Воспитательного дома, где заседает секция Кэнз-Вен. Агитаторы гремят там против Национального собрания, которое сделало вид, будто не озабочено роковым сроком, соблаговоленным ему назначить до восстания. Лица, выдающие себя за делегатов различных секций, приходят обещать помощь и содействие своим братьям из Кэнз-Вен[14]; их, естественно, встречают с восторгом.

    Осселен, один из революционных муниципалов, является от имени генерального совета; так как он говорит довольно туманно о поддержании общественного спокойствия и уважении к закону, чувствуется, что он вовсе не намерен осуждать замышляемое восстание; поэтому ему дают говорить, но его не слушают[15].

    Федераты объявляют, что соберутся под знамёнами предместья Сент-Антуан, чтобы защищать и спасти отечество; другие, соединяя действие со словами, прибывают кто пешком, кто в фиакрах. Их осыпают выражениями сочувствия.

    Эти присоединения, более или менее показные, более или менее многочисленные, не обманывают вожаков. Они чувствуют, что движение не обозначается и не развивается. В самом деле, за исключением пяти или шести секций, весьма сильно вовлечённых в революционное движение (Ломбар, Гравилье, Моконсей, Гобелены, Французский театр и предместье Пуассоньер), все прочие колеблются или энергично высказываются против замысла Кэнз-Вен.

    Большинство секций открывает свои заседания между восемью и девятью часами вечера и начинает с чтения муниципального письма, о котором мы говорили. Этот призыв к согласию, а также делегаты, пришедшие его поддержать, встречают наилучший приём[16].

    В секции Гранж-Бательер до такой степени далеки от одобрения угроз Кэнз-Вен, что один из членов предлагает представить Национальному собранию адрес, чтобы выразить негодование, испытанное гражданами при известии, что накануне представители народа подверглись оскорблениям. Но эту секцию могут обвинить в аристократизме; иначе обстоит дело с секцией Фонтан-де-Гренель. С тех пор как её главные жители эмигрировали или скрываются, ею управляют мелкие торговцы, которых расстройство их дел привело в ярость, и она часто отличалась демагогической крайностью. Узнав, что Кэнз-Вен упорствует в своём постановлении от 4-го, она посылает к ним комиссаров, чтобы доказать опасности, могущие произойти от шага, который они намерены предпринять этой ночью. В предместье Сен-Жак к восстанию расположены немногим лучше; если секция Гобеленов, как всегда, высказывает откровенно революционные мнения, то Сент-Женевьев, Ботанический сад и Обсерватория остаются совершенно спокойны. На настоятельные приглашения, которые Гобелены обращают к своим соседям из Сент-Женевьев, те отвечают, что не получали приказов Аклока и будут действовать исключительно по указаниям своего командира батальона, чьи умеренные взгляды хорошо известны. Монтрёй и Попенкур, по-видимому, также не намерены поддерживать своих братьев из предместья Сент-Антуан в их повстанческих замыслах[17].

    Тем не менее Кэнз-Вен рассылает по всему Парижу доверенных лиц, чтобы распространять и поддерживать свои постановления. Вожаки Моконсей, Ломбар и Французского театра также час за часом отправляют «братьев и друзей» для непрестанного давления на все секции[18]. Однако многие из них отвергают эти призывы к восстанию, некоторые закрывают заседание в обычный час[19], убеждённые, что ничего необычайного произойти не может, или не желая ни во что вмешиваться[20].

  

  
    V

    Вожди восстания долго колебались между двумя замыслами. Вожаки предместья Сент-Антуан хотели сделать из обычного помещения комитета Кэнз-Вен центральный пункт собрания комиссаров сорока восьми секций[21]. Вожаки секций центра Парижа хотели, чтобы местом собрания комиссаров была сама ратуша. По легко понятному чувству ревности им претило казаться подчинёнными Кэнз-Вен. Остальная часть программы была везде одна и та же: надлежало громко объявлять, что комиссары будут уполномочены сговариваться с муниципалитетом о средствах поддержания спокойствия и тишины, не имея права каким-либо образом вмешиваться в муниципальные функции[22]; втайне же им давали поручение вырывать одно за другим у генерального совета коммуны решения, необходимые для дезорганизации всякого сопротивления, с тем чтобы сломить законные власти, когда в них больше не будет нужды.

    Как мы видели, частыми чрезвычайными созывами и особенно учреждением центрального комитета переписки секции приучили посылать в ратушу делегатов для обсуждения всевозможных предметов. Именно на 10 августа[23] коммуна пригласила их назначить уполномоченных для участия в обсуждении проекта, касавшегося образования лагеря под Парижем и средств защиты столицы в случае вторжения. Будучи законно непрерывными, они могли заседать, а следовательно, избирать и посылать комиссаров в любой час дня и ночи. Раз собрание состоится в ратуше, кто осмелится заметить, что вместо ответа на муниципальный вызов повиновались призыву ультрареволюционных секций? Раз принесут полномочия, составленные от имени той или иной секции, кто осмелится оспаривать число граждан, от которых, как будет заявлено, они получены? Можно было рассчитывать на десяток преданных секций; для прочих, смотря по обстоятельствам, зал заседаний будет захвачен подосланными бунтовщиками[24], согласие немногих членов бюро, несущих дежурство, будет вырвано запугиванием; что касается секций, на которые слишком трудно воздействовать, обойдутся без их согласия.

    В одиннадцать часов вечера[25] секция Кэнз-Вен, весь вечер надеявшаяся остаться исключительным центром движения, заметила, в каком одиночестве её оставляют, поняла, что надобно отказаться от первоначального замысла, и решилась принять следующее постановление, которое, как она заранее знала, будет беспрекословно принято секциями центра:

    «Принимая во внимание, что речь идёт о спасении отечества и общего дела, секция назначает трёх комиссаров, чтобы отправиться в ратушу и совместно с теми, кто будет назначен другими секциями, обсудить средства соглашения о мерах, которые надлежит принять в нынешних обстоятельствах»[26].

    Вслед за этим первым постановлением принимаются два других: одно отдаёт комиссаров, посланных в ратушу, под защиту народа, другое объявляет, что отныне будут получать приказы только от комиссаров большинства секций, собранных вместе[27].

    Эти решения разносятся по секциям около полуночи. Секции центра, в особенности Моконсей, Гравилье и Ломбар, приняли или принимали в тот же момент тождественные решения; поэтому постановления Кэнз-Вен встречаются там с живейшим восторгом.

    Но во многих других секциях заседание уже закрыто; в зале остаётся лишь несколько человек, дремлющих на скамьях. Их будят, им говорят, что надобно немедленно назначить комиссаров, чтобы идти в ратушу спасать отечество в опасности. В Арсенале шесть человек, находящихся в комнате комитета, назначают троих из своей среды представлять тысячу четыреста активных граждан[28]. Почти так же происходит дело в Лувре, в Обсерватории и у Короля Сицилии.

    В некоторых кварталах заседание ещё продолжается, но зал почти пуст, и присутствующие граждане заявляют, что их слишком мало, чтобы что-либо решать от имени большинства[29]. В других попросту переходят к порядку дня[30]. Иные секции, правда, оказываются менее строптивыми и назначают комиссаров, но не определяя их полномочий; сами избранные не знают, что им предстоит делать. Кое-где до такой степени не доверяют мерам, которые могут быть приняты в ратуше, что избиратели объявляют о готовности повиноваться лишь приказам, переданным им их собственными делегатами[31].
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    Кэнз-Вен первыми подали нравственный сигнал восстания, потребовав назначения комиссаров, но они остереглись подать его вещественный сигнал[32]; быть может, они ещё колебались или хотели просто прикрыть некоторой завесой последние приготовления к бою. Но в центре Парижа решили ускорить события. Именно из церквей, находившихся в округах секций Гравилье, Ломбар и Моконсей, вышел тот сигнал, который в полночь раздался и вскоре распространялся всё дальше; ибо в таком огромном городе, как Париж, и в такие времена лихорадочного возбуждения, какие мы описываем, всегда находятся люди, готовые броситься на колокольни, чтобы повторить доходящий до них сигнал, часто не зная, откуда он идёт и что означает[33].

    К звону набата вскоре примешивается бой барабанов, из которых одни бьют общий сбор, а другие — сбор; общий сбор бьют в пользу мятежа, сбор — в пользу законного сопротивления[34].

    Батальоны собираются, не зная, чего от них хотят и каким приказам они должны повиноваться. Собравшись, они выслушивают речи своих начальников, но также и вожаков, нагло проповедующих неповиновение приказам штаба и разжигающих злобу и вражду граждан-солдат, и без того сильно разделённых между собой.

    Одни батальоны направляются ко дворцу, другие — к ратуше; многие из благоразумия и не зная, на какую сторону склониться, остаются в своих кварталах; но, естественно, поскольку нет ни порядка, ни дисциплины, они доставляют и обороне, и восстанию отдельных солдат[35].

    Восстание провозглашено, но оно далеко не совершено. Возбуждение, бывшее довольно сильным вечером, мало-помалу угасло. В некоторых местах, у застав, которые закрывают, у подступов к самым революционным секциям и клубу якобинцев, кричат «к оружию», стучат в двери[36]; в остальном городе всё спокойно[37], на улицах видны лишь граждане, идущие к своим батальонам.

    Между тем комиссары, назначенные самыми ревностными секциями, прибывают в ратушу между часом и двумя часами ночи. Они занимают зал, который уже около двух недель был отведён для приёма делегатов по адресу к армии, по петиции о низложении и по другим предметам, поставленным в порядок дня бюро переписки.

    К трём часам считаются представленными девятнадцать секций[38]. Югенен, председатель Кэнз-Вен, овладевает креслом; у него на это все права, и никто не думает их оспаривать. Тальен, уже державший перо при составлении адреса с требованием низложения, оказывается как нельзя более кстати, чтобы исполнять обязанности секретаря.

    Между тремя и семью часами, когда так называемые комиссары, облечённые мнимыми чрезвычайными полномочиями[39], окончательно совершили узурпацию всех властей, насколько возросло первоначальное число девятнадцать? Вероятно, на четыре или пять, самое большее на девять; ибо бесспорно, что по меньшей мере двадцать секций не были представлены.

    Теперь, кем были эти семьдесят или восемьдесят человек, только что тайком проникшие в один из залов ратуши?

    Были ли это корифеи демагогической партии, те, кого в течение года видели во главе ультрареволюционного движения — у якобинцев, в секциях, у решётки Собрания? Ничуть. Правда, секция Кэнз-Вен отдала комиссаров под защиту народа; но, несмотря на это заявление, быть захваченным на месте преступления в заговоре могло быть небезопасно; поэтому вожди благоразумно держались в стороне. Робеспьер, Фабр д'Эглантин, Бийо-Варенн пришли заседать в лоне повстанческой коммуны лишь через день или два после 10 августа, когда оставалось только пользоваться победой. Марат снова забился в погреб, так часто служивший ему убежищем. Сам Дантон, чей пост заместителя прокурора коммуны находился в ратуше, явился туда лишь очень поздно и весьма неохотно; он ускользнул оттуда как можно скорее; Камиль Демулен, не покидавший будущего министра юстиции, следовал за ним в его передвижениях и особенно в его отступлении[40].

    Были ли это по крайней мере люди, известные и уважаемые в собственной партии? Нет, ибо некоторые из них до такой степени неизвестны тем, кто их будто бы назначил[41], или до такой степени подозрительны, что через два-три дня после торжества восстания осмеливаются оспаривать их назначения, отменять полномочия, которые они сами себе выдали[42]; есть даже, и среди самых влиятельных, такие, кому несколько позже придётся отвечать перед своими секциями на обвинения, пятнающие их честность[43].

    Когда пробегаешь список мнимых комиссаров секций[44], какие имена, сколько-нибудь выходящие из неизвестности, прежде всего бросаются в глаза? Мы находим журналиста Робера, школьного учителя Леонара Бурдона, Россиньоля, ныне ленивого работника, а завтра трусливого генерала; законников худшего пошиба, из тех, кого г-н Мишле называет «писцами сточной канавы», как Люилье и Трюшон; висельников, как бывший писарь у застав Югенен и продавец контрамарок Эбер; священников-отступников, как Бернар и Ксавье Одуэн; башмачника Симона, будущего палача королевского дитяти; Кайи, Ланфана и Дюффора, будущих коллег Марата, Пани и Сержана в надзорном комитете сентября. Остальное — неизвестность! И вот люди, которые в ночь злосчастной памяти распоряжались судьбами Франции!
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    Пока мнимые комиссары секций тихо организуются в своём зале[45], войдём в тот, где генеральный совет коммуны заседает уже несколько часов[46].

    Совет далеко не в полном составе, ибо, как мы видели выше, многие члены взялись обойти различные секции и проповедовать там согласие и мир. Зато трибуны, устроенные вокруг зала[47], переполнены зрителями; их тщательно подобрали, чтобы оказывать на членов коммуны непрестанное давление и вырывать у их слабости постановления, необходимые для торжества восстания.

    Кузен, профессор Коллеж де Франс, председательствует на месте Петиона, отправившегося во дворец. Учёный физик пользовался тогда народной благосклонностью[48]; дорожа ею, он позволяет трибунам вести прения. Те не стесняются поносить тех муниципалов, которые осмеливаются оказывать некоторое сопротивление поджигательским предложениям, вносимым ежеминутно. Скандал становится столь велик, что муниципальный офицер Ж.-Ж. Леру, не раз тщетно просивший председателя заставить замолчать прерывающих, сам обращается к трибунам и восклицает:

    «Если вы намерены исполнить ваши угрозы, вас достаточно; спускайтесь и принесите в жертву ваших магистратов; они на своём посту; но если вы неспособны на преступление, умейте оказывать совету должное ему уважение».

    Такое мужество на мгновение заставляет трибуны умолкнуть, но угрозы вскоре возобновляются и становятся всё более яростными. Число людей с висельничьими лицами растёт по мере того, как ночь подвигается. Председатель, замечая, что Ж.-Ж. Леру лично подвергается насилиям зрителей, спешит укрыть его от них, отправив вместе с тремя его коллегами, Легийе, Андре и Демуссо, в Национальное собрание, чтобы отчитаться перед ним о состоянии Парижа, и во дворец — разыскать мэра, отсутствие которого вожаки начинают находить слишком долгим. Пока генеральный совет продолжает ослабевать вследствие общественных поручений и, быть может, тайных дезертирств, собрание так называемых комиссаров секций начинает давать чувствовать своё присутствие. Между ними и законными представителями города устанавливаются частые сношения. Совет, поддаваясь физической усталости, нравственно порабощённый давлением трибун и непрестанными внушениями комиссаров, становится вскоре лишь марионеткой, нити которой держит повстанческое сборище и которую оно заставляет двигаться, пока ему не заблагорассудится действовать открыто самому.
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    Два главных предмета должны были, естественно, занимать заговорщиков: быть достаточно сильными в ратуше, чтобы повелевать там как хозяева, и сделать свободной дорогу к Тюильри посредством расстройства планов главнокомандующего.

    Как только их собирается почти достаточное число, комиссары приглашают каждую из преданных секций прислать им по двадцать пять хорошо вооружённых человек[49]. Затем они устанавливают непрестанную связь между внутренней частью ратуши и наружной, чтобы сообщники, стоящие на площади, могли легко поддерживать то, что готовится внутри.

    После этих первых предосторожностей занимаются уже только главнокомандующим и его планами. Мы уже говорили, что Манда расставил посты национальных гвардейцев у мостовых въездов с целью помешать всякому сообщению между обоими берегами Сены и, следовательно, сделать невозможным соединение двух народных потоков, спускающихся из предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо. На Новом мосту находился большой резервный артиллерийский парк; только оттуда можно было стрелять из набатной пушки. Этот важный пост был вверен национальным гвардейцам секции Генриха IV[50], преданным делу порядка и под начальством весьма твёрдого и решительного офицера, командира Робера.

    Около середины ночи на площадке Нового моста появляется человек с закрученными усами и зловещим лицом; он одет в мундир сержанта канониров; из карманов его жилета торчат две рукоятки пистолетов[51]; три или четыре человека столь же подозрительного вида следуют за ним. Человек с пистолетами заявляет командиру Роберу, что он уполномочен секцией Моконсей сообщить ему постановление, которым от него требуют выстрелить из набатной пушки[52]. Разумеется, командир с презрением отказывается подчиниться такому приказу, исходящему от подобной власти и переданному подобным делегатом. Сержанта-канонира и его сообщников хватают; бумагу, которую они несут, изымают и препровождают в центральное полицейское бюро, а оттуда в совет коммуны.

    Но вскоре появляются два муниципальных офицера с перевязями; они читают Роберу следующую бумагу:

    «Муниципальный совет поручает господам Ю и Бодуэну, двум своим членам, немедленно отправиться на пост Генриха IV и освободить четырёх граждан секции Моконсей, которые там содержатся.

    КУЗЕН, старший по возрасту; РУАЙЕ, секретарь».

    Командир колеблется одно мгновение; но, не осмеливаясь начать неконституционную борьбу с коммуной, он решается отпустить своих пленников; однако он остерегается стрелять из набатной пушки и побуждает окружающих его национальных гвардейцев защищать свой артиллерийский парк от каких бы то ни было нападающих. Подозревая, что не он один подвергается угрожающим предписаниям повстанцев и слабостям генерального совета, он сносится с начальником батальона набережной Августинцев Вилле, стоящим у моста Сен-Мишель. Тот отвечает, что рад бы исполнить свой долг, но только что получил визит командира марсельских федератов[53], который потребовал пропустить его отряд: «Мы пройдём так или иначе», — сказал Вилле вождь повстанцев. При этом известии Робер решительно готовится к бою; он строит своих людей и велит навести орудия. Внезапно вновь появляются два делегата генерального совета в сопровождении третьего, с ещё более решительными взглядами, — Осселена; они приносят новое постановление такого содержания:

    «Генеральный совет, потребовав отчёта о нынешнем расположении пушек на Новом мосту,

    отменяет и аннулирует всякий приказ, который мог быть отдан главнокомандующим, и поручает господам Осселену, Ю и Бодуэну исполнить настоящее постановление и вследствие этого вернуть пушки в артиллерийский парк»[54].

    Командир Робер с живейшим негодованием выслушал чтение приказа, отданного ему под прикрытием гражданской власти; он сообщает его национальным гвардейцам и канонирам, окружающим его; все отвечают ему: «Мы будем держать орудия на позициях, пока звучит набат». Трое муниципальных офицеров настаивают, ссылаясь на закон, вверяющий полицию города генеральному совету; национальные гвардейцы, не зная, что происходит в ратуше, уступают из слепого уважения к законности и поворачивают свои орудия, наведённые на левый берег. Доведённый до бессилия, Робер немедленно уведомляет главнокомандующего и сообщает ему, что если предместья двинутся, он поспешит бить общий сбор. Вернувшись в ратушу, муниципалы отчитываются о своём поручении. Канониры повернули орудия — это уже кое-что; но можно опасаться, что приказы главнокомандующего с минуты на минуту не отнимут орудия у канониров, если те покажутся расположенными пропустить восстание.

    У всё возрастающей слабости муниципалов вырывают новое постановление, немедленно переданное начальникам постов:

    «10 августа 1792 года.

    Генеральный совет постановляет, что пушки каждого батальона могут быть отняты у канониров только по письменному приказу муниципалитета.

    КУЗЕН, председатель; РУАЙЕ, секретарь».

    План обороны был, как видно, уже сильно расстроен; но для полноты этой дезорганизации надобно было завладеть особой самого главнокомандующего. Уже несколько раз в течение вечера совет приказывал Манда явиться за приказами; но тот, полагая своё присутствие необходимым на самом опасном посту, оставался в Тюильри и всякий раз уклонялся от ответа на приглашения, переданные ему от имени муниципалитета.

    Под давлением вожаков совет возобновляет свои предписания с новой, ещё большей настойчивостью. Главнокомандующий не сможет уклониться от повиновения.

  

  
    IX

    Пока в Париже происходят столь важные события, а в ратуше готовятся ещё более важные, что делает Национальное собрание[55]?

    С одиннадцати часов вечера, при звуках сбора, бьющих в нескольких секциях, несколько депутатов собираются без созыва и открывают заседание под временным председательством Пасторе. Тотчас обнаруживаются настроения обеих сторон Собрания. Базир, Бруссоне и Шарлье поочерёдно появляются на трибуне. Базир (с крайней левой) сообщает, что в предместье Сент-Антуан возбуждение очень велико и что муниципальным офицерам, выражавшим удивление при виде освещённых окрестностей Кэнз-Вен, ответили: «Разве вы не знаете, что сегодня великий день?» Повинуясь полученному приказу, Базир заканчивает свою речь требованием вызвать к решётке мэра Парижа. Бруссоне (справа) уверяет, напротив, что несколько секций решительно осудили постановление Кэнз-Вен. Шарлье, друг Базира, объявляет о прибытии депутации Ломбар и требует немедленно ввести её. Предложение принимается. Секция Ломбар была одной из самых вовлечённых в революционное движение, и её оратор — верный истолкователь её чувств: «Набат, — говорит он, — сейчас зазвонит, набатная пушка сейчас грянет, граждане секции Кэнз-Вен намерены отправиться во дворец, чтобы произвести там осмотры и узнать, нет ли там оружия и подозрительных людей. Народ встревожен присутствием швейцарцев, которые, по-видимому, полны решимости стрелять в граждан».

    Это значило в прикрытых словах объявить восстание; обмануться могли лишь непредусмотрительные и глупцы. Должно было начаться обсуждение этого сообщения, когда замечают, что Собрание не в достаточном числе для совещания. Шарлье предлагает лишь, ввиду тревог, проявленных народом, назначить комиссию из двадцати четырёх членов, чтобы проверить силы, находящиеся в Тюильри. Несколько членов правой возражают против этой меры. «Можно быть спокойным, — говорят они, — ибо господа Петион и Рёдерер находятся во дворце».

    Вскоре начинают раздаваться звуки набата, но число присутствующих депутатов возрастает мало, и Собрание, чтобы сохранить некоторую осанку, не принимая, однако, решения ни за, ни против восстания, проводит время в слушании докладов весьма посредственного интереса — о долгах прежних провинциальных штатов, о налоговых льготах, о некоторых домениальных правах и т. д.

    Двое национальных гвардейцев прерывают эти чтения, чтобы донести Собранию о факте, который они считают важным. Находясь на посту в Пале-Рояле, они узнали в своих рядах двух королевских гвардейцев, которые сами в этом признались; они хотели их разоружить и задержать, но их офицеры попросту отпустили тех[56].

    Немного спустя у решётки появляются Ж.-Ж. Леру, Демуссо и другие муниципалы, которых председатель Кузен удалил из-за их слишком конституционных настроений. Ж.-Ж. Леру берёт слово[57]:

    «Генеральный совет собрался, — говорит он, — и посылает нас к Собранию, чтобы дать ему, насколько возможно, известия о столице; мы говорим „насколько возможно“, ибо муниципальные офицеры, наши коллеги, посланные нами в секции, ещё не вернулись к моменту нашего ухода из ратуши. Они должны были также обратиться к гражданам, составляющим сборище, чтобы призвать их к закону. Во всём Париже бьют общий сбор или, по крайней мере, очень частые сборы; один гражданин — но этот факт вовсе не официальный — сообщил, что одна секция предместья Сент-Антуан приняла постановление объявить, что она не признаёт более ни муниципалитета, ни департамента, ни Национального собрания. Множество вооружённых граждан намерено, как говорят, прийти в Законодательный корпус требовать низложения короля и обещает не покидать окрестностей места заседаний, пока это низложение не будет произнесено. Мэр находится в настоящий момент в Тюильри с несколькими муниципальными офицерами. Впрочем, на площади ратуши, когда мы её проходили, почти никого не было. На всех улицах, по которым мы шли, всё было совершенно спокойно. Есть основание полагать, что если Собрание проявит силу, если оно примет энергичную меру, спокойствие сможет восстановиться».

    Председатель отвечает: «Собрание сумеет подняться на высоту обстоятельств». Но на деле Собрание ничего не делает и ограничивается, по предложению Маранса, рассылкой отсутствующим представителям приказа немедленно явиться на свой пост. Затем попросту возвращаются к порядку дня, как будто нет ничего более срочного, чем слушать доклады об отчуждении национальных имуществ.

    Но вскоре появляется новая депутация муниципалитета; на этот раз она состоит специально из друзей мэра и приходит сообщить Собранию о тревогах, проявленных несколькими секциями при известии, что их возлюбленный магистрат находится в Тюильри. «Эти тревоги были столь сильны, — добавляет муниципальный оратор, — что мы не могли отказаться сопровождать депутации этих секций — Ломбар и Арси — в лоно Собрания, куда, как сказали, явился мэр».

    Верньо и несколько других депутатов успокаивают просителей насчёт участи Петиона, которого, по их словам, они видели несколько мгновений назад на террасе Фейянов.

    Базир возвращается к предложению, сделанному им в начале заседания, и предлагает вызвать мэра к решётке Собрания; это предложение отклоняется переходом к порядку дня; Базир протестует, утверждая, что во дворце происходит нечто необычайное.

    Был дан приказ говорить и повторять повсюду: «Жизнь мэра в опасности». Из секций, из ратуши, из мэрии одно за другим приходят новые требования[58]; наконец председатель Тардиво получает следующее письмо, написанное самыми близкими друзьями Петиона, сообщниками повстанцев, полицейскими администраторами Пани и Сержаном:

    «МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА. — ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ.

    Мэр Парижа отправился во дворец; он окружён там людьми, которые, по-видимому, имеют против него коварные замыслы. Только вы можете его оттуда вырвать; вызовите его к решётке, приказ Собрания избавит его от этой опасности, и тотчас отошлите его в коммуну, где его ждут и откуда напрасно посылали нарочного, чтобы заставить его прийти. Мы опасаемся всего, если вы не примете это решение, и, кроме того, раз звучит набат, мэр Парижа должен быть в коммуне.

    Полицейские администраторы, его друзья,

    ПАНИ, СЕРЖАН.

    P. S. Его у нас требуют каждую минуту.

    Два часа утра».

    «Нужно, — восклицает Летурнёр, — чтобы мэр был вызван к решётке! Нужно знать, удерживают ли его во дворце силой или по его собственной воле».

    Собрание не имело кворума и уже более трёх часов отказывалось принимать какое-либо решение; но речь шла о спасении популярного Петиона, споры прекращаются, и следующий декрет немедленно принимается и отправляется:

    «10 августа 1792 года.

    По предложению одного из членов Национальное собрание декретирует, чтобы господин мэр Парижа немедленно явился к его решётке;

    декретирует, сверх того, чтобы настоящий декрет был тотчас доставлен господину мэру и вручён ему немедленно одним из приставов Собрания, в сопровождении двух национальных жандармов.

    ТАРДИВО, бывший председатель;

    ЛЕКУЭНТ-ПЮИРАВО, ТРОНШОН, секретари».

  

  
    X

    В тот самый момент, когда утверждали, будто его стерегут во дворце как драгоценного заложника, Петион прогуливался по саду Тюильри с Рёдерером, пришедшим к нему присоединиться. Когда раздаются первые звуки набата, он напускает на себя полнейшее спокойствие. «Надеюсь, — говорит он генеральному прокурору-синдику, — что ничего не будет; комиссары отправились к месту сборища». Появляется министр юстиции Дежоли, который от имени короля просит мэра разрешить запереть ворота террасы Фейянов. Петион соглашается и направляется к террасе, чтобы самому отдать распоряжения; но он попадает в группу национальных гвардейцев, где царит довольно большое возбуждение. Один из солдат-граждан подходит к нему, иронически поздравляет с усердием к спасению отечества; затем, переменив тон, упрекает его в том, что он позволяет господствовать над собой смутьянам, в особенности Сантеру, с которым его всегда видят, и наконец твёрдо говорит: «Господин мэр, вы отвечаете за общественное спокойствие». Петион, явно смущённый, бормочет: «Сударь, что это значит? Вы забываете уважение... Вы забываетесь... Ах! посмотрим! объяснимся...»

    Но другие национальные гвардейцы порицают своего товарища за горячность и освобождают муниципального магистрата. Тот, радуясь, что избежал допроса, тем более оскорбительного, что он вполне заслужен, поспешно удаляется. Его увлекают ко дворцу, торопят подняться наверх, когда у подножия большой лестницы его нагоняет пристав, который в сопровождении жандармов и факельщиков объявляет ему декрет Собрания[59].

    Петион спешит повиноваться посланию, которого так долго ждал. Он появляется у решётки, окружённый муниципальными офицерами. Его просят сообщить, были ли основательны тревоги, которые о нём испытывали.

    «Всецело занятый общественным делом, — отвечает с обычной своей скромностью и торжественностью первый магистрат Парижа, — я легко забываю то, что касается меня лично. Правда, когда я пришёл во дворец, меня приняли довольно дурно; я слышал, как против меня произносили самые резкие речи. Они могли бы смутить человека, который полагал бы, что у него нет врагов; но я, хорошо знающий, что моя любовь к общественному благу доставляет мне их множество, нисколько не испугался».

    Затем, не входя в дальнейшие подробности, он объявляет, что приняты все предосторожности, требуемые обстоятельствами. «Во дворце, — добавляет он, — находится многочисленный корпус национальных гвардейцев. Командир уверяет, что у него нет никаких опасений за безопасность жилища короля; насколько можно предвидеть, порядок и общественное спокойствие могут быть поддержаны»[60].

    Председатель Верньо[61] приглашает Петиона занять место среди почётных посетителей заседания, если исполнение его обязанностей может ему это позволить. — «Но мэр, — читаем мы в протоколе Собрания, — лишь проходит через зал и, бдительный часовой, возвращается на свой пост». То есть он спешит присоединиться к друзьям, ожидающим его, чтобы запереть его под стражу.

    После ухода Петиона Собрание, по-прежнему весьма немногочисленное[62], собирает известия, приносимые некоторыми его членами, принимает патриотические дары, слушает доклады о новом банке, который надлежит основать, о патентах на изобретения, об отмене премии, назначенной за торговлю неграми, принимает доносы на мэра какого-то — мы не знаем какого — местечка, обвиняемого в переписке с эмигрантами, выслушивает длинные адреса, присылаемые немецкими патриотическими обществами, заклинающими его объединиться для спасения Франции[63]. Конечно, ничто не могло прийти более кстати, но Собрание не понимает ни предостережений, приходящих издалека, ни тех, что передаются властями, заседающими у самых его дверей. В самом деле, председателю только что принесли следующее письмо:

    «Париж, 10 августа 1792 года, 3 часа утра.

    Господин председатель,

    секция Тюильри, собравшаяся с оружием, имеет честь уведомить вас, что она уполномочила господина де Лароша не признавать более штаб, но что она печётся о безопасности Национального собрания и что её пушки не могут быть расположены лучше, чем во дворе Фейянов, который является одним из выходов Национального собрания.

    Председатель секции Тюильри,

    БОНЖУР»[64].

    Немного времени спустя министр юстиции появляется у решётки и официально объявляет Собранию от имени исполнительной власти о событиях, которые, по-видимому, готовятся. «Король только что был уведомлён, что возникли сомнения насчёт свободы господина мэра Парижа в Тюильрийском дворце. Его Величество с удовольствием видел, как господин Петион и господин Рёдерер явились к его особе; он поручает мне прийти объявить, что он далёк от того, чтобы допустить посягательство на их свободу, и рекомендовал, чтобы во всём его доме им оказывались честь и уважение...»

    Опровержение лжи, вкрадчиво внушённой Петионом и столь утвердительно поддержанной его друзьями, было полным, но никто на это не откликается.

    «Господа, — продолжает Дежоли среди глубочайшего молчания, — король пользуется этим случаем, чтобы принести новую дань уважения Конституции». — Никаких рукоплесканий. — «Король уведомлён, что в предместье Сент-Антуан существует сборище, являющееся следствием предшествующих подстрекательств; хотя его вид не тревожен, оно тем не менее противно доброму порядку, поскольку не было разрешено конституционными властями. По полученным мною сведениям, должны направиться к королю и в Национальное собрание. Я прошу Собрание принять скорые меры, чтобы предупредить беспорядки, которые могли бы последовать за этим шагом».

    «Есть законы против сборищ, — восклицает Франсуа де Нёфшато, — исполнительная власть должна заставить их исполнять». — «Благоразумно, — добавляет Верньо, — прежде чем принимать какие бы то ни было меры, узнать отчёт, который муниципалитет должен дать о нынешнем состоянии Парижа». Это отлагательное предложение принимается, и заседание прерывается[65].

  

  
    XI

    Как видно из сообщения Дежоли Собранию, в первые часы ночи во дворце были довольно спокойны[66]. Но тревога вскоре возродилась, и, конечно, покинутость, в которой находилась угрожаемая монархия, была слишком явной, чтобы королевская семья сама не предчувствовала приближения крушения.

    Вокруг королевы находились лишь принцесса де Ламбаль, принцесса де Тарент, госпожа де Турзель и её дочь Полина, четыре или пять других дам, состоявших при ней и при детях Франции. После ухода Петиона при короле из муниципалитета оставались лишь двое его членов, Бори и Леру. Генеральный прокурор-синдик и два-три администратора представляли департамент. Министры, главнокомандующий национальной гвардией Манда, его заместитель Ла Шене дополняли состав агентов исполнительной власти, верно остававшихся на посту, указанном им законом.

    Королевская семья находилась в зале совета. Едва появлялся какой-нибудь вестник, все бросались ему навстречу и с тревогой расспрашивали; придворный этикет был отменён, королева и принцесса Елизавета, изнемогая от усталости и беспокойства, сидели на простых табуретах.

    Несколько верных слуг, несколько друзей последнего часа сумели проникнуть во дворец; они бродили по апартаментам и дворам, стараясь воспламенить рвение тех, кому была вверена защита государя, его семьи и королевской власти. Но их вмешательство при том состоянии умов было, быть может, скорее вредно, чем полезно. Все национальные гвардейцы сомнительной доброй воли пользовались им как предлогом, чтобы оспаривать отдаваемые приказы, отвергать всякую мысль о сопротивлении. Начальник легиона Ла Шене хотел на минуту удалить добровольцев-роялистов, потому что, говорил он, они мешают его военным распоряжениям; королева живо возразила ему: «Я отвечаю вам за всех людей, находящихся здесь; они пойдут впереди, позади, в рядах, как вы пожелаете; они готовы ко всему, что может понадобиться, это надёжные люди».

    Их не было и двухсот, многие были старики, уже охлаждённые возрастом. Не впору ли было воскликнуть вместе с Расином:

    «Вот какие мстители вооружаются за твоё дело!»

    Кто сказал бы Людовику XIV, когда он среди великолепия своего двора присутствовал на представлениях «Гофолии», что поэт устами Иодая пророчит участь, уготованную его правнуку!

    Между тремя и четырьмя часами утра послышался стук экипажа; на этот шум открыли ставень одного из окон королевского кабинета. Это была карета мэра, возвращавшаяся пустой; Петион не осмелился прийти за ней во двор Тюильри и велел предупредить своих людей о своём окончательном отъезде лишь тогда, когда увидел себя в безопасности в здании мэрии. Принцесса Елизавета подбежала к окну и была ослеплена первыми лучами зари: «Сестра, — воскликнула она, — подите же взглянуть на зарю!» — и Мария-Антуанетта, машинально повинуясь этому приглашению, пришла присутствовать при восходе солнца, которому предстояло осветить её последний день королевской власти; небо, по печальному предзнаменованию, было красно от крови.
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    Мы знаем, как важно было для повстанцев заставить главнокомандующего национальной гвардией выйти из Тюильри и привести его в свои руки. Мы знаем также, что совет коммуны, по настоянию комиссаров секций, снова послал ему приказ явиться в ратушу. По получении этого приказа, более повелительного и более настоятельного, чем прежние, главнокомандующий пошёл советоваться с министром юстиции и генеральным прокурором-синдиком. Дежоли не хотел, чтобы он уходил; Рёдерер, напротив, очень настойчиво убеждал его откликнуться на вызов муниципалитета. «Возможно, — сказал генеральный прокурор-синдик, — что мэр хочет выступить навстречу сборищам и считает, что ему нужно иметь при себе начальника вооружённой силы; а последний по существу подчинён мэру. К тому же было бы полезно выяснить контрприказ, который, как утверждают, Манюэль дал канонирам, охраняющим Новый мост»[67].

    Манда наконец решается уйти, передаёт командование Ла Шене и направляется в ратушу, не принимая никаких мер для обеспечения своей личной безопасности[68].

    Прибыв, он предстаёт перед генеральным советом[69], по-прежнему собранным в обычном зале своих заседаний и по-прежнему под председательством Кузена.

    Его спрашивают, почему он удвоил посты дворца, почему отдал приказ бить общий сбор, почему велел навести пушки на разных мостах. Верные вечной тактике демагогии, муниципалы, посвящённые в замыслы заговорщиков, возлагают на него ответственность за события, которые могут произойти, упрекают его в том, что он причина существующего в Париже возбуждения, и заявляют, что приняты постановления для предупреждения всех беспорядков, вызванных его несвоевременными приготовлениями[70].

    Манда объясняет, что приказал бить сбор, а не общий сбор, что получил предписания мэра и лишь повиновался им и что, неся огромную ответственность, счёл нужным принять все необходимые предосторожности для обороны дворца.

    Сказав это, Манда удаляется; но едва он покидает генеральный совет, как его хватают и увлекают в зал, где заседают Югенен и его восемьдесят сообщников. При этом известии прокурор-синдик Манюэль и Демуссо, его первый заместитель, поспешно выходят, чтобы поспешить к нему на помощь. Демуссо видит, что с главнокомандующим уже обращаются как с обвиняемым, что все выходы охраняются часовыми; ему, однако, удаётся ускользнуть по потайной лестнице, но Манюэль остаётся и своим присутствием как бы узаконивает все чудовищности, которые сейчас совершатся[71].

    Югенен[72], обращаясь к Манда, который стоит у решётки, окружённый людьми с пиками, присланными преданными секциями, начинает допрос так:

    — Вы обвиняетесь в посягательстве на общественную безопасность, отдав приказы вооружённой силе без законного предписания. В силу какого приказа вы удвоили караул дворца? Я требую, чтобы вы его предъявили.

    МАНДА. Я уже отвечал господам из генерального совета[73]; если бы я был предупреждён, я принёс бы приказ мэра, но я оставил его в своих бумагах.

    В. Мэр не давал этого приказа.

    О. Это общее предписание, которое я представил в департамент. Если главнокомандующий не может принимать внезапные предосторожности для непредвиденного события, командовать невозможно.

    В. Имели ли вы формальный приказ двинуть пушки?

    О. Когда батальон выступает, пушки выступают вместе с ним; таков обычай, соблюдавшийся во все времена, даже при Лафайете.

    В. В какой день вы получили приказ мэра?

    О. Три дня назад; приказ находится во дворце, я его принесу.

    На этот ответ собрание постановляет послать комиссаров к Петиону, чтобы получить его объяснения. Трюшону поручается это поручение[74].

    В. Какие приказы получил пост Генриха IV?

    О. Вот как отдаются приказы: главнокомандующий посылает приказ начальнику легиона, а тот передаёт его своим батальонам. Что касается наведённых пушек, я не отдавал приказов. Пушки идут с батальонами.

    В. Не вы ли сегодня утром задержали мэра во дворце?

    О. Национальная гвардия оказывала господину мэру величайшее почтение; он не был задержан. Что касается меня лично, я приветствовал его и удалился.

    В. Кто писал вчера во дворце в вашем присутствии?

    О. Мой секретарь.

    Несколько муниципальных офицеров, по-видимому, покинули зал своих заседаний и присутствовали при этом допросе. Своим присутствием они не боялись придавать вид законности этому импровизированному судилищу. Один из них, Муше[75], восклицает: «Так вот, я слышал, как секретарь сказал: „Господин мэр здесь, он отсюда не выйдет!“ Один из моих коллег слышал это, как и я. Именно эти слова, переданные депутатам, и вызвали декрет, которым господина мэра вызывали к решётке. Добавлю, что господин Манда сказал гренадерам Гравилье, говоря о Петионе: „Вы его приведёте обратно, его голова отвечает за малейшее движение“».

    Собрание комиссаров заявляет, что надобно послать узнать у господина мэра, точен ли этот новый факт; что есть основание уведомить о нём Национальное собрание и коммуну[76] и запросить эти две власти.

    Затем, тотчас одумавшись, оно принимает следующее постановление:

    «Принимая во внимание, что нельзя долее оставлять управление вооружённой силой в руках злейших врагов народа;

    что дни народа могут быть сохранены лишь военным, который по справедливости заслужил его доверие, ибо любит его и им любим;

    что, сверх того, этот военный достаточно просвещён, чтобы вести вооружённую силу и направлять её лишь против врагов отечества, а не против своих сограждан[77];

    будет назначен временный главнокомандующий, и тотчас же гражданин Сантер, известный своим патриотизмом и важными услугами, оказанными им революции, был назначен единогласно».

    Собрание, назначив главнокомандующего, естественно, без малейшего затруднения одобряет поведение секций Гравилье и предместья Пуассоньер, которые только что сместили командиров батальонов своего округа и назначили других своей собственной властью.

    После этого Югенен возобновляет допрос несчастного Манда. Он старается вытянуть из своего пленника сведения о силах, собранных в Тюильри. Верный своему солдатскому долгу и своей роли защитника короля и Конституции, главнокомандующий не считает себя обязанным говорить правду повстанцам; поэтому он старается уменьшить число войск, которыми располагают те, кто заменил его в обороне дворца.

    В. Сколько людей вы поставили в Тюильри?

    О. Тысячу двести; национальная гвардия обыкновенно состоит из шестисот человек; но господин мэр предписал мне удвоить силы. Швейцарцев обыкновенно бывает триста, я удвоил их число и довёл до шестисот; сверх того, есть резерв в сто человек национальных гвардейцев; я просил боевых припасов, но мне в них отказали. В Тюильри находится восемь пушек, принадлежащих батальонам Дочерей святого Фомы, Малых Отцов и другим легионам.

    Вдруг объявляют, что на стол генерального совета коммуны только что положили письмо Манда, которым он приказывает теснить и обстреливать граждан с фланга и с тыла в момент, когда они направятся к Тюильри; но что председатель Кузен, прочитав его, вернул письмо начальнику резервного поста, а тот положил его в карман.

    Собрание заявляет, что нужно, чтобы это письмо было тотчас доставлено ему, и посылает на его поиски одного из своих членов с Патри, муниципальным офицером, вероятно тем самым, кто пришёл объявить ему о существовании письма.

    В ожидании председатель требует от главнокомандующего, революционно отрешённого, но ещё единственного признаваемого в Тюильри, чтобы он отдал приказ отвести половину собранных сил. Манда понимает участь, которая его ожидает, встречает её с хладнокровием солдата, знающего лишь свой долг, и благородно отказывается поставить свою подпись под бумагой, которую протягивает ему Югенен[78].

    Комиссары, посланные любой ценой разыскать обвинительную бумагу, приносят копию, заверенную председателем и секретарём генерального совета. Она составлена так[79]:

    «МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА. — ПАРИЖСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ.

    9 августа 1792 года, IV год свободы.

    Главнокомандующий приказывает командиру батальона, несущего службу при ратуше, рассеять колонну сборища, которая двинулась бы ко дворцу, как с помощью национальной гвардии, так и жандармерии, пешей или конной, атакуя её с тыла.

    Главнокомандующий,

    МАНДА.

    Заверено ne varietur согласно протоколу сего 10 августа 1792 года, в семь часов утра.

    КУЗЕН, председатель; ЛЕМУАН, помощник секретаря-письмоводителя.

    С подлинным верно,

    ЛЕМУАН, помощник секретаря-письмоводителя»[80].

    Чтение этого письма вызывает у заговорщиков живейшее негодование: «Это гнусность, это чудо трусости и вероломства!»[81] — восклицают они, и собрание, узурпируя судебную власть так же, как уже узурпировало муниципальную, декретирует немедленный арест Манда и приказывает тотчас отвести его в тюрьму ратуши. Чтобы исполнение этого приказа не встретило препятствий, Манюэля, удержанного среди комиссаров, приглашают поставить под ним свою подпись[82].

    Предупреждённый о происходящем, генеральный совет отваживается напомнить собранию комиссаров, что право задерживать какое-либо лицо, будь оно даже виновно, принадлежит только мировым судьям. Но комиссары велят передать муниципалам, что когда народ вступает в состояние восстания, он отбирает все полномочия, что с этих пор они — ничто и что только они, комиссары, суть всё, ибо представляют суверенный народ[83]. Угроза была ясна и не замедлила исполниться. Решив, что пора кончать, и не нуждаясь более ни в подобии законности, ни в подписях, вырванных у добродушных магистратов, узурпаторы объявляют муниципальным магистратам следующее, давно заготовленное, отрешение от должности в надлежащей форме:

    «Собрание комиссаров большинства секций, соединившихся с полномочиями спасти общее дело, постановило, что первая мера, которой требует общественное спасение, состоит в том, чтобы овладеть всеми полномочиями, которые коммуна делегировала, и отнять у штаба то злосчастное влияние, которое он до сего дня имел на судьбу свободы.

    Принимая во внимание, что это средство могло быть применено лишь постольку, поскольку муниципалитет, который никогда и ни в каком случае не может действовать иначе как в установленных формах, будет временно отстранён от своих функций, постановило, что генеральный совет коммуны отстраняется, а господин мэр, господин прокурор коммуны и шестнадцать администраторов продолжают свои административные обязанности.

    ЮГЕНЕН, председатель; МАРТЕН, секретарь».

    Муниципалы, не посвящённые в тайну комедии, разыгрываемой уже пять-шесть часов, делают замечания делегатам, принёсшим это странное объявление; завязывается спор; но делегаты ничего не желают слушать и заявляют, что комиссары секций сейчас придут в зал совета. Большинство законных представителей коммуны само не раз бросало вызов власти законов против департамента; теперь оно думает в свою очередь воззвать к ним против восстания и посылает депутацию в Национальное собрание, чтобы обсудили меры, которые надлежит принять в столь критических обстоятельствах. Но комиссары секций не дают совету времени получить ответ от Собрания. Они сами посылают туда доложить, на свой лад, о своём назначении и вступлении во власть и, не дожидаясь, массой входят в зал генерального совета, почти силой овладевая креслами, которые занимают муниципалы.

    Некоторые из последних тем не менее осмеливаются настаивать, чтобы было засвидетельствовано, что они уступают лишь насилию, и пишут внизу наглого объявления, которое им только что сделали, следующую пометку:

    «Мы, нижеподписавшиеся, члены генерального совета, удостоверяем, что настоящее постановление было объявлено в самом заседании депутацией комиссаров, поименованных в означенном акте.

    Составлено в Париже, сего 10 августа 1792 года.

    РУАЙЕ, генеральный секретарь; БИДЕРМАНН, муниципальный офицер; Л.-Г. КАЙЕ, нотабль»[84].

    Узурпаторов мало заботит этот тщетный протест. Чтобы иметь вид, будто они действуют правильно, они производят поименную перекличку присутствующих членов; те кладут на стол клочки бумаги, на которых записаны их мнимые полномочия.

    Открыв заседание, повстанческая коммуна постановляет, что Манда будет переведён из тюрьмы ратуши в тюрьму Аббатства для его большей безопасности. Наёмные убийцы, состоящие при комиссарах секций, понимают, что это значит. Они бегут в тюрьму, где главнокомандующий заключён уже полчаса, вырывают его оттуда и тащат по большой лестнице, ведущей на Гревскую площадь. На первых ступенях ему раздробляют голову выстрелом из пистолета в упор. Из зала, где они заседают, комиссары секций могут слышать стоны жертвы, вой и радостные крики убийц; они не удостаивают прервать ход своих совещаний и продолжают рассылать приказы для последних приготовлений восстания.
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    Первой заботой вождей повстанческой коммуны было приказать убить Манда; второй — запереть Петиона в его доме. Для этого к нему послали шестьсот человек. Добровольный пленник тотчас извещал о своём мнимом задержании все власти, оставшиеся свободными, то есть подверженные ответственности и опасностям, от которых он бежал.

    Муниципальным офицерам, находящимся в чрезвычайной комиссии Национального собрания, он пишет:

    «Я собирался, господа и коллеги, явиться к вам в комиссию; я был одет, лошади были запряжены; я уже спускался, когда два офицера караула пришли сказать мне, что я задержан и не выйду. Итак, я лишён возможности присоединиться к вам и полагаюсь на ваше усердие и вашу гражданственность, дабы сказать Национальному собранию то, чего требует интерес общего дела.

    Мэр Парижа,

    ПЕТИОН».

    Департаменту он посылает следующее письмо:

    «10 августа 1792 года.

    Я уже не знаю, господа, где мы находимся; с трёх часов всё переменило вид. Центральная комиссия сорока восьми секций овладела всеми коммунальными властями, отдаёт все приказы, поставила вооружённую силу в зависимость от себя. Я собирался отправиться в Национальное собрание, чтобы отчитаться перед ним о фактах и побудить его принять в своей мудрости все средства и меры, которых требует общественный интерес, как вдруг превосходящая сила заперла меня в моём доме, объявив, что я отсюда не выйду.

    Сделайте, прошу вас, то, что вы сочтёте мудрым и полезным в этих обстоятельствах.

    Мэр Парижа,

    ПЕТИОН».

    Можно сказать без боязни быть опровергнутым: в эту роковую ночь, когда совершались страсти королевской власти, Петион совместил роль Иуды и роль Понтия Пилата. Как Иуда, он пришёл в начале вечера дать Людовику XVI поцелуй мира, уверяя его в своей преданности; как римский наместник, на заре он провозгласил бессилие, которым сам себя поразил, и умыл руки от всего, что должно было произойти.

    Наши взоры с отвращением отворачиваются от этого недостойного магистрата[85]; обратим их ко дворцу, где героические наёмники готовятся умереть во исполнение своей присяги.

    Полк швейцарской гвардии был единственной действительно организованной силой, от которой можно было надеяться на действительную помощь. Министрам удалось удержать большую её часть в окрестностях Парижа, несмотря на доносы клубов; остальная часть была отправлена в Нормандию для охраны подвоза зерна к столице.

    Уже 4 августа, по наспех отправленному приказу, швейцарцы прибежали из своих казарм в Курбевуа и Рюэле, зарыв там свои знамёна. Так как дворец не был атакован в ночь с 4-го на 5-е, их отослали обратно, чтобы их присутствие не служило предлогом для революционных доносов. Но 8-го, около десяти часов утра, Манда вызвал их снова на завтра, к трём часам пополудни. У заставы они нашли приказ такого содержания: «Пропустить швейцарцев для усиления постов Тюильри. ПЕТИОН». Они прибыли в назначенный час. Ими командовали подполковник де Майярдо — замещавший больного полковника д'Аффри — и майоры Бахман и Циммерман, отборные солдаты во всех отношениях. Швейцарцев было едва 950 человек, и у них было не более 30 патронов на человека[86].

    Пешая и конная жандармерия была, как мы уже сказали, весьма ненадёжна; она громогласно объявила о своём формальном намерении ни за что не стрелять в народ. Отряды национальной гвардии, находившиеся внутри дворца, состояли из сменяющегося и сменяемого караулов; но, как мы помним, по недавнему решению муниципалитета разные батальоны были призваны выставить каждый определённое число людей. Поэтому эти отряды были лишены спаянности и доверия ни к себе, ни к другим. Манда, правда, воспользовавшись прежними предписаниями мэра «отражать силу силой», призвал к себе шестнадцать батальонов. На бумаге эти шестнадцать батальонов составляли десять тысяч человек, но не пришло и половины, быть может даже и четверти; а среди пришедших много ли было расположенных пожертвовать жизнью ради торжества законности?

    В течение всей ночи между национальными гвардейцами разных батальонов велись очень жаркие и оживлённые споры. Друг за другом следили, друг друга высматривали, старались уловить в разговорах, на лицах какой-нибудь признак, по которому можно было бы узнать, на кого каждая партия может рассчитывать.

    Парижские канониры были предметом особого наблюдения. Генералы, командовавшие дворцом, расставили многочисленных часовых, ходивших вдоль орудий, поставленных на позиции у Каррузеля. Ибо подозревали, что те, кому поручено их обслуживать, намерены, немного раньше или немного позже, перейти на сторону повстанцев.

  

  
    XIV

    В зале совета, где собралась королевская семья, обсуждали всевозможные планы, выдвигали всевозможные предложения, но ничего не решали. Некоторые из присутствующих, в особенности Рёдерер и Дежоли, считали безумной всякую мысль о сопротивлении. Они предлагают королю написать Законодательному собранию, прося у него помощи и содействия. Но им возражают, что подобный шаг недостоин королевского величия и что надобно ограничиться отправкой двух министров сообщить Законодательному корпусу истинное положение вещей. Дежоли и Шампион де Вильнёв получают это поручение.

    Пока они его исполняют, короля убеждают, что его присутствие наэлектризует вооружённых граждан, расставленных во дворах и в саду, и что ему достаточно будет показаться, чтобы соединить все воли и сплотить все сердца. Людовик XVI решается на этот последний шаг. Он появляется на балконе, выходящем на Каррузель; со всех сторон раздаются удвоенные крики: «Да здравствует король!» Тогда король объявляет, что лично отправится к храбрым солдатам, только что выказавшим ему восторженную верность. Преданные слуги хотят следовать за ним, он сам останавливает их, говоря: «Останьтесь, господа, я хочу быть окружён только национальной гвардией».

    Сопровождаемый лишь несколькими офицерами, он начинает смотр с частей, стоящих в королевском дворе; сначала его принимают с живым сочувствием[87]; но вскоре раздаются крики: «Да здравствует нация!» — в противовес крикам «Да здравствует король!» Некоторые роты молчат; напрасно офицеры приглашают их приветствовать государя возгласами — им отвечают, что под ружьём запрещено разговаривать.

    Людовик XVI посещает поочерёдно все посты дворов, прилегающих к Каррузелю; затем направляется к саду. В ту минуту, когда он входит туда, перед ним проходит батальон из предместья Сен-Марсо, снабжённый всевозможным оружием и издающий всевозможные крики. Раздаются угрожающие выражения против двора, королевы и самого короля. Людовик XVI с невозмутимым мужеством, доказательства которого он часто давал, пропускает его, а когда батальон занимает свой пост, сам идёт осмотреть его[88]. Продолжая обход в сторону террасы у воды, он направляется к поворотному мосту. Но крики «Да здравствует нация!» умножаются, крики «Да здравствует король!» становятся реже, и можно видеть даже дюжину человек, среди которых пять-шесть канониров, следующих за кортежем и беспрестанно вопящих: «Да здравствуют санкюлоты! долой Вето! долой короля!»[89]

    Эти вопли слышны во дворце и отдаются в глубине сердца королевы; министры, оставшиеся при ней, Дюбушаж и Биго де Сент-Круа, бегут за королём и приводят его к плачущей семье. Видя, что он возвращается расстроенный и подавленный, королева тихо говорит госпоже Кампан: «Всё погибло, этот смотр принёс больше вреда, чем пользы!»[90]

    В этот момент[91] узнают о первых событиях в ратуше, о выступлении сборища. Ворота оранжереи, дающие доступ в сад Тюильри, только что открыты; сад наполняется батальонами, чьи намерения сомнительны, если уже не враждебны. На площади Каррузель начинает скапливаться плотная толпа бунтовщиков.

    Видя приближение минуты борьбы, муниципальные и департаментские офицеры держат совет и, твёрдые в своём долге, решают, что нельзя и не должно нападать, но что надобно отдать национальным гвардейцам, жандармам и швейцарцам, поставленным для охраны дворца, приказ оставаться на своих постах и, если они будут атакованы, отражать силу силой[92].

    Филибер Бори и Ж.-Ж. Леру, представители муниципалитета, на которых лежала забота об исполнении законных формальностей, вызывают заместителя главнокомандующего в большую кордегардию нижнего этажа и вручают ему приказ такого содержания:

    «Мы, муниципальные офицеры, предписываем, в силу закона против сборищ, данного в Париже 3 августа 1791 года, господину де Ла Шене, начальнику легиона, командующему национальной гвардией, оказать помощь линейных войск и национальной жандармерии или национальной гвардии, необходимую для отражения сборища, угрожающего дворцу, и отражать силу силой»[93].

    Затем, сопровождаемые этим офицером, оба муниципала направляются во двор принцев, под вестибюль, на террасы сада, где собраны швейцарцы и национальные гвардейцы, чтобы прочитать им отданный приказ. Генеральный прокурор-синдик Рёдерер, во главе присутствующих членов совета департамента, исполняет тот же долг в других частях дворца. Как всегда в подобных обстоятельствах, храбрые укрепляются в долге и молчат, малодушные и изменники подают голос. «Мы не можем стрелять в наших братьев», — говорят национальные гвардейцы и особенно канониры. — «Это уже не ваши братья, если они будут стрелять в вас», — отвечает генеральный прокурор-синдик. — «Но если в нас будут стрелять, будете ли вы там?» — «Да, и не позади ваших орудий, а впереди». Вместо всякого ответа собеседник Рёдерера вынимает заряд из своей пушки, бросает его на землю и ставит ногу на зажжённый фитиль. Другой говорит муниципалам в тот момент, когда они вручают предписания командирам канониров и швейцарцев: «Следовало бы наконец знать, чего хотят граждане, находящиеся на площади Каррузель и стучащие сейчас в королевские ворота; надобно прочитать им то, что вы только что прочли нам; и если после этого они нападут на нас, что ж, мы будем защищаться!»

    Представители закона направляются к калитке королевских ворот и хотят вступить в переговоры с бунтовщиками. Они дают им самые трогательные, но самые бесполезные уроки об уважении к законности. Толпа отвечает невнятными криками: «Мы хотим войти во дворец! он полон изменников! низложение короля! отмена вето! выдайте нам короля и его семью! мы не хотим причинить им никакого зла...» Ж.-Ж. Леру начинает речь из одного окна кордегардии, но оскорбления и угрозы, которые с минуты на минуту могут быть приведены в исполнение, заставляют его вернуться во двор, так и не сумев успокоить чернь. Рёдерера слушают немного лучше, но успеха он имеет не больше. Удары продолжают сотрясать королевские ворота; уже национальные гвардейцы изнутри, кажется, обмениваются с бунтовщиками снаружи жестами и словами взаимного понимания; ибо около двадцати человек сумели, без противодействия часовых, усесться верхом на стене. Рёдерер видит, что теряет время на переговоры; он прерывает свою речь и поспешно возвращается во дворец, чтобы заклинать Людовика XVI принять единственное решение, которое, по его мнению, ещё возможно: укрыться в лоне Собрания.

  

  
    XV

    Если не хотели или не могли употребить силу, не было иного средства обеспечить безопасность короля, как вывести его из дворца. Отступление за пределы Парижа, быть может возможное ночью, утром уже не было возможным.

    Муниципал Ж.-Ж. Леру опередил Рёдерера у Людовика XVI и королевской семьи и предупредил их о происходящем. Королева, казалось, была готова твёрдо ждать вооружённого нападения:

    «Но, государыня, — восклицает Леру, — подумали ли вы, что в случае приступа невозможно отвечать за жизнь короля и вашей семьи? Единственное решение — укрыться в лоне Национального собрания; и уходить надобно сию же минуту».

    — Вы так полагаете? — говорит король.

    — Да, государь; сказать Вашему Величеству противное значило бы предать его.

    — Удалиться в Национальное собрание! — восклицает королева. — Но думаете ли вы, сударь, что в этом нет неудобств?

    — Нет, государыня; Собрание — единственное, что в эту минуту народ уважает[94].

    В это время приходит Рёдерер. Он официально повторяет королю то же предложение от имени конституционного органа, который в последнее время дал ему истинные доказательства сочувствия.

    «Государь, мнение департамента таково, что Ваше Величество должно немедленно отправиться в лоно Законодательного корпуса».

    Король колеблется, королева ещё больше; они, кажется, хотят довериться войскам, которыми видят окружённый дворец.

    «Нет, государыня, — продолжает Рёдерер, — во дворах у вас недостаточно людей для обороны дворца; к тому же не все расположены хорошо; канониры, хотя мы просили их лишь оставаться в обороне, разрядили свои орудия. Идёмте, государь; ещё полчаса — и отступление, быть может, уже не будет зависеть от нас».

    — Итак, — восклицает королева, чьё негодование прорывается, — итак, мы одни, никто не может действовать!

    — Да, одни, государыня, — строго отвечает прокурор-синдик, — действие бесполезно, оборона невозможна[95].

    Один из членов директории департамента, Гердре, которого королева знала лично — он был её кружевным торговцем, — но который в директории всегда стоял во главе самого передового мнения, осмеливается поддержать предложение Рёдерера. Королева заставляет его замолчать словами: «Дайте говорить генеральному прокурору; вы один из тех, кто не должен здесь говорить; когда сделали зло, не следует делать вид, будто хотите его исправить»[96].

    Гердре умолкает, и Рёдерер продолжает: «Государь, время не терпит; это уже не просьба, с которой мы к вам пришли, это уже не совет, который мы берём на себя смелость вам дать... У нас в эту минуту лишь одно решение; мы просим у вас позволения увлечь вас за собой».

    Дежоли присоединяет свои настояния к настояниям Рёдерера. Король молчит и, кажется, погружён в размышления; вдруг он смотрит на Рёдерера, стараясь угадать глубину его мысли. Привыкнув видеть себя преданным, он боится новых измен. Но наконец, приняв решение:

    «Идём, — восклицает он, поднимая правую руку, — принесём же, раз это нужно, ещё этот последний знак самоотвержения».

    И он делает шаг вперёд. Мария-Антуанетта бросает взволнованный взгляд на короля, другой — на королевского принца.

    Король, невозмутимый[97], повторяет:

    «Идём!»

    Королева и сама увлекается.

    «Господин Рёдерер, — говорит принцесса Елизавета, наклоняясь к уху генерального прокурора-синдика, — вы отвечаете за жизнь короля?»

    «Да, государыня, — своей собственной».

    Королевский принц и его сестра плакали. У всех зрителей были слёзы на глазах[98].

    В момент выхода из комнаты королева приближается к Рёдереру и муниципальным офицерам:

    «Вы отвечаете за особу короля, вы отвечаете за особу моего сына?»

    «Государыня, — отвечает генеральный прокурор-синдик, — мы отвечаем, что умрём рядом с вами. Вот всё, что мы можем гарантировать»[99].

    Несколько дворян, приблизившихся во время разговора, делают движение, чтобы окружить Людовика XVI и королеву.

    «Государь, — восклицает Рёдерер, — я прошу Ваше Величество не брать с собой никого из вашего двора, не иметь иного кортежа, кроме департамента, который окружит королевскую семью; национальные гвардейцы будут сопровождать нас до Собрания».

    Король соглашается на эту просьбу, и Рёдерер, выходя из королевской комнаты, громко говорит: «Король и его семья идут в Собрание, без иного кортежа, кроме департамента и его министров. Соблаговолите открыть проход!» Он зовёт дежурного офицера и приказывает ему приготовить эскорт. Ла Шене становится во главе трёхсот гренадеров, принадлежащих главным образом к батальонам Дочерей святого Фомы и Малых Отцов.

    «Господа, — приказывает генеральный прокурор-синдик, — сопровождайте короля в Национальное собрание; я отвечаю за жизнь короля своей головой».

    Король идёт вперёд. Ряды смыкаются за ним.

    «Гренадеры, — восклицает Его Величество, — я увожу с собой мою семью».

    Ряды тотчас размыкаются, и лица, указанные генеральным прокурором-синдиком, входят в середину кортежа, который окончательно трогается в путь.

    Пока королева бросала вокруг себя тревожные взгляды, гренадер Де Бри[100] считает нужным успокоить её:

    «Пусть Ваше Величество ничего не боится: она окружена добрыми гражданами».

    Мария-Антуанетта отвечает, прижимая руку к груди:

    «Я ничего не боюсь!»

    Внизу большой лестницы, под перистилем, Людовик XVI колеблется с минуту, прежде чем переступить порог, через который он уже не перейдёт обратно. Он думает о слугах, которых только что покинул, и спрашивает Рёдерера:

    «Что станется со всеми людьми, оставшимися наверху?»

    «Государь, они, как мне показалось, в цветном платье; те, у кого есть шпаги, должны будут их снять, последовать за вами и выйти через сад».

    «Это верно»[101].

    Затем король, возвращаясь к уже высказанной им мысли, добавляет:

    «А ведь на Каррузеле, однако, не очень много народу?»

    «Государь, предместья сейчас подойдут; все секции вооружены, они собрались у муниципалитета, и к тому же здесь нет ни достаточного числа людей, ни достаточно сильной воли, чтобы сопротивляться даже нынешнему сборищу на Каррузеле. Там двенадцать пушек».

    Не возражая более, Людовик XVI следует за Рёдерером через сад.

    Генеральный прокурор-синдик идёт во главе членов департамента, затем следует король, имея рядом с собой своего министра иностранных дел Биго де Сент-Круа. Королева опирается на руку Дюбушажа, морского министра, а левой рукой держит королевского принца. Гувернантка, госпожа де Турзель, судорожно сжимает другую руку ребёнка. За ними идёт Дежоли с принцессой Марией-Терезой и принцессой Елизаветой. Госпожу де Ламбаль ведёт военный министр д'Абанкур.

    Министры внутренних дел и государственных сборов, Шампион и Леру де Ла Виль, замыкают шествие[102].

    По обеим сторонам кортежа выстроены два отряда: справа — национальные гвардейцы, слева — швейцарские гвардейцы[103].

    Когда эта маленькая колонна двинулась в путь, было около половины девятого[104]. Она следовала по большой аллее Тюильри до цветников, затем повернула направо, к каштановой аллее.

    Земля была усыпана мёртвыми листьями, ибо осень в этот жаркий 1792 год наступила рано. «Как много листьев, — воскликнул король, пока его маленький сын, бедное дитя, забавлялся тем, что бросал их под ноги идущим впереди, — как много листьев! они рано падают в этом году»[105].

    Это зловещее слово прозвучало в тишине; никто на него не ответил, но каждый из слышавших должен был перенестись мыслью к той короне, которая тоже падала, лист за листом, с головы наследника династии, более древней, чем вековые деревья, под которыми проходили.

  

  
    XVI

    Пока король шёл к ней, что делало Собрание?

    Два министра, Дежоли и Шампион, покинули его, известив об опасностях, угрожавших Тюильри, когда прибывают муниципалы, принёсшие странное объявление, сделанное генеральному совету Югененом и его сообщниками.

    Демуссо[106], первый заместитель коммуны, сопровождает их и говорит от их имени. Он излагает события, совершившиеся в ратуше за несколько часов: власть законной коммуны не признана, комиссары секций захватывают все полномочия и своей собственной властью объявляют об отстранении муниципалитета; Манда арестован, допрошен, заключён в тюрьму[107]. Услышав эти новости, Дальма из Обена и Вуазен требуют, чтобы Собрание распустило комиссаров и восстановило в должности генеральный совет коммуны; но этому предложению один монтаньяр противопоставляет банальные фразы, обычные для всех демагогов, всегда готовых извинить самые вопиющие узурпации, когда они служат их минутному интересу: «Просвещайте народ убеждением, а не насильственными мерами; при опасности, в которой находится общее дело, было бы неблагоразумно отстранять людей, которые могут полезно послужить ему; подождём дальнейших разъяснений».

    В этот момент Собрание уже может предчувствовать, как мало действия окажут средства убеждения на обезумевшую чернь. Ибо до него доносятся первые раскаты мятежа. Значительное сборище окружает кордегардию Фейянов и требует головы нескольких заключённых, которые там содержатся. Они были арестованы ночью на Елисейских Полях с мушкетонами в руках. «Это ложный патруль, — кричит толпа, — это роялисты, Сюло с ними, Сюло во главе их!» Сюло был журналист, очень известный своими аристократическими взглядами и своими полными задора насмешками над якобинцами и их сторонниками.

    Напрасно Собрание декретирует, что задержанные находятся под защитой закона; напрасно оно посылает комиссаров увещевать бунтовщиков; начальник кордегардии прибегает весь взволнованный к решётке и объявляет, что пост только что взломан и что за жизнь заключённых можно всего опасаться. Собрание повторяет свои приказы, но заранее было известно, что означает эта фраза, столь часто встречающаяся в протоколах той эпохи: «За жизнь заключённых можно всего опасаться!» Чаще всего в ту самую минуту, когда она произносилась, чернь уже резала несчастных, отданных её ярости. Так случилось и с Сюло и несколькими его несчастными товарищами. Героиня перекрёстков, которая, блеснув на миг в революционных сценах, должна была жалко умереть в больнице для умалишённых, одна из тех женщин, жадных до шума и волнений, которые по естественному и почти неизбежному развитию начинают распутством и проституцией, проходят через мятеж и убийство, а кончают в Сальпетриере или в Морге, — Теруань де Мерикур была не раз осмеяна остроумным журналистом; она была здесь, вопя в ярости, потрясая саблей, подстрекая убийц и требуя свою добычу; как только Сюло ей выдан, она бросается на него и хладнокровно его закалывает[108].

    Головы Сюло и его товарищей отрезают, насаживают на пики и носят вокруг Манежа. Несчастный Людовик XVI может их смутно разглядеть в тот момент, когда королевский кортеж останавливается на некотором расстоянии от террасы Фейянов[109].

    Генеральный прокурор-синдик замечает королю, что нельзя продвигаться дальше с сопровождающей его стражей, ибо закон запрещает всякой вооружённой силе переходить без вызова на территорию, отведённую Законодательному корпусу. Людовик XVI, всегда раб закона, приказывает отряду остановиться; муниципальные офицеры Бори и Ж.-Ж. Леру посланы вперёд, чтобы просить Собрание отдать необходимые распоряжения[110].

    Собрание обсуждало вопрос: послать ли депутацию к королю или пригласить его с семьёй в зал Манежа? Оно отказалось принять какое-либо решение под предлогом, что Конституция оставляет королю возможность являться, когда он сочтёт нужным, в среду представителей народа. Ему докладывают, что король и его семья прибывают. Оно решается послать навстречу королевскому кортежу депутацию из двадцати четырёх членов.

    Эта депутация встречается с Леру и Бори у подножия террасы; те тем не менее продолжают свой путь и, введённые к решётке, просят, чтобы эскорт короля мог сопровождать его или по крайней мере охранять подступы к законодательному дворцу. Эта просьба, вполне естественная после убийств, только что обагривших кровью самый пост Фейянов, вызывает, однако, самые резкие возражения. Наконец, рекомендовав инспекторам зала удвоить бдительность, Собрание переходит к порядку дня, заявляя, что вне его ограды полиция принадлежит административным и муниципальным органам.

    Между тем депутация представителей подошла к королю; тот, кто её возглавляет, ограничивается словами:

    «Государь, Национальное собрание, спеша содействовать вашей безопасности, предлагает вам, как и вашей семье, убежище в своём лоне»[111].

    Затем она церемонно становится вокруг Людовика XVI, занимая место членов директории департамента, ибо те не могут предстать перед Законодательным корпусом, не будучи предварительно им вызваны[112].

    Кортеж, таким образом перестроенный, подходит к подножию террасы Фейянов, наполненной чудовищно враждебной толпой. В ту минуту, когда король собирается подняться по лестнице, раздаются яростные крики: «Да здравствует нация! Долой вето! Долой! Долой!» Несколько исступлённых вопят: «Нет, они не войдут в Собрание, они причина всех наших бед, этому нужно положить конец!» Крики удваиваются, когда замечают королеву: «Долой женщину, долой женщину, мы хотим только короля, одного короля!»

    Какой-то человек выходит из толпы, поспешно спускается по лестнице и обращается к Людовику XVI:

    «Дайте мне руку, — говорит он, — будьте уверены, что вы держите руку честного человека, а не убийцы. Несмотря на все ваши провинности, я отвечаю за безопасность ваших дней, я проведу вас в Национальное собрание; но ваша жена туда не войдёт; это она причинила несчастье французов!»

    Генеральный прокурор-синдик видит, что нужно как можно скорее положить конец положению, которое, затягиваясь, может лишь ухудшиться. Поэтому он добивается от парламентской депутации разрешения дать части национальных гвардейцев, сопровождающих короля, подняться по ступеням лестницы. Ему удаётся таким образом очистить первые ступени; он поднимается туда и оттуда обращается к толпе, ревущей вокруг:

    «Именем закона, народ французский, народ свободный, — кричит он, — Национальное собрание издало декрет, которым оно призывает в своё лоно короля, королевского принца, королеву, дочь короля, сестру короля, всю семью короля; вы должны, по букве закона и свободы, не препятствовать его проходу».

    «Мы удостоверяем, что такой декрет существует», — добавляет один депутат.

    Толпа, кажется, поколеблена; Рёдерер пользуется этим, чтобы открыть проход Людовику XVI и королеве. Они могут вступить на террасу и пересечь её посреди трепещущей толпы, едва сдерживаемой национальными гвардейцами, которым удалось образовать шпалеры. Они проходят через калитку прохода Фейянов; там их окружают другие национальные гвардейцы, входящие в состав стражи Собрания; один из них, шедший рядом с королём, говорит ему: «Государь, не бойтесь, мы люди добрые, но мы не хотим, чтобы нас предавали и дальше; будьте добрым гражданином, государь, и не забудьте прогнать из дворца ваших святош».

    Но по мере приближения к залу движение королевского кортежа становится затруднительным и опасным. Национальная гвардия не может законно переступить порог зала заседаний, но не может и отступить и открыть проход королевским особам, которых она только что сопровождала; вход слишком узок и слишком запружен; со всех сторон слышатся крики о помощи[113]; Рёдереру приходится приложить неимоверные усилия, чтобы проникнуть к решётке. Он заклинает представителей на мгновение нарушить свой регламент и разрешить вход нескольким национальным гвардейцам. Но эта просьба встречается упорными отказами Горы, которая притворяется, будто видит в ней лишь результат заговора, лишь прелюдию вооружённого вторжения в зал Собрания. Камбон восклицает: «Господин Рёдерер, мы возлагаем на вас ответственность за всякое посягательство, которое могло бы быть совершено на представителей народа».

    Вместо ответа Рёдерер делает вид, что просимое разрешение дано, и вводит пять-шесть национальных гвардейцев без оружия. Благодаря их помощи проход очищается; один гренадер поднимает на руки королевского принца, проходит сквозь толпу и кладёт ребёнка на самый стол секретарей; королева и королевская семья наконец входят и садятся на места, обыкновенно предназначенные для министров; король садится рядом с председателем, министры стоят позади него[114].

    «Я пришёл сюда, — говорит Людовик XVI, — чтобы избежать великого преступления; я думаю, что нигде не могу быть в большей безопасности, чем среди вас».

    Верньо с некоторого времени занимал председательское кресло. Почувствовали, что среди обстоятельств, в которых находились, вся популярность великого жирондистского оратора не будет лишней, чтобы обуздать последние дерзости анархии. Он отвечает Людовику XVI: «Вы можете, государь, рассчитывать на твёрдость Национального собрания; его члены поклялись умереть, поддерживая права народа и конституционные власти»[115].

    Замечают, что обстоятельства слишком серьёзны, чтобы прерывать совещания. Между тем, согласно Конституции, на которую всегда ссылаются в тот самый момент, когда собираются её нарушить, они не могут продолжаться в присутствии государя. Но если король покинет зал, кто может отвечать за его безопасность? Предлагают поместить его на трибуну, у решётки, на скамью министров; король сам просит покинуть место, занимаемое им рядом с председателем; Собрание решает, что Людовик XVI и его семья будут помещены в ложе «Логографа»[116].

    Там, в жалкой каморке, двенадцать футов шириной и шесть высотой, расположенной позади председательского кресла, окружённый несколькими верными друзьями[117], правнук Людовика XIV будет в течение семнадцати часов[118] присутствовать при агонии королевской власти; там, осыпаемый оскорблениями и обидами всякого рода[119], Людовик XVI будет готовиться к мученичеству, которое ему предстоит перенести в Тампле в течение пяти долгих месяцев, прежде чем стяжать его пальму 21 января 1793 года.

  

  
    Примечания:

    [1] В «Истории революции» г-на Мишле читаем:

    «Я не знаю ни одного события древних или новых времён, которое было бы более совершенно обезображено, чем 10 августа, более искажено в своих существенных обстоятельствах, более загромождено и затемнено легендарными или лживыми привесками.

    Все партии наперебой, кажется, сговорились здесь уничтожить историю, сделать её невозможной, похоронить, зарыть так, чтобы её больше и не нашли.

    Несколько наносов лжи удивительной толщины легли поверх неё. Если вы видели берега Луары после разливов последних лет, как земля была перевёрнута или погребена, удивительные нагромождения ила, песка, гальки, под которыми исчезли целые поля, вы будете иметь некоторое слабое представление о том состоянии, в котором осталась история 10 августа.

    Хуже всего то, что великие художники, видя во всех этих преданиях, истинных или ложных, лишь предметы искусства, завладели ими, оказали им честь их усвоить, употребили их искусно, великолепно, освятили вечным стилем. Так что ложь, до тех пор остававшаяся бессвязной, смешной, легко разрушимой, приобрела под этими искусными руками прискорбную прочность и отныне причастна бессмертию творений гения, который, к несчастью, её принял».

    Нужна была бы целая книга, чтобы обсудить одно за другим все эти ложные предания. Мы оставляем эту заботу другим.

    К сказанному г-ном Мишле столь красноречиво нечего прибавить; только прославленный писатель, так хорошо увидев, что надобно сделать, этого не сделал; он впал в те же ошибки, что и его предшественники: он пренебрёг неблагодарным и крайне тягостным сравнением бесчисленных бессвязных, лживых, фальсифицированных документов. Мы сочли, что не должны отступать перед этой задачей. Удалось ли нам извлечь из них истину? Мы на это надеемся.

    [2] Официальная ложь, изготовленная одним пером, может обмануть историю и стать истиной благодаря дерзости и наглости. Дело труднее, если лжецов много. Но для ночи с 9 на 10 августа у лжи было сорок восемь органов в сорока восьми секциях Парижа. Именно анализируя протоколы каждой из этих секций, вырывая то у одного, то у другого из этих документов признание или противоречие, мы старались прийти к синтезу, как можно более близкому к тому, что мы считаем истиной.

    [3] Журнал прений клуба, вечернее заседание 8 августа.

    [4] См. в «Ревю ретроспектив», том I, 3-я серия, с. 335 и след.: 1) мужественное постановление, которое мировой судья Файель провёл в секции Короля Сицилии 8 августа; 2) более робкое, правда, постановление, принятое в четверг 9-го, в одиннадцать часов утра, секцией Ботанического сада; 3) постановление департамента, изданное по рассмотрении этих двух постановлений. К этим уже известным документам мы присоединяем следующее письмо Рёдерера к Петиону:

    «Париж, 9 августа 1792 года.

    Господин мэр Парижа,

    совет департамента, сударь, ждал вас вчера до позднего часа. Он полагал, судя по вашему ответу на моё первое вчерашнее письмо, что тем более настоятельно необходимо совещаться с нами, чем менее вы ручаетесь за поддержание порядка. Могло бы быть уместно согласовать по крайней мере какой-либо шаг с Национальным собранием. Совет просит вас прийти на его сегодняшнее заседание.

    Поскольку на эту ночь возвещают набат, совет только что принял постановление, его запрещающее. Необходимо, чтобы вы также соблаговолили безотлагательно сообщить совету частные меры, которые вы примете для предотвращения сигнала беспорядка. Афиша, в которой муниципалитет напомнил бы закон и представил бы гражданам необходимость предотвращения смут, была бы лишь весьма полезна.

    Генеральный прокурор-синдик,

    РЁДЕРЕР».

    [5] В «Мемуарах» госпожи Кампан, т. II, с. 233, читаем:

    «Король сказал мне за несколько дней до 10 августа: „Ваш отец был близким другом Манда, который командует сейчас национальной гвардией; познакомьте меня с ним: чего я должен от него ждать?“ Я отвечала, что это один из самых верных его подданных, но что при большой честности и весьма небольшом уме он увлечён Конституцией. „Понимаю, — сказал король, — это человек, который стал бы защищать мой дворец и мою особу, потому что это напечатано в Конституции и он поклялся её поддерживать, но который сражался бы против партии, желающей суверенной власти; это полезно было знать наверное“».

    [6] См. в «Ревю ретроспектив», т. I, 2-я серия, с. 346 и след., три донесения командира батальона Арсенала.

    [7] Вот приказы и письма Манда.

    «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ.

    10 августа 1792 года.

    Согласно предписанию господина мэра, главнокомандующий предписывает господину Буассьё выставить на Вандомской площади пятьдесят конных и двадцать пеших жандармов первой дивизии, которые будут служить под начальством господина Пинона, начальника легиона.

    Главнокомандующий,

    МАНДА.

    Командир первой дивизии жандармерии исполнит настоящий приказ, отправившись как можно скорее в указанное место.

    БУАССЬЁ.

    Господин Фортен распорядится держать тридцать жандармов при оружии и в мундирах на посту дворца, чтобы отправиться на Вандомскую площадь сегодня вечером ровно в 9 часов; если этот отряд будет затребован господином главнокомандующим, туда будет послан соответствующий нарочный от господина главнокомандующего или от ординарца парижской конной жандармерии. Надобно поручить командование отрядом лейтенанту.

    МАРШЕ.

    Париж, 9 августа 1792 года.

    P. S. — Надобно ждать приказа до трёх часов утра».

    «ПАРИЖСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ. — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ.

    9 августа 1792 года.

    Я готов, господин мэр, учредить два резерва, требуемые директорией и муниципальным корпусом. Но я не могу держать на биваке храбрых граждан, посвящающих себя общественной службе; посему было бы необходимо, чтобы вы распорядились предоставить две кордегардии для их размещения. Прошу вас ответить мне на сей счёт, ибо я горю желанием исполнять приказы конституционных органов.

    Главнокомандующий,

    МАНДА».

    «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ. — ПАРИЖСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ.

    Я полагаю, господин мэр, что национальная часть была бы плохо размещена под палатками. Лучше было бы учредить один резерв в большой зале Хранилища мебели, а другой — на площади Побед, в Отеле Тулузском. Если эта мера отвечает вашим видам, муниципалитет выиграл бы расходы на некое подобие лагеря, и служба была бы полнее. Прошу вас взвесить эти краткие соображения и сообщить мне, находите ли вы их справедливыми.

    Главнокомандующий,

    МАНДА».

    [8] Чтобы дать представление о смятении и замешательстве всех умов, мы публикуем одно из самых любопытных писем, какие нам удалось разыскать. Посреди страшной драмы, которую мы рассказываем, оно вызовет невольную улыбку на устах тех, кто его прочтёт. Уже по поводу 20 июня мы говорили о командире Бонно, хирурге с улицы Монтрёй. Это именно тот буржуа, у которого есть инстинкт добра и честности, но который даёт увлечь себя и собственными руками разрушает правительство, которое поклялся защищать. Мы встречаем этот тип в историях Лиги и Фронды, мы встречаем его каждый день на наших улицах и площадях; он бессмертен.

    «Господам мэру и администраторам города Парижа.

    Господа,

    вам, без сомнения, известно, что секция Кэнз-Вен постановила, что если король не будет низложен к полуночи, она зазвонит в набат и будет бить общий сбор. По её приглашению народ секции улицы Монтрёй и всего предместья намерен последовать её примеру. Я не могу уклониться от того, чтобы идти во главе их, ни под каким предлогом и ни по какому приказу, даже путём отдаления, которое подвергло бы опасности мою семью и моё имущество. Вследствие этого, господа, прошу вас выдать мне свидетельство о моём заявлении, дабы всё, что могло бы произойти незаконного в этом шаге, не было вменено мне в вину, ибо я протестую и клянусь вновь, что никогда не нарушу Конституцию, разве только буду к тому принуждён.

    Имею честь быть и проч.

    БОННО, главный командир батальона Сент-Маргерит.

    Сего 9 августа 1792 года».

    [9] См. «Мемуары» Барбару и особенно невероятное признание, сделанное самим Петионом в сочинении, изданном им в 1793 году под названием «Важные документы для истории».

    «Я желал восстания, — говорит он, — но трепетал, как бы оно не удалось. Моё положение было критическим; надобно было исполнить мой долг гражданина, не изменяя долгу магистрата. Надлежало сохранять все внешние приличия и не отступать от форм. Шла смертельная борьба между двором и свободой, в которой одна из сторон должна была необходимо погибнуть.

    Хотя было условлено запереть меня в моём доме, об этом забывали, медлили. Как вы думаете, кто несколько раз посылал торопить исполнение этой меры? Это я, да, это я!»

    [10] См. самый текст этого письма в «Парламентской истории» Бюше и Ру, с. 402, т. XVI.

    [11] См. рассказ самого Петиона («Важные документы для истории»). — Мы разыскали последнее письмо, написанное несчастным главнокомандующим Петиону.

    «ПАРИЖСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ. — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ.

    9 августа 1792 года.

    Господин мэр,

    ваше присутствие необходимо, признаки угрожающие, и вы, как магистрат народа, более чем кто-либо в состоянии образумить заблудших. Посему прошу вас прийти соединить ваши усилия с моими.

    Главнокомандующий,

    МАНДА».

    [12] Рассказ самого Петиона.

    [13] Для всех событий, происходивших в Тюильри в ночь с 9 на 10 августа, мы следуем рассказам Рёдерера, генерального прокурора-синдика; Дежоли, министра юстиции; Петиона, мэра Парижа, и Ж.-Ж. Леру, муниципального офицера — все четверо были очевидцами. (См. примечание в конце тома.) Разумеется, мы сверяли эти рассказы один с другим.

    [14] Протокол секции Кэнз-Вен от 9 августа (см. «Парламентскую историю» Бюше и Ру, т. XVI, с. 407) даёт имена тринадцати секций, делегаты которых приходили заявить о присоединении к ранее принятым ею постановлениям; но, сверившись с протоколами этих секций, мы смогли установить, что для нескольких из них этот факт ЛОЖЕН. Никаких следов этих присоединений нет, в частности, в протоколах Арсенала, Попенкура и Монтрёя, чьи книги велись весьма исправно. Различные секции посылали в предместье Сент-Антуан эмиссаров: одни — узнать, что происходит, другие — даже проповедовать согласие и мир. Так как эти советы были приняты весьма дурно, некоторые из этих эмиссаров, чрезвычайно превышая свои полномочия, совершенно изменили свой язык в угоду друзьям Сантера, а затем возвращались и передавали своим доверителям воинственные слова, полученные в обмен на их мирные речи. (См. доклад Блонделя на с. 366 1-го тома 2-й серии «Ревю ретроспектив» и протокол секции Фонтан-де-Гренель, который мы даём в конце этого тома.)

    [15] См. в «Журналь де Деба э Декре», с. 142, и в «Логографе», с. 12, приложение к т. XXVI, доклад, сделанный Осселеном у решётки Национального собрания.

    [16] Протоколы секций Лувра, Оратории, Понсо, Вандомской площади, Монтрёя, Попенкура.

    [17] Осселен в своём докладе Собранию заявляет, что нашёл в Монтрёе шестьсот граждан, выслушавших его в глубочайшем молчании и благосклонно принявших мирный циркуляр муниципалитета; в Попенкуре он нашёл те же чувства.

    [18] Многие протоколы упоминают о прибытии делегатов Моконсей, Ломбар и Французского театра, а также Кэнз-Вен, которые требуют и получают разрешение присутствовать на заседаниях секций, подозреваемых в модерантизме.

    [19] Час закрытия заседания указан в нескольких протоколах. Секция Тампля закрыла заседание в половине десятого; секции Оратории и Вандомской площади — в десять часов; секция Лувра — в половине двенадцатого.

    [20] См. в конце этого тома сделанное нами резюме протоколов каждой из сорока восьми секций и приведённые нами выдержки из решений, показавшихся нам наиболее важными.

    [21] В протоколе секции Арси (вечернее заседание 9 августа) читаем:

    «В этот момент прибыл гражданин из предместья Сент-Антуан, который положил на стол постановление секции Кэнз-Вен от 4 сего месяца, требующее между прочим, чтобы секцией были назначены два комиссара, которые соединились бы с комиссарами, назначенными другими секциями и собранными у Кэнз-Вен, для совместного обсуждения обстоятельств».

    [22] Мы дословно переписываем постановление, принятое 7 августа секцией Моконсей. См. в конце этого тома.

    [23] Это засвидетельствовано множеством протоколов.

    [24] См. в конце тома выдержку из протокола секции улицы Монтрёй, удостоверяющую вторжение бунтовщиков.

    [25] Час, в который было принято постановление Кэнз-Вен, указан в протоколе секции Бонди.

    [26] Текст этого постановления приведён неполно в протоколе секции Кэнз-Вен, напечатанном в «Парламентской истории» Бюше и Ру, т. XVI, с. 407. Мы нашли его в протоколе секции Руль. Составитель переписал самый образец, присланный Кэнз-Вен.

    [27] Протокол Кэнз-Вен, в «Парламентской истории», т. XVI, с. 40.

    [28] См. протокол этой секции, который мы даём полностью в конце этого тома; он лучше всего показывает, как было произведено большинство выборов комиссаров.

    [29] Протокол секции Руль. Секция Бобур сначала действовала так же и по тем же причинам; но по настоянию революционных секций немногие присутствовавшие члены решились назначить трёх комиссаров.

    [30] Протокол секции Елисейских Полей.

    [31] Секция Понсо даёт своим комиссарам все полномочия действовать сообща с муниципалитетом. Их первым актом было именно разрушить муниципалитет.

    [32] Наше утверждение противоречит всем общепринятым представлениям о начале восстания 10 августа. Но оно опирается на доказательства, которые кажутся нам неопровержимыми.

    В самом деле, читаем:

    В протоколе Кэнз-Вен: «Слышно, как звонят в набат. Собрание, не получив на сей счёт никакого приказа от комиссаров, собравшихся в коммуне, поручает господам Бутидону и Карре остановить этот страшный сигнал, что и было на некоторое время исполнено. Но, услышав, что в городе бьют общий сбор и звонят, собрание не могло помешать звонить через час. После объявления непрерывности заседаний было получено письмо от господина Россиньоля, одного из комиссаров при ратуше, с приглашением отложить набат, пока комиссары каждой секции, собравшись вместе, не определят порядок действий, необходимый в данных обстоятельствах». — Авторы «Парламентской истории», дающие на с. 407 тома XVI выдержку из протокола Кэнз-Вен, заседание 9 августа, опускают это место, за исключением первых пяти слов. Вот, надо признать, странный пропуск.

    В протоколе секции Монтрёй: «Депутация секции Кэнз-Вен пришла выразить собранию своё удивление по поводу тревоги, распространявшейся по церквам квартала, и общего сбора, который били на улицах предместья Сент-Антуан, и заверила собрание, что она не принимала никакого участия в этом шаге».

    [33] Мы видим: 1) в протоколе секции Инвалидов, что было приказано поставить караул у церкви, чтобы помешать звонить в набат; 2) в протоколе секции Монтрёй, что в половине третьего утра церковь была захвачена бунтовщиками.

    [34] Приказы, отданные Манда, а позднее Ла Шене, чтобы призвать национальную гвардию на помощь дворцу, пришли во все кварталы почти одновременно с наставлениями, данными вождями восстания своим доверенным, чтобы собирать «братьев и друзей» под звуки общего сбора.

    [35] Мы разыскали письмо, отлично показывающее, как всё происходило в секции Бон-Нувель. Это письмо, адресованное муниципалитету, должно быть, написано в два или три часа утра.

    «СЕКЦИЯ БОН-НУВЕЛЬ.

    Господа,

    имею честь предупредить вас, что батальон Бон-Нувель только что выступил из казармы в числе пяти-шестисот граждан всякого рода оружия, с пушками и знамёнами, без всякого приказа. Мне только что сказали, что приказ был отдан господином Шампертуа, председателем собрания секции Бон-Нувель. По-видимому, его направляют несколько возбуждённых лиц; некоторые из них даже неизвестны. Командиры и офицеры тщетно пытались их удержать. Они были бессильны. Уходя, говорили, что идут соединиться с батальоном Сен-Жак-л'Опиталь. Звонит набат.

    Полицейский комиссар,

    подписано: КАФФЕН».

    То, что произошло в секции Бон-Нувель, должно было повториться и в других местах. Вот указания, которые мы находим в протоколах относительно движений национальной гвардии в ночь с 9 на 10 августа:

    Секция Попенкур около часа утра приказывает бить сбор, чтобы каждый отправился на свой пост.

    Секция Лувра постановляет, чтобы все граждане взялись за оружие и бодрствовали ночью для безопасности города Парижа, и чтобы у муниципалитета попросили палаток для размещения вооружённых граждан лагерем на лужайках Лувра.

    Секция Кэнз-Вен приказывает заместителю командира собрать батальон под ружьё и вести его туда, куда опасность отечества призывает его защитников.

    Секция Инвалидов предписывает начальнику батальона не позволять гражданам секции присоединяться к гражданам внутренней части города для образования сборищ без приказа.

    В заявлениях о поведении батальона Дочерей святого Фомы в ночь с 9 на 10 августа, заявлениях, которые мы даём в конце этого тома, видно, что приказ бить сбор был послан штабом между десятью и одиннадцатью часами вечера. (Заявления Тассена, первого командира, Боскари, второго командира, Ноэля Авриля, младшего лейтенанта, Ж.-Б. Жардена, аджюдан-майора.)

    [36] Большую часть этих подробностей мы почерпаем из донесений, которые час за часом секретарь генерального совета департамента Блондель передавал генеральному прокурору-синдику Рёдереру, находившемуся тогда в Тюильри. Эти донесения напечатаны в «Ревю ретроспектив», 2-я серия, т. I, с. 356 и след.

    [37] В описании ночи с 9 на 10 августа, оставленном нам Люсиль Дюплесси, женой Камиля Демулена, читаем: «На улице никого, все вернулись домой». (См. интересную заметку о Камиле Демулене, изданную Эдуаром Флёри, т. I, с. 269.)

    Спокойствие Парижа засвидетельствовано также докладом, который Ж.-Ж. Леру сделал Собранию и который мы цитируем немного ниже.

    [38] См. протокол секции Арсенала в конце этого тома.

    [39] Некоторое число секций, будто бы представленных в этом собрании, дали своим комиссарам полномочия лишь для того, чтобы осведомляться, а не действовать; другие обставили полномочия своих комиссаров весьма знаменательными оговорками. (См. «Общее резюме решений секций», данное в конце этого тома.)

    [40] В «Мемуарах» Луве читаем:

    «Дантон, прятавшийся во время боя, появился после победы, вооружённый большой саблей и шедший во главе марсельского батальона, словно он был героем дня».

    Но Луве может быть пристрастен, говоря о Дантоне; послушаем признания Люсиль Демулен, которая не может быть пристрастной, говоря о близком друге своего мужа:

    «Дантон пришёл лечь. У него был не слишком ревностный вид; он почти не выходил. За ним приходили несколько раз, наконец он отправился в коммуну. Дантон вернулся и бросился на кровать. Камиль вернулся в час, он заснул на моём плече. Когда настал день (в это время года — пять часов утра), Камиль лёг». Из продолжения рассказа видно, что Камиль Демулен снова покинул Люсиль лишь около девяти часов утра.

    [41] См. протокол секции предместья Сен-Дени. Через два дня ошибка обнаружилась, но комиссар, которого звали Коллонж, не пожелал сложить звание, которое он выманил; потребовались неоднократные протесты секции, которую он якобы представлял, чтобы заставить его покинуть место.

    [42] Как это случилось с лицами, явившимися представлять секцию Анфан-Руж.

    [43] Легко понять, что было невозможно собрать точные и подробные сведения обо всех, весьма тёмных, членах повстанческой коммуны. Но двое не могли ускользнуть от наших разысканий: Югенен, председатель повстанческой коммуны; Конседьё, который, насильственно изгнав из секции Арсенала Лавуазье и его друзей, вместе с двумя своими доверенными лицами самовольно сделал себя в ночь с 9 на 10 августа уполномоченным этой секции. См. в конце этого тома примечание об этих двух лицах.

    [44] Мы взяли на себя задачу, трудность которой долго приводила нас в отчаяние и которую мы смогли выполнить, хотя бы отчасти, лишь ценой бесконечных поисков и стараний: восстановить по прошествии семидесяти лет список присутствия комиссаров, собравшихся в ратуше в ночь с 9 на 10 августа. Три или четыре месяца спустя был составлен список, чтобы обмануть Конвент; именно его г-да Бюше и Ру дали в своей «Парламентской истории», т. XVI, с. 410 и след., но он явно фальсифицирован и раздут. В конце тома читатель найдёт возможно более точный список лиц, заседавших до восьми часов утра 10 августа в собрании комиссаров секций и действительно составивших то, что принято называть повстанческой коммуной.

    [45] Законная коммуна и повстанческая коммуна заседали одновременно более четырёх часов в двух почти смежных залах ратуши. Этого никто из историков до нас не отметил. Собрание комиссаров секций было до такой степени известно законному совету, что в протоколе секции предместья Сен-Дени читаем: «Три комиссара, назначенные секцией, сообщив свои полномочия генеральному совету коммуны, были отосланы им в собрание комиссаров секций, заседающее в ратуше. Они отправились в зал, где это собрание проводит свои заседания».

    [46] Протокол заседания генерального совета в ночь с 9 на 10 августа никогда не был составлен или, если был, то уничтожен. Руайе-Коллар, бывший тогда секретарём-письмоводителем коммуны, унёс подлинники после насильственного изгнания совета и впоследствии отказался вернуть их новым представителям коммуны. См. по этому поводу официальное письмо, которое дают г-да Бюше и Ру в томе XVI своей «Парламентской истории» и подлинник которого наклеен на книгу решений генерального совета коммуны, на том самом месте, где существует пробел, предназначенный для решений, принятых советом в первые десять дней августа. Последнее заседание, протокол которого внесён в книгу, — от 28 июля. Далее пробел до 10 августа, семи часов утра; этой датой помечен фальсифицированный протокол повстанческой коммуны.

    [47] Генеральный совет коммуны заседал в так называемом Тронном зале, окна которого выходят на Гревскую площадь. Зал существует доныне в тех же размерах; это единственная сохранившаяся часть старой ратуши.

    [48] Он пользовался ею недолго, ибо мы нашли от 9 и 11 декабря 1792 года следующие два постановления секции Французского Пантеона, к которой принадлежал Кузен:

    «Общее и непрерывное собрание секции Французского Пантеона, принимая во внимание, что гражданин Кузен потерял его доверие и что оно уже объявило об этом всему Парижу,

    постановляет, что отзывает у него полномочия, данные ему для представительства в муниципалитете.

    ДАРДЕЛЬ, председатель; ДАМУР, секретарь».

    «Собрание постановляет пригласить своих комиссаров и временную коммуну потребовать у гражданина Кузена отчёта в кратчайший срок.

    ДАРДЕЛЬ, председатель; ДАМУР, секретарь».

    Кузен не погиб в революционной буре, но оставался в тюрьме весь Террор; мы разыскали постановление о его освобождении, оно датировано 30 термидора II года.

    [49] Протокол секции Моконсей, в конце этого тома.

    [50] См. в конце этого тома решение этой секции, которое доносит общественному обвинителю на знаменитое постановление Моконсей как стремящееся поднять народ против конституционных властей.

    [51] В последующем мы следуем докладу Робера, найденному в бумагах Ла Шене.

    [52] Доклад Робера подтверждается протоколом секции Моконсей, который читатель найдёт в конце этого тома.

    [53] Марсельские федераты были расквартированы совсем рядом, у Кордельеров, в нынешней Медицинской школе.

    [54] Мы считаем нужным дать биографии главных действующих лиц 10 августа; вот биографии трёх муниципальных офицеров, которые, как мы видим, расстраивают оборонительные приготовления Манда:

    Осселен был довольно ловкий, но мало уважаемый законник; он был назначен председателем чрезвычайного трибунала 17 августа, затем депутатом Конвента. Автор закона об эмигрантах, он стал одной из первых жертв закона, им созданного; арестованный за то, что дал убежище одной эмигрантке, он был приговорён к депортации, тогда как несчастная графиня де Шарри была отправлена на эшафот. Он уже восемь месяцев находился в Бисетре вместе с каторжниками, когда Комитету общей безопасности пришло в голову включить его в тюремный заговор. Доставленный в Консьержери и предвидя ожидавшую его участь, он вонзил себе в грудь гвоздь, но не сумел убить себя. На следующий день его, окровавленного, потащили в революционный трибунал, а затем на эшафот (8 мессидора II года — 28 июня 1794 года).

    Ю, бакалейщик по ремеслу, был избран вскоре после 10 августа мировым судьёй секции Французского Пантеона. Но, став в свою очередь подозрительным для ультрареволюционеров, он был брошен в тюрьму в конце 1793 года и оставался там до смерти Робеспьера.

    Бодуэн был типографом Законодательного собрания, как ранее — Учредительного собрания, как позднее — Конвента. После 10 августа он благоразумно отошёл от политики и, умея приноравливаться к обстоятельствам, продолжал печатать все законодательные акты, которые ему присылали.

    [55] Для отчёта о важном заседании в ночь с 9 на 10 августа мы пользуемся протоколом, напечатанным по приказу Собрания, отчётами «Монитёра», «Логографа», «Журналь де Деба э Декре». Мы, как всегда, сверяем эти рассказы один с другим.

    [56] Ежеминутно в отчёте о заседании возобновляются доносы того же рода. Они обнаруживают существование ложных патрулей, снабжённых мушкетонами и одетых в национальный мундир, которые в течение всей ночи тщетно пытались проникнуть во дворец. Некоторые из этих патрулей были арестованы, другие рассеяны; это объясняет, почему множество лиц, чьи роялистские чувства не подлежали сомнению, не смогли проникнуть в Тюильри. (См. мемуары госпожи де Ларошжаклен и письмо г-на Эмманюэля д'Обье, находящееся в оправдательных документах т. IX мемуаров Бертрана де Мотвиля.) Говорили, будто разослали две тысячи входных билетов и имели неосторожность отправить их по почте; многие были захвачены победителями и, естественно, стали основаниями для проскрипций в сентябрьские дни и во время революционной бури.

    [57] Речь Ж.-Ж. Леру, вставленная в его протокол, совершенно совпадает с отчётами «Логографа», с. 5, и «Журналь де Деба э Декре», с. 137.

    [58] Петион с тех пор, как покинул ратушу в одиннадцать часов вечера, час за часом заставлял друзей из генерального совета требовать его к себе; вот записки, которые одна за другой приходили за ним во дворец:

    «МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА.

    10 августа 1792 года, IV год.

    Имею честь просить господина мэра, от имени генерального совета, вывести нас из тревоги и сообщить нам о себе через подателя.

    КУЗЕН».

    «Генеральный совет приказывает господину мэру немедленно явиться в его лоно.

    Настоящее постановление будет доставлено ему господами Патри и Мао, и, в случае если возвращение господина мэра встретит препятствия, тем же комиссарам поручается отправиться в Национальное собрание, донести ему об этих препятствиях и потребовать, чтобы свобода этого магистрата не подвергалась никакому посягательству.

    КУЗЕН, председатель; РУАЙЕ, секретарь-письмоводитель».

    [59] В рассказе, опубликованном им о ночи с 9 на 10 августа, Петион с великолепной наглостью говорит, что, если бы он поднялся наверх, он никогда бы не спустился; что он спасся от смерти как бы чудом; что, если бы народ сделал малейшее движение, пока он был в Тюильри, его бы уже не было! Даёт ли он тому хоть одно доказательство? Нет. Он довольствуется добавлением: «Недаром на знамени, некоторое время висевшем на куполе дворца, было написано: „Здесь мэр Парижа едва не был убит в ночь с 9 на 10“».

    [60] См. официальный протокол заседания, «Логограф» и «Журналь де Деба э Декре».

    [61] Он только что занял кресло на месте Пасторе; титульный председатель Мерле ещё не появился. — «Логограф», с. 6.

    [62] «Собрание состоит не более чем из ста пятидесяти членов», — говорит доклад Блонделя, помеченный тремя часами сорока минутами и вставленный в «Ревю ретроспектив», с. 356.

    [63] Эти подробности и последующие мы почерпаем из отчёта «Журналь де Деба э Декре», с. 141, № 320, и из «Логографа», с. 9, 10, 11. — Эти подробности, в сущности ничтожные, придают совещаниям Законодательного собрания в ночь с 9 на 10 августа странность, которую историк не должен забывать отмечать.

    [64] Этот Бонжур был письмоводителем морского министерства, которого Бертран де Мольвиль выгнал из своих канцелярий. (См. «Мемуары» Бертрана де Мольвиля, т. IX, с. 109.) Он ещё председательствовал в комитете секции Тюильри, когда несколько часов спустя заключённые, находившиеся в кордегардии Фейянов, и в особенности Сюло, были выданы Теруань де Мерикур и сопровождавшим её убийцам. Секция Тюильри проводила свои заседания в церкви Фейянов, а её комитет — в одном из залов этого монастыря.

    Письмо Бонжура, только что нами приведённое, совершенно совпадает с письмом, которое командир батальона де Ларош писал в тот же момент Петиону. Эти два документа, показывающие, в какое состояние дезорганизации пришли гражданские и военные власти, даже те, которым была особо вверена безопасность Собрания, таким образом подтверждают друг друга.

    «Господину Петиону, мэру Парижа.

    Господин мэр,

    с величайшим доверием обращаюсь к вам, чтобы вы соблаговолили наставить меня, какого поведения держаться в щекотливом и неприятном положении, в котором я нахожусь.

    Секция Тюильри объявила мне постановление, принятое ею на сегодняшнем вечернем заседании, которым она запрещает мне получать и исполнять какие-либо приказы штаба, объявив предыдущим постановлением, что он потерял её доверие.

    В настоящий момент я получаю приказы господина Манда, главнокомандующего, бить сбор на территории секции.

    Удостойте меня, умоляю вас, вашего совета, и вы обяжете того, кто с уважением пребывает

    вашим покорнейшим и послушнейшим слугой,

    ДЕ ЛАРОШ».

    [65] Было пять часов утра. — «Логограф», с. 12.

    [66] Все донесения, которые Рёдерер получал от генерального секретаря департамента Блонделя и которые вставлены в «Ревю ретроспектив», т. I, 2-я серия, с. 355 и след., в общем мало тревожны. Вот последнее, не приведённое «Ревю ретроспектив»:

    «Наши наблюдатели сообщают нам подробности очень долгого обхода, из которого они возвращаются; они видели предместья Сен-Дени и Пуассоньер, Рынок, улицы Сент-Оноре, Ферронри, Веррери, Сент-Антуан до входа в предместье. Повсюду на своём пути они видели множество национальных гвардейцев под ружьём, среди которых немалое число людей, вооружённых пиками. У входа в предместье они видели несколько человек, которые, казалось, ещё хотели будоражить народ и подстрекать его, но безуспешно; дальше они не могли проникнуть; но другие, которых мы ждём, дошли до конца предместья; возвращаясь, они прошли по улице Сент-Антуан, улице Фурси, мосту Мари, въезд на который нашли занятым отрядом национальных гвардейцев; Гревскую площадь, где собралось мало народу, набережные, полные национальных гвардейцев, мост Нотр-Дам и Новый мост, защищённые войсками, а оттуда, на обратном пути, всё остальное спокойно. Вот итог их наблюдений, который они нам передали.

    БЛОНДЕЛЬ.

    5 ч. ¼».

    К этому документу мы присоединяем другой, его подтверждающий; это письмо, написанное посреди ночи с 9 на 10 августа морским министром Дюбушажем своей жене:

    «Будь спокойна, мой добрый друг, во дворце большие силы и добрые расположения; с другой стороны, мы имеем верные сведения, что сборище далеко не будет столь значительно, как надеялись смутьяны. Господин мэр, несколько муниципальных офицеров, господин Рёдерер здесь; будь без тревоги, твой друг будет иметь удовольствие снова увидеться с тобой целым и невредимым».

    Это письмо, по-видимому, написано около полуночи, поскольку в нём говорится о присутствии мэра во дворце; но оно не дошло до места назначения и было положено на стол председателя Собрания национальными гвардейцами, нашедшими его после разграбления Тюильри. — «Логограф», с. 43.

    [67] Этот столь роковой контрприказ исходил от самого генерального совета, как мы видели выше. Что касается замысла, который Рёдерер совершенно напрасно приписывал Петиону, — выступить навстречу сборищам, — Петион о нём никогда и не думал. Но мог ли Рёдерер подозревать столько слабости с одной стороны и столько двуличия с другой?

    [68] Манда покинул Тюильри немного позже пяти часов утра. (См. рассказ Дежоли.)

    [69] Всё последующее, за исключением некоторых частей допроса Манда, даже не было заподозрено историками, писавшими о 10 августа. Они рабски переписывали протокол, сфабрикованный задним числом вожаками повстанческой коммуны, и не заметили, что он содержит несколько формальных противоречий и даже вещественные подлоги. Мы имели счастье обнаружить черновики последовательных версий, подготовленных для составления официального протокола; мы с величайшим вниманием изучили добавления и особенно зачёркивания, находящиеся во всех этих изданиях одного и того же факта, всё более фальсифицируемого; наконец, мы сличили первоначальные протоколы и официальный протокол с докладами, которые муниципалы час за часом делали Собранию. О последних «Монитёр», правда, едва упоминает, но мы нашли их в «Логографе» и в «Журналь де Деба э Декре».

    [70] См. доклад, сделанный Осселеном Собранию около половины седьмого утра, «Логограф», с. 12; «Журналь де Деба э Декре», с. 143.

    [71] Демуссо, побывав в Тюильри, вернулся на свой пост в ратуше. См. его доклад Собранию. «Логограф», с. 16, и «Журналь де Деба э Декре», с. 145.

    [72] Официальный протокол говорит, что председательствует и допрашивает главнокомандующего Кузен. Между тем допрос Манда учинил Югенен (первый вещественный подлог). Протокол намеренно опускает то, что происходило с начала заседания в зале, где тогда заседали комиссары, то есть с трёх до семи часов утра (второй вещественный подлог).

    [73] Всё, что во всём допросе Манда напечатано курсивом, находится в черновике протокола и было вычеркнуто из официального протокола.

    Эти столь важные слова «я уже отвечал господам из генерального совета» показывают, что ранее Манда был допрошен законной властью и что она не нашла в его поведении ничего предосудительного; они существуют в первом черновике, но зачёркнуты во втором (третий вещественный подлог).

    [74] Трюшон, называемый «человек с длинной бородой», был одним из импровизированных секретарей этого мнимого собрания. Имя комиссара-дознавателя опущено в официальном протоколе; мы нашли его в первом черновике.

    [75] Имя Муше даёт нам рассказ Дежоли. Из него видно, что этот муниципальный офицер сопровождал Петиона к решётке Собрания и говорил после него. Но так как в зале ратуши один из членов муниципалитета употребляет ровно те же выражения, передаёт те же слова и дважды заявляет, что был слышавшим это ушами, для нас очевидно, что оратором не может быть никто иной, как Муше. Одержимый смешной манией выставлять себя напоказ, он продолжил 10 августа роль, которую уже играл 20 июня.

    [76] Упоминание о посылке новых комиссаров к мэру совершенно опущено в официальном протоколе (четвёртый вещественный подлог). Из слов «об этом будет доложено коммуне» видно, что в этот момент генеральный совет ещё не был отстранён, хотя тремя страницами выше в официальном протоколе это отстранение предшествует допросу Манда. — Новое доказательство того, что оба собрания, одно законное, другое незаконное, заседали одновременно в ратуше в двух почти смежных залах.

    [77] Все мотивы постановления находятся в первом черновике и были опущены в официальном протоколе (пятый вещественный подлог). Они любопытны, потому что показывают, насколько сами комиссары затруднялись мотивировать назначение пивовара-демагога на пост главнокомандующего национальной гвардией.

    [78] Требование Югенена и отказ Манда засвидетельствованы двумя последовательными черновиками протокола. Второй черновик зачёркнут, но в нём всё ещё легко прочесть доказательство навсегда достохвального мужества, которое Манда, поставленный перед необходимостью купить себе жизнь простой подписью, проявил в исполнении своего долга.

    Наши десятилетние труды вознаграждены в эту минуту, ибо нам дано обогатить нашу национальную историю чертой героизма, совершенно неизвестной, чертой, которую некоторые другие подвиги самоотвержения могут сравнять, но ни один не превзойдёт.

    [79] Этот документ дословно воспроизведён в официальном протоколе; все наши усилия обнаружить его подлинник оказались тщетными, но мы нашли доказательство, что это письмо ещё существовало в бумагах коммуны в конце термидора II года, ибо оно упомянуто и заново завизировано в описи, составленной в то время из бумаг парижской коммуны.

    [80] Многие историки возмущались этим приказом и называли его гнусной изменой. Всякий здравомыслящий человек найдёт вполне естественным, что колонны повстанцев, направляющиеся к жилищу законного представителя исполнительной власти, атакуют спереди, сзади, всеми возможными способами. Было или не было 10 августа открытое вооружённое восстание? Вот весь вопрос; поставить его — значит решить.

    [81] Выражения, употреблённые в черновике протокола и исчезнувшие в официальном протоколе.

    [82] См. по этому поводу доклад, сделанный Национальному собранию заместителем Демуссо. «Логограф», с. 16, «Журналь де Деба э Декре», с. 146.

    [83] См. ещё доклад Демуссо.

    [84] Эта замена нового совета старым сформулирована на четвёртой странице официального протокола так:

    «Собрание пригласило генеральный совет коммуны удалиться и оставить в распоряжение собрания зал генерального совета коммуны. По этому приглашению генеральный совет уступил зал заседаний господам комиссарам, и была произведена поименная перекличка».

    [85] Журналисты, друзья и сообщники Петиона, объясняли его бездействие и пленение так: «Народ, опасаясь, чтобы его возлюбленный магистрат не разделил его опасностей, желая, если можно так выразиться, отдать на хранение закон и его самый уважаемый орган, окружил господина Петиона многочисленной стражей и запер его в его доме».

    [86] Рассказ о поведении швейцарцев полковника Пфиффера д'Альтисхофена, в приложении к мемуарам Вебера, т. II.

    [87] См. показание капитана канониров Ланглада в «Парламентской истории» Бюше и Ру, т. XVII, с. 305, и показания национальных гвардейцев Флёри и Дебри. Эти показания не могут быть заподозрены, ибо сделаны в совершенно якобинском духе. Два последних были напечатаны по приказу Собрания в «Собрании законов» (август 1792 г.).

    [88] Рассказ Дежоли.

    [89] См. примечания, сопровождающие протокол Ж.-Ж. Леру, который мы даём в конце этого тома.

    [90] «Воспоминания» госпожи Кампан, т. II, с. 244.

    [91] Тогда было 7 с половиной часов, по словам Дежоли, чей рассказ был написан через четыре дня после события.

    [92] Протокол Ж.-Ж. Леру.

    [93] Протокол Ж.-Ж. Леру.

    [94] Протокол Ж.-Ж. Леру.

    [95] Рассказ Дежоли.

    [96] Рассказы Дежоли и госпожи Кампан.

    [97] Рассказ Дежоли.

    [98] Протокол Ж.-Ж. Леру.

    [99] Рассказ Дежоли.

    [100] См. его заявление, напечатанное по приказу Собрания.

    [101] Рассказ Рёдерера.

    [102] Рассказ Дежоли.

    [103] См. в конце тома выдержку из следствия, ведённого в 1794 году против офицеров батальона Дочерей святого Фомы.

    [104] Протокол Ж.-Ж. Леру. — А не семь часов, как говорит Луи Блан, с. 68 т. VII его «Истории революции». — Королева на допросе перед революционным трибуналом («Бюллетень», 2-я серия, № 27, с. 108) говорит: восемь часов.

    [105] Рассказ Рёдерера.

    [106] В официальном протоколе Собрания читаем: «Два муниципальных офицера и один заместитель вводятся к решётке». Это, очевидно, был не Дантон, находившийся у Кордельеров в обществе вождей восстания; это мог быть только Демуссо, единственный, кто вместе с Дантоном носил звание заместителя. После частичного обновления муниципалитета в конце 1791 года Демуссо, чьё назначение восходило к первоначальной организации, представлял в нём Конституцию; Дантон и Манюэль, пришедшие позднее, представляли демагогию; оба они были унесены революционной бурей; Демуссо пережил её и стал префектом при Империи.

    [107] В своём докладе Демуссо упоминает лишь об аресте Манда, а не о его смерти, потому что это последнее событие совершилось уже после его ухода из ратуши.

    [108] Вот как г-н Луи Блан рассказывает убийство Сюло: «Всё, чем можно навсегда оскорбить гордость женщины, её кокетство, её стыдливость, Сюло сказал о Теруань; и теперь ей предстояло выбрать между тем, чтобы велеть убить своего врага, или унизить его, пощадив; из этих двух способов мести она предпочла менее гордый; не умея подняться до презрения, она опустилась до убийства».

    Вот, надо признать, странный способ извинять чудовищное убийство!

    [109] См. в конце тома показание Ноэля Авриля, младшего лейтенанта батальона Дочерей святого Фомы, принятое 16 августа комиссарами секции Библиотеки.

    [110] Рассказ Рёдерера, протокол Ж.-Ж. Леру.

    [111] Рёдерер, «Хроника пятидесяти дней», с. 371.

    [112] Рассказ Дежоли.

    [113] Рассказы Дежоли и Рёдерера.

    [114] «Хроника пятидесяти дней» и показание Ноэля Авриля.

    [115] «Монитёр», «Логограф» и «Журналь де Деба э Декре» — все три говорят о поддержании конституционных властей; протокол Собрания, составленный на досуге, тщательно вычёркивает эти столь важные слова; победители, не желая более сдерживать это обещание, естественно, обошли его молчанием.

    [116] Ложа, в которой были заключены король и королевская семья, была специально отведена редакторам газеты, называвшейся «Журналь логографик», или «Логотахиграф». Это последнее название, слишком длинное и слишком учёное, не утвердилось, и из двух имён составили «Логограф», который перейдёт к потомству благодаря случайному обстоятельству, сделавшему отведённое ему помещение последним убежищем издыхающей королевской власти.

    [117] Среди этих верных слуг находились принц де Пуа, граф д'Оссонвиль, герцог де Шуазёль, господа де Бриж, де Когюла и д'Обье.

    [118] С десяти часов утра 10-го до трёх часов ночи с 10 на 11 августа.

    [119] См. в «Мемуарах» Барбару, с. 76, глупые и грубые наглости, которые король был вынужден терпеть от одного сентиментального бунтовщика, пришедшего вернуть ему кошелёк, найденный, по его словам, в Тюильри.

  

  
    I

    Людовик XVI, чтобы избежать кровопролития, покинул свой дворец и искал убежища среди представителей нации; два часа спустя его трон рухнул, а его последние защитники были перерезаны в нескольких шагах от него. Нам остаётся лишь рассказать эту последнюю фазу чудовищного катаклизма, в котором погибла королевская власть. В ту минуту, когда король вышел из Тюильри — увы, чтобы уже не вернуться, — многочисленные батальоны национальной гвардии занимали внутренние дворы, террасу, тянущуюся вдоль фасада, обращённого к саду, и террасу у воды. Но как могла эта вооружённая сила представить собой элементы действительного сопротивления? Разделённая во мнениях, раздираемая во все стороны, озлобленная нелепыми и наглыми выходками недавнего Брауншвейгского манифеста, она сильно колебалась, какую сторону принять в борьбе, которая, казалось, готовилась.

    Если некоторое число солдат-граждан, понимавших свой долг и искренне привязанных к конституционной монархии, были расположены встретить нападающих решительно, то другие, напротив, только и желали перейти на сторону тех, кого называли своими братьями. Между этими двумя крайними партиями находилась, как всегда, колеблющаяся, неуверенная масса, не знавшая, что делать, на что решиться. Вдруг по рядам распространяется весть, что Людовик XVI только что отправился в Собрание; тогда все говорят: «Король ушёл — тем лучше! нас не заставят стрелять; зачем оставаться в Тюильри, где нам больше нечего охранять, кроме камней? Вернёмся домой; наша собственность, наши жёны и дети могут быть в опасности».

    Отступничество мало-помалу проникает в батальоны, охраняющие дворы, обращённые к Каррузелю. Множество солдат-граждан уходит; соблазнённые или запуганные, некоторые присоединяются к тем, кто готовится напасть на дворец[1]. Национальные гвардейцы, расставленные в саду, держатся плотнее, потому что перед ними нет нападающих.

    Тем временем толпа росла на площади Каррузель и на прилегающих улицах. Она состояла главным образом из женщин и детей, кричавших с промежутками, вопивших при случае, рукоплескавших, когда арестовывали аристократа, топавших от радости, когда кого-нибудь резали.

    Это ещё не была армия восстания, это был лишь её авангард.

    Колонны, образованные в предместье Сент-Антуан, двинулись в путь очень медленно. Сантер был во главе их, но вовсе не заботился о том, чтобы первым идти на приступ. Он ведёт свой отряд к ратуше, где комиссары секций провозгласили его главнокомандующим национальной гвардией; он входит в ратушу, чтобы принести им благодарность и засвидетельствовать почтение; затем, под предлогом, что генерал не должен разбрасываться, он объявляет, что оттуда будет руководить всем боем[2]. Марсельцы, переведённые за два дня до того из казармы Новой Франции в казарму Кордельеров, находились поблизости от секции Французского театра[3], одного из самых пылких очагов восстания; но, верные приказам, полученным от Барбару, они также отказывались идти в голове колонны[4]. Однако, соединившись с брестцами, они наконец трогаются с места и вместе с отрядами Сен-Марсо идут на соединение с повстанцами предместья Сент-Антуан, которых находят на уровне Нового моста. Переход через мосты совершается беспрепятственно, как и через арку Сен-Жан, благодаря полному расстройству плана обороны, подготовленного Манда[5].

    Первая колонна повстанцев, появившаяся около восьми часов у Каррузеля, находится под начальством письмоводителя Вестермана и архитектора Лефрана[6]. Она направляется прямо к воротам королевского двора.

    Внутренние дворы уже сильно опустели; там оставалось лишь несколько отрядов швейцарцев и жандармов, небольшое число национальных гвардейцев, наиболее привязанных к королевскому делу, и канониры, которые не могли покинуть свои орудия, но были, как мы уже говорили, весьма дурно расположены.

    Генералы, командовавшие во дворце, г-да де Буассьё и де Мену, а также полковник швейцарцев Майярдо, признав, что трудно удержаться во дворах, только что отдали швейцарцам, национальным гвардейцам и жандармам приказ оставить первую линию обороны и отойти в апартаменты.

    Этот приказ исполняется так поспешно, что швейцарцы даже не заклёпывают орудий, которые они вывели.

    Это внутреннее движение тотчас же даётся знать авангарду восстания людьми, которые уже час сидели верхом на гребне стены между дворами и площадью Каррузель. Бунтовщики, как только убеждаются, что не встретят сопротивления, удваивают удары в ворота и грозят их выломать. Королевские привратники, уступая настояниям канониров, оставшихся во дворах одни, и боясь быть зарезанными либо так называемыми защитниками, находящимися с ними, либо захватчиками снаружи, решаются открыть, отодвигают засовы, распахивают створки и спасаются бегством.

    Повстанцы входят, бросаются в объятия канониров национальной гвардии, которые братаются с ними. С помощью этих импровизированных союзников канониры спешат вывезти свои орудия и ставят их в батарею против дворца, который мгновением раньше им было поручено защищать. Отпадение артиллерии влечёт за собой другое: жандармы, последовавшие за швейцарцами, снова выходят из вестибюля, надевают шляпы на штыки и смешиваются с толпой, принимающей их живейшими возгласами. Вскоре жандармы, канониры, марсельцы, федераты, люди с пиками, братски соединившись, собираются под окнами больших апартаментов, делают швейцарцам знаки присоединиться к ним и расточают им изъявления мира и дружбы.

    Швейцарцы, которые только и желают, чтобы не вступать в бой, столь же неравный, сколь и бесполезный, выбрасывают из окон несколько пачек патронов, чтобы показать, что у них нет ни малейшего желания стрелять в народ. Пока часть бунтовщиков, толкаясь и смеясь, собирает патроны, несколько более решительных повстанцев проникают в вестибюль, чтобы оценить оборонительные приготовления внутри дворца или ускорить обольщение швейцарцев, которое, казалось, так счастливо началось.

  

  
    II

    В эту высшую минуту остановимся на мгновение и бросим взгляд на противостоящие силы.

    Семьсот пятьдесят швейцарцев остались во дворце; только сто пятьдесят сопровождали Людовика XVI в зал Манежа. Множество друзей короля немедленно последовало за ним или отправилось к нему присоединиться. Во дворце осталось едва сто национальных гвардейцев, из них двадцать восемь из батальона Дочерей святого Фомы[7].

    Настроение швейцарцев самое мирное: им не за что мстить лично; им больше не нужно защищать королевскую семью, только что покинувшую дворец; они просят лишь, чтобы их оставили спокойно на посту. Начальники испытывают желание, одушевляющее в подобных обстоятельствах всех людей чести, — пощадить кровь своих солдат. К чему послужило бы им рисковать жизнью этих испытанных храбрецов? Могут ли они с тысячей человек разумно надеяться подавить мятеж? У них, очевидно, нет никаких тайных указаний, ибо Людовик XVI отправился отдать себя в руки Собрания, и его поведение было бы чересчур нелепым, если бы он подготовил измену, первой жертвой которой мог стать сам. К тому же он поспешно покинул свой дворец, не оставив никакого приказа, убеждённый, что вернётся туда через несколько часов. Разумно можно было дать лишь один приказ, и он действительно был дан маршалом де Майи капитану Дюрлеру: «Не давайте захватить себя силой».

    Если теперь обратить взоры к Каррузелю и дворам, которые только что были захвачены, что мы видим? Безымянную, лишённую начальника толпу, растущую с каждой минутой; ибо с тех пор, как стало известно, что первые пришедшие смогли без единого выстрела проникнуть на Каррузель и даже во внутренние дворы, самые медлительные становятся самыми торопливыми, а самые трусливые — самыми храбрыми. Эта толпа волнуется, суетится, издаёт невнятные возгласы; но кто может выступать от её имени и ручаться за её изменчивые и многообразные желания? К тому же разве нет в её рядах этих ветеранов парижских мятежей, не раз обагрявших кровью мостовые столицы и апартаменты Версаля, и этих космополитических бандитов, которые под именем марсельцев только что прибыли в Париж, чтобы повторить здесь убийства ледника в Авиньоне?

    Мы спрашиваем всякого беспристрастного человека: если произойдёт столкновение, с какой стороны естественнее всего придёт провокация и до каких пределов должны будут дойти терпение и самоотречение храброго, дисциплинированного, но загнанного в последние свои укрепления отряда, который просит лишь одного — чтобы его не обесчестили, заставив сдать оружие, заставив покинуть пост, с которого, по всем военным законам, его может снять лишь приказ того, кто дал ему предписание[8]?

    Во главе повстанцев, вступающих под вестибюль, находятся Вестерман, Гранье, заместитель командира марсельского батальона, Ланглад, капитан канониров, проведшие ночь рядом со швейцарцами во дворах Тюильри. Они поднимаются по большой лестнице и в сопровождении нескольких федератов и национальных гвардейцев проникают до дверей капеллы[9], не будучи остановлены часовыми, расставленными на каждой ступени. Именем единения они требуют, чтобы швейцарцы сдались, обещая им сохранить жизнь.

    Вестерман, чтобы его лучше поняли, обращается к солдатам по-немецки и старается возбудить их против офицеров, которых обвиняет в намерении заставить их сражаться во что бы то ни стало.

    Сержант Блазер отвечает ему: «Мы швейцарцы, а швейцарцы расстаются с оружием только вместе с жизнью. Мы не думаем, что заслужили такое бесчестье. Если полк больше не нужен, пусть его отошлют законным порядком; но мы не покинем свой пост и не дадим себя разоружить».

    Вестерман и его спутники, отчаявшись чего-либо добиться, удаляются, и несколько швейцарских офицеров — Дюрлер, Рединг, Циммерман — бегут расставить деревянные брусья поперёк лестницы, чтобы помешать новым депутациям совращать их людей; ибо марсельцы, уходя, сумели увлечь за собой нескольких солдат, которых уводят под руку и разоружают между двумя объятиями.

    Генерал де Буассьё[10] хочет говорить с толпой, теснящейся под вестибюлем; но ужасные вопли мешают ему быть услышанным. Нападающие незаметно приближаются к барьеру, который только что был им противопоставлен, и, по-видимому, полны решимости его преодолеть. Они осыпают оскорблениями часовых, стоящих внизу лестницы. Вскоре эти оскорбления переходят в весьма многозначительные жесты[11]. Часовые замечают, что их хотят захватить врасплох и что им нельзя терять ни минуты, чтобы высвободиться. Внезапно раздаётся пистолетный выстрел.

    Был ли он произведён из толпы? Приказали ли швейцарские офицеры часовым, на что они, бесспорно, имели право, пустить в ход оружие? Никто этого не знает, никто не мог бы этого сказать.

    Как бы то ни было, солдаты, стоящие на первых ступенях лестницы, опускают ружья и стреляют по нападающим. Те и не думают отвечать и в беспорядке разбегаются.

    При звуках выстрелов, раздающихся под перистилем, причины или последствий которых, виновников или жертв они не могут знать, швейцарцы, расставленные в апартаментах, бросаются к окнам и дают залп. Бунтовщики рассыпаются во все стороны. Некоторые до того перепуганы, что бегут до самых отдалённых кварталов, разнося слух, будто в Тюильри режут патриотов и будто огромное множество граждан только что пало жертвой самого гнусного предательства.

    Швейцарцы, чтобы очистить подступы ко дворцу, спускаются во дворы и овладевают двумя из пушек, которые они сами оставили и которые повстанцы не успели увести. Каррузель в одно мгновение очищается. Канониры восстания укрываются за выступом домов Каррузеля[12] и пытаются отвечать. Швейцарцы, страдая от огня, который они принимают на открытом месте, вынуждены отойти во дворец, откуда время от времени делают вылазки, чтобы помешать нападающим вновь приблизиться. Перестрелка продолжается, не причиняя большого вреда ни той, ни другой стороне. Швейцарцы лишь стараются удержаться на занимаемых ими постах; нападающие стреляют с очень большого расстояния и держатся почти вне досягаемости ружейного огня.

  

  
    III

    Вернёмся в Собрание, ибо именно оттуда будет отправлен приказ, который ускорит развязку начавшейся борьбы.

    Рёдерер оставался у решётки в течение всех переговоров, вызванных входом короля, отказом Собрания совещаться в его присутствии и размещением королевской семьи в ложе «Логографа». Когда генеральному прокурору было позволено взять слово, он изложил причины события этого дня. В обстоятельствах, когда каждая минута была драгоценна, он сделал официальное и подробное изложение того, что каждый знал не хуже его. Единственная новость, ещё неизвестная в зале Манежа, была сообщена муниципальным офицером Бори: «Нам только что объявляют, — сказал он, — что дворец взломан, что на него наведены пушки и что сборище намерено разрушить его пушечными выстрелами»[13]; один офицер национальной гвардии[14] добавляет: «Я в настоящий момент несу караул во дворце, ворота его взломаны, я прошу Собрание указать мне, какого поведения держаться; там есть граждане, которых вот-вот перережут».

    «Поскольку муниципалитет бессилен, поскольку департамент бессилен и все конституционные власти собраны в Национальном собрании, — говорит Ламарк, — я требую, чтобы Национальное собрание назначило десять членов, которые подставят себя под первые удары, если они будут нанесены. Я испрашиваю чести быть первым из этих членов». — «Я предлагаю такую редакцию, — прерывает Лежон: — Собрание отдаёт под защиту народа Парижа безопасность лиц и собственности. Оно поручает двадцати своим членам отправиться в места сборища, чтобы остановить беспорядок»[15].

    Декрет немедленно принимается, и председатель назначает депутацию, которая выходит из зала под водительством Ламарка и Карно[16]. По предложению Гюаде особая депутация посылается в ратушу с полномочиями, необходимыми, чтобы добиться освобождения главнокомандующего Манда[17], а если она не сможет этого сделать, — чтобы передать командование одному из своих членов. Тюрио предлагает, чтобы комиссарам было, сверх того, дозволено вступать в сношения со всеми, в чьих руках может находиться — законно или незаконно — какая-либо власть и хотя бы видимость общественного доверия.

    Эти две депутации вышли лишь за несколько минут до того, как внезапно раздаётся шум перестрелки, за ним следует гул пушек; волнение, смятение, ужас овладевают Собранием[18]. Верньо, председательствующий уже более трёх часов и чьё содействие требуется в лоне чрезвычайной комиссии, уступает кресло Гюаде. «Я требую тишины, — говорит тот, занимая кресло, — я требую её во имя отечества; спокойствие! вы на своём посту»[19].

    В этот момент возвращается Ламарк с депутацией, которую ему было поручено вести, и сообщает, что в конце двора Манежа комиссары были рассеяны толпой и сочли нужным вернуться в лоно Собрания. Так жалко проваливается эта попытка примирения, столь pompeзно объявленная мгновением раньше.

    Набат, чей зловещий звук не был слышен уже несколько часов, гудит вовсю в церквах, соседних с дворцом и Собранием; залпы раздаются под самыми окнами зала Манежа; некоторые депутаты встают, как будто собираясь выйти, коллеги кричат им: «Здесь мы должны умереть»[20].

    Председатель объявляет, что столь близкий залп, который только что был слышен, произведён швейцарцами, сопровождавшими короля, и что они стреляли в воздух. «Они отходят с ружьями под мышкой», — добавляет Лакруа. Морской министр Дюбушаж появляется у решётки: «Я только что отдал, — говорит он, — от имени короля приказ швейцарцам вернуться в свои казармы; им строжайше запрещено пользоваться оружием; я прошу Собрание распорядиться, чтобы их сопровождали должностные лица для защиты при отступлении». Тотчас решается, что присутствующие на заседании муниципалы проводят швейцарцев[21]. Действительно, как только что объявил Дюбушаж, едва раздался шум перестрелки, Людовик XVI отправил в Тюильри через верного слугу, находившегося рядом с ним, г-на д'Эрвильи, приказ, наспех написанный карандашом; этот приказ гласил, что швейцарцы должны прекратить огонь, очистить дворец и вернуться в свои казармы. Д'Эрвильи, проходя мимо людей эскорта, сообщил им его, и те поспешили разрядить своё оружие[22], как только что сказали Гюаде и Лакруа.

    Подобные сообщения должны были бы вернуть спокойствие представителям народа. Напротив, двадцать предложений скрещиваются, ни одно не приводит ни к чему; все думают, что действуют, и никто не действует. По письму Петиона, извещающего, что он заперт под стражу[23], декретом приказывают гражданам, именем закона, дать явиться перед взорами народа магистрату, которого народ любит. Предлагают назначить главнокомандующего национальной гвардией; но, вечно останавливаясь перед пустячными препятствиями, перед так называемыми конституционными придирками, этого избегают, потому что, говорят Тюрио и Карно-младший, выборы эти[24], вероятно, уже произведены законной или повстанческой коммуной.

    Собрание санкционировало узурпацию комиссаров секций, не осмелившись их сломить часом раньше; теперь оно молчаливым согласием подтверждает назначение Сантера, вождя повстанцев, а следовательно, и само восстание. По сути, в его руках находится вся власть, ибо исполнительная власть — здесь, перед ним, его заложник и даже пленник; вместо того чтобы приказывать, оно просит, стушёвывается и полагает, что исполнило все свои обязанности, когда декретом пригласило граждан уважать права человека!

  

  
    IV

    Пока представители народа приносили клятвы и голосовали адреса, д'Эрвильи прибывал с приказом короля под вестибюль Тюильри.

    Бой длился уже около трёх четвертей часа[25] и привёл пока лишь к пожару.

    В 1792 году небольшие, плохо построенные, почти сплошь деревянные строения образовывали ограду дворца со стороны Каррузеля. Оттеснённые от дворов огнём швейцарцев, повстанцы бросили несколько артиллерийских зарядов в эти строения. Вскоре вихри пламени смешались с дымом, уже поднявшимся от ружейных залпов и не могущим ни подняться, ни рассеяться. В этот жаркий августовский день не было ни малейшего ветерка; атмосфера, чистая и ясная в остальном городе и даже в саду Тюильри, со стороны Каррузеля была наполнена густым облаком, мешавшим сражающимся видеть друг друга и направлять свои выстрелы.

    У подножия большой лестницы дворца д'Эрвильи встречает отряд швейцарцев, возвращавшийся после вылазки. Он сообщает им королевскую волю и приказывает следовать за ним к Манежу. — «Да, — восклицает барон де Виомениль[26], поясняя приказ, только что принесённый д'Эрвильи, — да, храбрые швейцарцы, идите спасать короля! ваши предки делали это не раз».

    Барабаны бьют сбор. Некоторые солдаты колеблются присоединиться. Могут ли они бросить своих раненых? Сержант, лежащий на земле с бедром, раздробленным ядром, кричит им: «Разве вы не слышите, что вас зовут? Идите исполнять свой долг и оставьте меня умирать!»[27] Действительно, героический унтер-офицер был через несколько мгновений убит.

    Наконец, но очень медленно, швейцарцы собрались. Так как они не хотят иметь вид бегущих, они строятся в наилучшем порядке у входа в сад и трогаются в путь с такой же точностью, как на параде. Когда начальники считают, что все их люди налицо, прежде чем думать об отступлении, они приказывают поставить в батарею под вестибюлем две пушки, отнятые у повстанцев и ещё заряженные; рядом ставят двух обречённых часовых с приказом выстрелить в запал, если нападающие подойдут слишком быстро.

    Предосторожность была излишней, ибо повстанцы некоторое время не замечают, что им больше не отвечают и что ружейный огонь с каждой минутой угасает. Тогда самые решительные отваживаются пересечь площадь Каррузель, но продвигаются медленно, боясь каждое мгновение попасть в засаду; они проникают за сгоревшие строения и достигают вестибюля большой лестницы через пять минут после того, как его покинули последние взводы швейцарцев.

    Такова истина о взятии Тюильри 10 августа 1792 года. Вопреки преданию, в течение трёх четвертей века принятому и слепо повторяемому, История, опираясь на самые подлинные документы, на неопровержимые доказательства, должна будет отныне утверждать, что в этот день дворец королевской власти НЕ БЫЛ ВЗЯТ ЖИВОЙ СИЛОЙ, НО БЫЛ ОСТАВЛЕН ПО ПРИКАЗУ ЛЮДОВИКА XVI[28].

  

  
    V

    Совершенно непредвиденная опасность ожидала защитников дворца при переходе через сад.

    Пока длился бой, с этой стороны не было произведено ни одного ружейного выстрела. Батальоны национальной гвардии, занимающие ворота Королевского моста, ворота Манежа и начало террасы Фейянов, оставались неподвижны, с оружием у ноги. Но едва швейцарцы вступают в большую аллею, как от этих батальонов отделяется некоторое число людей, которые устраивают засады за деревьями и стреляют почти в упор по отступающему отряду.

    Швейцарцы едва удостаивают отвечать на этот убийственный огонь. Дойдя до середины большой аллеи, они разделяются на две колонны. Первая углубляется под деревья в направлении лестницы, ведущей к Национальному собранию; вторая, следующая на некотором расстоянии, продолжает путь к поворотному мосту.

    Займёмся сначала первой.

    При виде приближающегося отряда народные массы, столпившиеся на террасе Фейянов, испускают крики ужаса и разбегаются; национальные гвардейцы, поставленные для защиты подступов к Законодательному корпусу, рассеиваются. Швейцарцы достигают зала Манежа, не встретив ни малейшего препятствия. Один из их офицеров, увлечённый порывом, проникает до середины представителей с обнажённой шпагой в руке. «Швейцарцы! вот швейцарцы!» — кричат на трибунах, откуда начинают бежать. Некоторые депутаты, кажется, тоже хотят покинуть зал. Другие бросаются навстречу вторгшимся, ссылаясь на Конституцию, запрещающую входить с оружием в лоно национального представительства. Офицер, г-н де Салис, за которым следует лишь два или три солдата, тотчас удаляется; зрители и депутаты занимают свои места, и Собрание, успокоившись, снова принимается кричать «Да здравствует нация!» и клясться, что спасёт отечество.

    Во время этой сцены несколько депутатов подошли к дверям Манежа, требуя, чтобы командир швейцарцев разоружил свой отряд. Командир отказывается и посылает к королю капитана Дюрлера. «Государь, от меня хотят, чтобы я сложил оружие», — говорит храбрый офицер голосом, дрожащим от волнения. — «Сложите его, — отвечает несчастный Людовик XVI, — сложите его в руки национальной гвардии; я не хочу, чтобы такие храбрецы, как вы, погибли».

    Людовик XVI собственной рукой пишет формальный приказ швейцарцам сложить оружие и удалиться в свои казармы. Перед этим приказом швейцарцы подчиняются — как те, что сопровождали короля в Собрание за час до боя, так и те, что только что участвовали в нём. Разоружение совершается само собой. Офицеров запирают в двух или трёх комнатах при канцеляриях Собрания; солдат размещают в церкви Фейянов[29].

    Между тем колонна швейцарцев, составлявшая арьергард, продолжала идти прямо к поворотному мосту.

    Усилия стрелков вскоре обращаются исключительно на неё. Она вынуждена несколько раз останавливаться, чтобы сомкнуть ряды, которые ежеминутно разрывают новые залпы её невидимых врагов. Те подкрепляются самыми храбрыми из повстанцев Каррузеля, которые, быстро пройдя вестибюль, бросились преследовать солдат, тогда как грабители опустошают апартаменты, а профессиональные убийцы добивают раненых.

    Швейцарцы достигают большого восьмиугольного бассейна. Они спасены, если выйдут на площадь Людовика XV и смогут добраться до Елисейских Полей. Но площадь занята батальонами национальных гвардейцев, которые встречают их ружейным огнём и отрезают им отступление. Атакуемые со всех сторон разом, заключённые в кольцо железа и огня, они могут лишь искать поодиночке почти невозможного спасения. Многие гибнут под деревьями сада. Другие бросаются через поворотный мост на врагов, преграждающих им путь, и достигают подножия статуи Людовика XV, в центре площади.

    Там, образуя нечто вроде каре, уверенные, что не могут быть атакованы с тыла, они готовятся сопротивляться; но внезапно их атакует отряд, который они, конечно, не ожидали найти враждебным: конная жандармерия беспощадно рубит их саблями[30]. С этих пор они ищут спасения лишь в бегстве; почти все находят в нём смерть.

    Через полчаса после оставления Тюильри от этого великолепного полка швейцарской гвардии оставалось лишь двести — двести пятьдесят человек, запертых в церкви Фейянов и о которых нам вскоре придётся говорить снова.

    Несчастные солдаты, перебитые во время отступления через сад, были, как говорят, похоронены у подножия того знаменитого каштана, которому его раннее цветение доставило прозвище «дерева 20 марта». Таким образом, бонапартистское дерево, по народному преданию, обязано чудесной силой своей растительности лишь человеческому удобрению, доставленному последними защитниками старой монархии[31].

  

  
    VI

    Те из повстанцев, кто не преследовал отряд через сад, поспешно взбегают по разным лестницам, ведущим на первый этаж. Там они находят несколько слабых отрядов, не успевших присоединиться к полку или не слышавших сбора. Эти разрозненные солдаты дорого продают свою жизнь и гибнут лишь после того, как каждый из них уложит не одного нападающего. Никому не дают пощады. Все швейцарские офицеры и солдаты, которых отряд из-за их ранений был вынужден оставить во дворце, были растерзаны. Г-н Бекен, старший хирург полка, и его помощник г-н Рихтер были убиты в ту минуту, когда оказывали помощь раненым, которых отказались покинуть. Ярость дошла до того, что зарезали швейцарцев-привратников в их сторожках. Они должны были разделить участь своих товарищей, ибо были с ними заодно. В кухнях убивали всех, от начальников служб до последнего поварёнка — сообщников своего господина, ставших чуждыми нации.

    Тем временем безумцы предавались чудовищному демагогическому карнавалу. Из окон выбрасывали королевскую мебель, часы, драгоценнейшие предметы искусства, разбивали все зеркала. «Медичи-Антуанетта слишком долго изучала в них то лицемерное выражение, которое показывала на людях»[32]. Носильщики надевали коронационные одежды, садились на трон; гнусные проститутки украшали себя платьями королевы, валялись в её постели[33].

    В погребах выбивали днища у всех бочек. Текли потоки вина, с которыми смешивались потоки крови; ибо убийцы показывали себя тем беспощаднее, чем трусливее были во время боя[34].

    Тем не менее — и мы счастливы это признать — в толпе, захватившей Тюильри, нашлось несколько великодушных людей, которым удалось, рискуя собственной жизнью, вырвать несколько жертв у смерти. Старый врач короля Лемонье невозмутимо оставался в своём кабинете, слушая зловещие звуки, раздававшиеся над ним, под ним, вокруг него. Наконец захватчики замечают, что прошли мимо одной двери. Они грубо и многократно стучат. Лемонье открывает им.

    «Что ты тут делаешь? ты, однако, спокоен», — говорит ему первый вошедший.

    Не волнуясь, он отвечает:

    «Я на своём посту».

    — Кто же ты такой в этом дворце?

    — Я врач короля.

    — И ты не боишься?

    — Чего? Я безоружен: разве делают зло тому, кто сам не может его сделать?

    — Ну, ты славный м...; но тебе здесь не место; другие, менее рассудительные, могут смешать тебя с остальными. Куда ты хочешь идти?

    — В Люксембург.

    — Идём, следуй за мной и ничего не бойся.

    Повстанец заставляет толпу расступиться перед ним и Лемонье, беспрестанно крича:

    «Товарищи, пропустите этого человека; это врач короля, но он не боится; это славный м...!»[35]

    Принцесса де Тарент, юная Полина де Турзель, госпожи де Суси, де Женесту, де Сен-Брис, Тибо, Террас, Лемуан, Базир и другие дамы, состоявшие при королеве, при детях Франции, при принцессе Елизавете и принцессе де Ламбаль, не смогли сопровождать королевскую семью в Собрание и после её ухода спустились в апартаменты королевы, в нижнем этаже. При шуме перестрелки они закрыли ставни; но темнота, в которой они находятся, могла бы увеличить их опасность; они придумывают зажечь свечи люстры и канделябров; едва они заканчивают эти приготовления к обороне вполне невинной, как захватчики приходят и выламывают дверь. Внезапный переход от дневного света к этому искусственному освещению удивляет их; эти тысячи огней, ещё отражаемые зеркалами салона, ослепляют их; они отступают в изумлении. Самые мужественные из дам пользуются этим, чтобы заговорить с первыми захватчиками. Те проникаются жалостью и обещают вывести их целыми и невредимыми из дворца. Они сдержали слово[36].

    Госпожа Кампан была разлучена со своими спутницами и находилась в антресолях с двумя горничными и одним из гайдуков королевы. Толпа вооружённых людей бросается на него и убивает; хотят убить и женщин, но те падают к их ногам; госпожу Кампан хватают сзади. Вдруг снизу лестницы раздаётся голос марсельца:

    «Что вы там делаете наверху?»

    — А? — отвечает убийца, уже занёсший саблю...

    — Женщин не убивают!

    — Ну так вставай, негодница, нация тебя милует![37]

    Этот крик человечности: «женщин не убивают!» — ещё немного слушали в сентябрьские дни убийцы, пощадившие почти всех женщин; его уже не слышал в 1793 году революционный трибунал, отправлявший их телегами на гильотину. Этот призыв к тому, что должно было бы быть самым святым в мире, обозначает ослаблением откликов, которые он встречал, три фазы господства Террора.

    Конечно, если бы захватчики встретили тех, кого якобинцы давно обрекали народной мести под именем «рыцарей кинжала», они перерезали бы их до последнего, как это сделали со всеми мужчинами, вооружёнными или безоружными, ранеными или нет, которых нашли внутри дворца.

    Но из двухсот дворян, проведших ночь в Тюильри, большинство, как мы видели выше, сумело либо присоединиться к королю у Фейянов, либо ускользнуть через сад, согласно совету, данному им Рёдерером.

    Однако некоторые из них и около пятидесяти национальных гвардейцев приняли участие в бою. Когда швейцарцы услышали призыв барабана и спустились к входу в сад, чтобы построиться в колонны, эти бойцы не последовали за ними, и по причине весьма простой: дисциплинированный отряд, который должен мирно вернуться в свою казарму, не может принимать никого в свои ряды. Поэтому им пришлось думать об отступлении с другой стороны, и они направились напрямик через большие апартаменты к галерее Лувра; там они присоединили к себе нескольких солдат, которым было поручено охранять пролом, сделанный в полу галереи, чтобы помешать нападающим проникнуть этим путём; они перешли пролом по доскам и беспрепятственно достигли конца галереи; по лестнице Екатерины Медичи им удалось выбраться на улицы, соседние с Лувром, откуда они смогли рассеяться неузнанными[38].
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    Но пока последние защитники Тюильри гибнут на площади Людовика XV или бегут по лестнице Медичи, пока негодяи упиваются вином, грабежом и убийствами в древнем дворце королей, пора вернуться в Национальное собрание, где решается судьба самой королевской власти.

    Законодательное собрание почувствовало с первых же минут, что удар, нанесённый из ратуши и только что повергший к его ногам несчастного Людовика XVI, был направлен и против него самого, как и против королевской власти. В тот самый час, когда перестаёт греметь канонада, оно замечает, что если по видимости оно торжествует, то в действительности оно порабощено. От Конституции не осталось никого, кроме него; оно, кажется, сосредоточивает в своих руках все власти; и, однако, далёкое от того, чтобы говорить как суверен, оно считает себя обязанным щадить мятеж, смиренно склоняться перед восстанием.

    Вот приходит депутация, которую наконец посылают ему комиссары, силой водворившиеся на место истинных представителей коммуны, тех самых, чьи незаконные постановления несколько часов назад один мужественный депутат предлагал отменить. Депутация немедленно допускается к решётке по требованию Базира. Югенен на мгновение покинул председательство в повстанческой коммуне, чтобы нагло диктовать свои желания представителям нации:

    «Это новые магистраты народа предстают перед вашей решёткой. Обстоятельства повелели наше избрание; наш патриотизм сделает нас его достойными. Законодатели, мы пришли сюда, во имя народа, согласовать с вами меры для общественного спасения; Петион, Манюэль, Дантон по-прежнему наши коллеги, Сантер стоит во главе вооружённой силы...

    Народ, посылающий нас к вам, поручил нам объявить вам, что он вновь облекает вас своим доверием; но он поручил нам в то же время объявить вам, что судьёй чрезвычайных мер, к которым его привели необходимость и сопротивление угнетению, он может признать лишь французский народ, ВАШЕГО и нашего ГОСУДАРЯ, собранный в своих первичных собраниях»[39].

    Председатель Гюаде отвечает:

    «Господа, верные своему долгу, представители народа будут до смерти поддерживать свободу и равенство. Вы пожелали сами отправиться туда, где опасность была всего больше; эти чувства делают вам честь; Собрание рукоплещет вашему усердию; оно может видеть в вас лишь добрых граждан, ревнующих о возвращении мира, спокойствия и порядка... Собрание приглашает вас вернуться НА ВАШ ПОСТ, ибо вы, быть может, сочли бы в эту минуту оскорблением, если бы вас пригласили остаться на заседании».

    Здесь председатель прерывает себя, чтобы прочитать просителям декреты, изданные с утра; затем сам заклинает их представить их народу.

    Один из членов депутации, Леонар Бурдон, в свою очередь берёт слово не для того, чтобы поблагодарить представителей народа за в некотором роде братский приём, которым они только что почтили, бесчестя самих себя, узурпаторов коммуны, но чтобы перед лицом Франции и всего мира сделать законодательную власть сообщницей их узурпации.

    «Народ Парижа, — говорит он, — боится клеветы. Мы просим вас соблаговолить позволить нам принести завтра на ваш стол протокол этого достопамятного дня, чтобы разослать его сорока четырём тысячам муниципалитетов».

    Раздаются рукоплескания; председатель возобновляет свои настояния о даровании свободы Петиону, ибо Собрание, при всём своём суверенитете, не осмеливается снять запрет, которым заперт в здании мэрии магистрат, которого сами вожди восстания заявляют о желании сохранить во главе себя.

    «Вы говорили нам о Петионе, — восклицает Гюаде, — но Петион заперт в своём доме. Он не может нести народу слова мира. Вы знаете, что Петион необходим народу».

    Законодательное собрание своими мольбами ещё более, чем голосованиями, признавало таким образом узурпацию так называемых комиссаров секций; ему оставалось лишь санкционировать её формальным декретом; это оно и делает по предложению Базира[40], который уже около двенадцати часов служил подручным повстанческой коммуны и подавал реплики делегатам, которых она посылала разыграть одну из сцен заранее устроенной комедии. Странное дело! Законодательное собрание как будто верит в пользу и святость данной клятвы в тот самый момент, когда оно даёт нарушать все присяги, в тот момент, когда само собирается попрать те, что столько раз приносило Конституции 1791 года; оно декретирует, что клятва, бывшая несколькими часами ранее предметом стихийного одобрения, будет произнесена каждым из его членов в форме, составленной Тюрио и гласящей:

    «Именем нации я клянусь поддерживать свободу и равенство или умереть на своём посту».

  

  
    VIII

    Поименная перекличка для принесения этой клятвы беспрестанно прерывается просителями, которые приходят класть на стол драгоценности и ценные вещи, вырванные из разграбленных Тюильри, рассказывать о некоторых эпизодах кровавых сцен, происходящих у подступов к Собранию, и диктовать декреты представителям нации, грозя им гневом народа, если они хоть на мгновение замедлят их принять.

    Один из этих просителей восклицает: «Народ давно требует от вас низложения исполнительной власти, а вы ещё не произнесли её отрешения. Знайте, что Тюильри в огне и что мы остановим его не раньше, чем месть народа будет удовлетворена...»

    Председатель отвечает банальностями на эту наглую угрозу. Собрание нагромождает адрес на адрес, прокламацию на прокламацию, стараясь вернуть себе хоть немного власти над заблудшими массами; оно просит, умоляет всех просителей, появляющихся у решётки, вернуться к своим согражданам, чтобы заверить их, что оно готово принять все меры, которых требуют обстоятельства, то есть повиноваться всем предписаниям, которые ему будут даны[41].

    Верньо поднимается на трибуну и изменившимся голосом объявляет, что он с болью и не размышляя представит от имени чрезвычайной комиссии суровую меру, которую события сделали неизбежной.

    В глубочайшем молчании выслушивают проект декрета, наспех составленный комиссией, и немедленно принимают его статью за статьёй, без обсуждения, с простыми поправками в деталях:

    «Национальное собрание,

    принимая во внимание, что опасности отечества достигли высшей степени; что для Законодательного корпуса святейший долг — использовать все средства его спасения; что невозможно найти действенных средств, пока не будет иссякнут источник его бед;

    принимая во внимание, что эти бедствия проистекают главным образом из недоверия, вызванного поведением главы исполнительной власти в войне, предпринятой от его имени против Конституции и национальной независимости; что это недоверие вызвало в различных частях империи желание, направленное к отмене власти, делегированной Людовику XVI;

    принимая во внимание, однако, что Национальное собрание не может и не должно расширять свою власть никакой узурпацией; что в чрезвычайных обстоятельствах, в которые его поставили события, не предусмотренные никакими законами, оно может примирить то, чем обязано своей непоколебимой верности Конституции, своей твёрдой решимости скорее похоронить себя под развалинами храма свободы, чем дать ей погибнуть, не иначе как прибегнув к суверенитету народа и приняв необходимые предосторожности, чтобы это обращение не было сделано призрачным новыми изменами,

    декретирует следующее:

    СТАТЬЯ I. — Французский народ приглашается образовать Национальный Конвент. Чрезвычайная комиссия представит завтра проект декрета о способе и сроке созыва этого Конвента.

    СТАТЬЯ II. — Глава исполнительной власти временно отрешается от своих обязанностей, пока Национальный Конвент не выскажется о мерах, которые он сочтёт нужным принять для обеспечения личной безопасности и царства свободы и равенства.

    СТАТЬЯ III. — Чрезвычайная комиссия представит в течение дня способ организации нового министерства. Министры, находящиеся в настоящее время в должности, будут временно продолжать исполнение своих обязанностей.

    СТАТЬЯ IV. — Чрезвычайная комиссия представит также в течение дня проект декрета о назначении воспитателя королевского принца.

    СТАТЬЯ V. — Выплата цивильного листа будет приостановлена впредь до решения Национального Конвента. Чрезвычайная комиссия представит в двадцать четыре часа проект декрета о содержании, которое будет назначено королю на время его отрешения.

    СТАТЬЯ VI. — Реестры цивильного листа будут положены на стол Национального собрания после того, как будут помечены и завизированы двумя комиссарами Собрания, которые отправятся для этого к управляющему цивильным листом.

    СТАТЬЯ VII. — Король и его семья останутся в ограде Законодательного корпуса, пока в Париже не будет восстановлено спокойствие.

    СТАТЬЯ VIII. — Департамент отдаст распоряжения о приготовлении для них в течение дня помещения в Люксембурге, и они будут поставлены под защиту граждан и закона.

    СТАТЬЯ IX. — Всякий публичный служащий, всякий солдат, унтер-офицер, офицер, какого бы то ни было чина, или армейский генерал, который в эти тревожные дни покинет свой пост, объявляется бесчестным и изменником отечества.

    СТАТЬЯ X. — Департамент и муниципалитет Парижа немедленно обнародуют настоящий декрет.

    СТАТЬЯ XI. — Он будет разослан чрезвычайными курьерами по восьмидесяти трём департаментам, которые обязаны будут в двадцать четыре часа довести его до сведения муниципалитетов своего округа для обнародования с тою же торжественностью».

    Мотивы этого декрета, по словам Верньо, излагать было излишне; излишни были бы и комментарии. Заметим только, что Собрание, казалось, ещё хотело сохранить монархический принцип. Оно объявляло: 1) что исполнительная власть временно отрешается; 2) что за отсутствием цивильного листа королю будет назначено содержание на время его отрешения; 3) что наконец королевскому принцу будет назначен воспитатель.

    Странное обстоятельство, не отмеченное ранее: в силу статьи III декрет об отрешении Людовика XVI был контрасигнован его министром юстиции Дежоли, которому было поручено приложить к нему государственную печать[42]!
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    Поток демагогии поднимается с устрашающей быстротой, Собрание с трудом поспевает за ним. Но что бы оно ни делало, что бы ни декретировало, его всегда опережают те, кто явно или неявно приходит навязывать ему свою отныне непререкаемую волю.

    Ежеминутно делаются доносы, ежеминутно приносят письма, перехваченные или найденные в Тюильри. Национальное собрание уполномочивает надзорный комитет принимать предосторожности и отдавать приказы, которых, по его мнению, потребуют обстоятельства, и даже арестовывать лиц, чьё поведение, как он сочтёт, отечеству важно рассмотреть[43].

    Не прошло и часа с тех пор, как Собрание решило, что министерство временно продолжит свои обязанности. Бриваль требует, чтобы оно было распущено без малейшего промедления, а Гюаде, которому Жансонне уступил председательское кресло, приходит мгновение спустя принести декрет, подготовленный чрезвычайной комиссией о новой организации исполнительной власти. В этом проекте комиссия Двадцати одного проявляет некоторую умеренность: она ни слова не говорит о последних министрах Людовика XVI и объявляет (ст. 8), что воспитатель королевского принца будет назначен тем же способом, что и новые министры, то есть поименным голосованием и во всеуслышание.

    Бриссо вовсе не занимается этой последней статьёй, которая, хотя и была декретирована в принципе, никогда не получила ни малейшего исполнения; но он замечает, что прежде всего необходимо объявить, что нынешнее министерство потеряло доверие нации. Базир требует немедленно наложить печати на личные бумаги сменяемых министров. Вскоре идут дальше: опасаются, что в истёкшую ночь агенты короля могли отправить какую-нибудь прокламацию в сухопутные и морские армии. Чтобы связать их ответственностью, им дают подписать формальное заявление, что этого не было[44]. После чего их берут под стражу.

    Военный министр д'Абанкур обвиняется монтаньярами в том, что он причина кровавого столкновения, только что происшедшего в Тюильри; это он, говорят, удержал швейцарцев в Париже, тогда как декрет Собрания отсылал их прочь от столицы; его предают суду декретом об обвинении и немедленно отправляют в тюрьмы верховного суда в Орлеане.

    Пока арестовывают последних министров монархии[45], приступают к избранию первых министров республики. Объявляют, что для министерств внутренних дел, финансов и военного нет надобности следовать способу, определённому декретом, принятым часом ранее, но что Ролан, Клавьер и Серван, которые, согласно торжественному заявлению от 13 июня, унесли с собой сожаления нации, будут возвращены на свои места возгласами одобрения. Трёх же остальных избирают баллотировкой. Из 284 голосовавших Дантон получил 222 голоса на пост министра юстиции; Монж — 154 на пост морского министра, а Лебрен — 109 на пост министра иностранных дел[46].

    284 голосовавших из 749 членов, составлявших Собрание, из 680, участвовавших двумя днями ранее в голосовании, оправдавшем Лафайета, — вот до чего низведено представительство французского народа. Собрание, прореженное страхом или отвращением, узурпаторская коммуна, назначившая сама себя, — таковы верховные вершители судеб нашего отечества. Что касается восьмидесяти двух остальных департаментов, которые часто выражали желания, благоприятные сохранению Конституции 1791 года, и послали в Законодательное собрание значительное большинство для её поддержки, о них нет даже и речи.

    Один лишь Верньо, скажем к его чести, осмеливается в эту минуту восстать против тирании парижского народа, чьё имя призывает у решётки всякий оратор, требуя немедленного низложения Людовика XVI.

    «Представители народа, — восклицает он, — сделали всё, что позволяла им Конституция, назначив Национальный Конвент и произнеся временное отрешение, пока Конвент, облечённый полнотой власти, которую может дать лишь суверенный народ, не вынесет решения. Граждане, находящиеся у решётки, отлично знают, что Париж — лишь часть империи; они отлично знают, что представители народа были бы недостойны самого доверия, которое они только что пришли им выразить в храме свободы, если бы были способны проголосовать по слабости за меру, произнести которую закон их не уполномочивает. Народ может заблуждаться, но он добр, он всегда признаёт истину, когда ему её показывают. Я надеюсь, что просители употребят всё влияние, которое доверие их сограждан дало им на них, чтобы побудить их оставаться спокойными, уважать убежище представителей народа... Я требую, чтобы, оказывая им почести заседания, их пригласили пойти отчитаться перед народом о том, что они слышали от представителей, одушевлённых лишь любовью к народу и свободе».

    «Граждане, — говорит в свою очередь председатель (Жансонне), — доверяйте вашим представителям... идите и несите вашим согражданам слова, которые вы только что слышали»[47].

    Постоянной заботой Собрания было в самом деле доводить до масс декреты, которые оно не переставало издавать; это один из самых показательных и, однако, наименее отмеченных фактов дня 10 августа. Можно подумать, читая его протокол, что Законодательное собрание было заперто в тесной тюрьме, откуда оно лишь с трудом могло сообщаться с огромной толпой, запрудившей подступы к залу его заседаний.

    Окружила ли его повстанческая коммуна невидимой стражей? Парализовало ли мгновенное разрушение всех колёс административной машины обычную передачу декретов? Хотел ли каждый, на случай внезапного поворота, уклониться от ответственности за деяния этого дня? Невозможно определить долю влияния каждой из этих причин; но самый факт не может быть оспорен; ибо ежеминутно видно, как секции посылают в Собрание спрашивать сведений о происходящем и умолять единственную уцелевшую власть поставить их комитеты в возможность успокоить народ и рассеять его тревоги[48].
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    Тем временем от ратуши к Тюильри и от Тюильри к Манежу анархия торжествовала на полной свободе. Во дворце всё ещё грабили; пожар, пожрав лачуги во дворах, уже достигал крыльев здания. Ежеминутно раздавались ружейные выстрелы: то добивали какого-нибудь несчастного раненого, то безнаказанно насыщалась чья-нибудь частная месть.

    Чтобы попытаться унять эти беспорядки и остановить эти личные преступления, беспрестанно возобновляющиеся, Собрание посылает комиссаров из своей среды, но их едва слушают. Оно велит раздавать прокламации, печатные и даже рукописные — ибо нельзя найти рабочих-печатников, и депутаты вынуждены переписывать декреты, которые они только что издали, — зрители и просители выходят, нагруженные ими; но вскоре самые ревностные возвращаются и объявляют, что чернь не хочет следовать ни их советам, ни советам депутатов; что напрасно они искали муниципальных офицеров, чтобы говорить с авторитетом, которого им недостаёт; что им едва удалось встретить нескольких полицейских комиссаров, готовых провозгласить закон под бой барабана[49].

    Собрание делает вторую попытку и отправляет новых комиссаров; те приносят ему лучшие известия: Анри Ларивьер объявляет, что, как только их признали представителями, их окружила толпа граждан, с обнажёнными головами и с уважением выслушавшая чтение закона: «Все, кто меня окружал, поклялись лучше погибнуть, чем обесчестить свободу преступлением». И, повернувшись к ложе „Логографа“: «Наверное, нет ни одной головы здесь присутствующей — и меня должны слышать, — которая не могла бы положиться на французскую честность»[50].

    Собрание, которое только и желает быть успокоенным, очень живо рукоплещет и спешит голосовать одну за другой все меры, принятия которых якобинцы и ультрареволюционные секции тщетно требовали в течение месяца и которым оно до тех пор давало формальный отказ.

    Так, оно узаконивает и распространяет на все первичные собрания Франции меру, принятую секцией Французского театра. Оно объявляет, что для образования Национального Конвента, который оно только что созвало, к голосованию будет допущен всякий француз в возрасте 25 лет, имеющий местожительство в течение года и живущий плодами своего труда. Так, обращая в закон предложение, сделанное некоторое время назад секцией Ломбар, оно декретирует, по предложению Шудьё:

    что безотлагательно будет образован лагерь под стенами Парижа;

    что будут установлены пушки на высотах в окрестностях Парижа;

    что чрезвычайная комиссия представит ему завтра свои соображения о способах исполнения настоящего декрета.

    Но нужно подумать об оплате издержек только что совершившейся революции и об удовлетворении тех, кто был её виновниками или по меньшей мере сообщниками. И снова Шудьё берёт на себя предложение: «Я требую, — говорит он, — чтобы федераты, сбежавшиеся из своих департаментов, чтобы защищать нас, и так хорошо защитившие нас сегодня, получили возмещение путевых издержек и жалованье, считая со дня их прибытия в Париж».

    Удовлетворение этой просьбы не могло встретить затруднений; Собрание спешит вознаградить марсельцев за труд, который они взяли на себя, ниспровергая конституцию, и дать им средства оставаться в Париже столько, сколько демагогии будет угодно их удерживать для завершения её дела политического и социального разрушения.

    Нужно также отомстить магистратам, осмелившимся исполнить свой долг, ведя следствие о событиях 20 июня, и чьих приказов о приводе некоторые представители могли одно мгновение опасаться. Собрание, не колеблясь, распускает мировых судей[51], законно избранных гражданами каждой секции, и приказывает немедленно произвести их переизбрание или замену.

    Нужно, наконец, подумать о «братьях и друзьях», стонущих в тюрьмах аристократии. Знаменитый Сент-Юрюж, спутник Сантера 20 июня, уже месяц содержался в Перонне за клеветы на Люкнера и других генералов; срочный доклад законодательного комитета приказывает немедленно освободить его и поручает комитету рассмотреть поведение мирового судьи, осмелившегося посягнуть на свободу столь почтенного гражданина.
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    Некоторые эпизоды заседания 10 августа были ловко использованы ультрареволюционными писателями, которые взяли их как повод без меры превозносить великодушие и бескорыстие победоносной черни. Мы не хотим обойти их молчанием, но остережёмся приписывать им то значение, которого они в действительности не имели, но которое само Собрание в своей слабости старалось им придать, когда приказало своим секретарям собрать акты добродетели, ознаменовавшие достопамятный день 10 августа, и составить из них краткое изложение для рассылки по департаментам.

    Ах! если бы нужно было собрать все преступления, все отвратительные деяния, совершённые в этот день, у секретарей Собрания не хватило бы сил. Пока виноторговец по имени Клеманс приводит к решётке спасённого им швейцарца, с чувством обнимает его и падает в обморок от умиления; пока ценные предметы кладутся на стол председателя гражданами, которые берут в них расписки и велят вписать свои имена в протокол, — сколько сцен убийства, сколько хищений нам пришлось бы рассказать, если бы мы захотели войти во все подробности, открываемые официальными документами!

    Вскоре после того, как Клеманс закончил свою патетическую речь, снова раздаются крики мести против швейцарцев, этих убийц народа. Депутат Буаро сообщает, что народный отряд только что отправился с пушками в Курбевуа, где немногие гвардейцы, оставшиеся в своих казармах, подвергаются величайшей опасности. Правда, объявляют, что король послал запретить швейцарцам пользоваться оружием; но податель королевского приказа только что был арестован на Елисейских Полях в ту минуту, когда направлялся в Курбевуа, и приведён в Собрание, потому что бумага, подписанная Людовиком XVI, не контрасигнована министром и не датирована. Собрание уполномочивает своего председателя отдать распоряжения, чтобы податель письма мог продолжать путь.

    Пока ищут министра, чтобы контрасигновать приказ короля, один национальный гвардеец восклицает у решётки: «Я здесь на посту; я слышу ружейные выстрелы; я взываю к вашему человеколюбию». — «Речь идёт о спасении людей, — добавляет Шерон, — назначим комиссаров, чтобы пойти говорить с народом».

    Комиссары секций приказали привести в ратушу пленных, помещённых у Фейянов. Первый отряд из шестидесяти — восьмидесяти разоружённых солдат направляется к Гревской площади; по дороге несчастных безжалостно убивают. Тем временем других пленных швейцарцев ведут в комитет секции Руль. Помещение вскоре оказывается слишком тесным, чтобы вместить их. Командир батальона Удан пытается перевести их в казарму на Зелёной улице, а оттуда в ратушу, но чернь собирается, вырывает их у конвоя и режет[52].

    После убийств массовых расскажем ли мы об убийствах одиночных? Ограничимся упоминанием о двух самых значительных.

    Командир Карль, долгое время бывший начальником батальона национальной гвардии (секция Генриха IV) и перешедший в том же чине в парижскую жандармерию, был одним из офицеров, проявивших наибольшую решимость 20 июня. Почти весь день 10 августа он оставался у дверей ложи «Логографа», оберегая жизнь королевской семьи; вдруг его вызывают из зала, увлекают к Вандомской площади и убивают[53].

    Г-н де Клермон-Тоннер, один из самых выдающихся членов Учредительного собрания, в то время как он спокойно проходит по улице, указывается ярости черни — одни говорят, одним из его слуг, другие — мясником с рынка улицы Севр. Против него не могли привести никакой вины; уже два года он был в стороне от общественных дел; но кричат: «Аристократ! друг короля!» Его хватают, волочат по грязи. Напрасно он просит отвести его в секцию Круа-Руж; его не слушают, осыпают оскорблениями, убивают, разрывают на части[54].

  

  
    XII

    Протоколы и отчёты показывают нам в течение всего дня 10 августа граждан, приходящих к решётке Собрания приносить драгоценности, деньги и ценные вещи, найденные в Тюильри. Ежеминутно совещания прерываются благодарностями, которые председатель приносит им от имени нации. Но если внимательно прочесть самые речи этих добрых людей, ясно видно, что пока они совершают акты честности, другие совершают акты хищения[55]. Один из подателей говорит: «Во дворце происходят большие грабежи»[56]. Второй добавляет: «Было бы крайне необходимо послать комиссаров и стражу, чтобы помешать грабежу». Их едва слушают и не принимают никаких мер. Королевский казначей, желающий обезопасить свою ответственность, представляет дубликат описи находившихся у него утром вещей[57]; его принимают весьма дурно. Собрание явно не желает принимать на себя заботу о ценных предметах; оно приглашает тех, кто их приносит, обращаться скорее к коммуне, чем к нему; наконец, оно издаёт следующий декрет:

    «Национальное собрание, декретировав срочность, декретирует, что деньги, мебель, вещи и драгоценности, которые могут быть собраны в Тюильри, будут переданы муниципалитету, который распорядится ими согласно законам».

    С этих пор течение меняет направление; то, что может быть спасено от грабежа, уходит в руки тех, кто захватил ратушу; руки эти не все были чисты, как мы увидим впоследствии, и часть спасённых сначала вещей стала предметом растрат, которые, будучи произведены более искусно, не оставили никаких следов в протоколах.

    Именно повстанческой коммуне Национальное собрание поручило также потушить пожар, зажжённый в Тюильри. Огонь уже пожрал две великолепные конюшни конной гвардии, все строения дворов, дом губернатора дворца, девятьсот туазов лачуг, развалин и домов; уже пламя охватывало павильоны Марсан и Флор, грозя перекинуться на квартал Сент-Оноре. Новая коммуна не ответила на обращённый к ней призыв; у неё были дела поважнее, чем мешать разрушению дворца тирана.

    Поэтому снова приходят предупредить Собрание о распространении пожара, и его председатель отдаёт приказы пожарным, посылая одновременно новое уведомление муниципалитету и комиссарам секций[58]. Но пожарные вскоре объявляют, что им невозможно действовать: в них стреляют, им грозят, что бросят в огонь. Депутаты, пользовавшиеся всей народной благосклонностью, — Мерлен, Лекуэнтр, Калон — смешиваются с толпой, доказывают ей, что Тюильри — национальная собственность; но говорят напрасно. Шабо, посетивший место пожара, сообщает, что необходимо остановить его распространение, и предлагает поручить эту заботу патриоту Паллуа, который, по его словам, «весьма способен своим талантом и своей гражданственностью оказать услуги»[59].

    Немного времени спустя три делегата приходят от имени «комиссаров большинства секций, соединившихся с полномочиями спасти общее дело» — так называла себя повстанческая коммуна — объявить Собранию, что в столице царит глубочайшее спокойствие, что многочисленные патрули охраняют безопасность граждан и представителей народа; наконец, что главнокомандующий Сантер бдит над национальным представительством[60].

    Спокойствие царило; но оно было следствием усталости у одних, оцепенения у других. Новые начальники национальной гвардии отдали приказы окружить Собрание значительными силами и в изобилии раздать оружие, патроны, ядра и картечные заряды.

    Успокоенное предосторожностями, которые, казалось, обеспечивали его вещественную безопасность, Собрание назначает, по представлению своей чрезвычайной комиссии и военного комитета, двенадцать комиссаров[61], которым поручается отправиться в армии, объяснить им только что совершившуюся революцию и сплотить их вокруг Национального собрания. Тотчас после этого, в половине четвёртого утра, оно прерывает заседание. Несколько членов остаются в зале для поддержания непрерывности, провозглашённой с самого начала кризиса.

    Итак, королевская семья впервые за сорок восемь часов получает возможность вкусить несколько минут отдыха. Король, королева и верные слуги, пришедшие присоединиться к ним в ложе «Логографа» или державшиеся у входов в эту жалкую каморку, отведены в четыре кельи бывшего монастыря Фейянов[62]. Туда наспех приносят несколько предметов мебели и скромную трапезу.

    Четыре кельи, необитаемые уже более двух лет, с почти разрушенным полом, с голыми стенами, с окнами, выходящими во дворы, наполненные людьми, опьяневшими от крови и вина и ежеминутно изрыгающими самые ужасные угрозы, — таково первое убежище, которое находит несчастная семья после крушения королевской власти. Ей уже невозможно было обманываться. Оговорки, которыми обставили декрет о низложении, обещание немедленно озаботиться назначением воспитателя королевского принца не могли обмануть никого. Королева сказала: «Всё кончается вместе с нами».

    Потомки стольких королей были пленниками в двух шагах от своего дворца. Когда и как должен был кончиться этот плен?

  

  
    Примечания:

    [1] «Мемуары» Вебера, с. 221.

    [2] «Мемуары» Барбару, с. 69.

    [3] Эта секция проводила свои заседания в церкви Сент-Андре-дез-Ар.

    [4] Барбару советовал марсельцам не становиться во главе парижских колонн в тесных проходах улиц и особенно у подступов к дворцу, подъездов которого они не знали. Что касается его самого и его друзей Ребекки и Пьера Байля, то по соображениям приличия, странно приводимым в подобный момент, они заявили, что вынуждены отказаться от чести вести своих земляков в бой, поскольку они являются официальными представителями города Марселя и департамента Буш-дю-Рон. (С. 66 и 67 «Мемуаров» Барбару.)

    [5] Подступы к Тюильри были оставлены повстанцам свободными конной жандармерией, которая поспешно покинула свой пост в зале Лувра, чтобы отойти сначала к Пале-Роялю, а затем направиться к площади Людовика XV, где мы её встретим позднее.

    [6] Довольно любопытно узнать, какова была судьба этих двух вождей восстания. Биография одного из них довольно известна; биография другого — гораздо менее.

    Вестерман, родившийся в Мольсеме (Эльзас) в 1764 году, участвовал в 1788 году в волнениях в Агено. Приехав в Париж искать счастья, он подружился с Дантоном, стал одним из самых восторженных поклонников Петиона, после 10 августа был назначен комиссаром новой исполнительной власти, затем аджюдан-генералом Арденнской армии (14 сентября 1792 г.) и бригадным генералом 15 мая 1793 года. Отстранённый от должности 10 июля следующего года, восстановленный и посланный в Вандею, снова заподозренный как друг Дантона, арестованный и преданный вместе с ним революционному трибуналу, он был гильотинирован 16 жерминаля II года (5 апреля 1794 г.), под № 567 общего списка.

    Лефран играл лишь весьма тёмную роль во время революционной бури; но в 1796 году он оказался замешан в заговор Бабёфа, затем в 1800 году — в заговор Черакки против жизни первого консула и был сослан после дела об адской машине вместе с некоторым числом бывших сентябрьских убийц на Сейшельские острова, а затем на остров Анжуан. Губительный климат этих островов свёл в могилу среди самых жестоких страданий большую часть его товарищей; но Лефран прошёл сквозь тысячу опасностей, попал в руки англичан, год или два оставался пленником на знаменитых понтонах Темзы и вернулся во Францию благодаря обмену пленными. В течение всей остальной Империи он был интернирован и находился под надзором высшей полиции. В 1816 году, вскоре после возвращения Бурбонов, он был замешан в так называемый заговор «чёрной булавки», приговорён к депортации приговором суда присяжных департамента Сены и переведён 19 ноября следующего года на гору Сен-Мишель; он был помилован в сентябре 1819 года. Здесь мы теряем следы этого заслуженного заговорщика, которому тогда было шестьдесят лет. Он умер в полнейшей неизвестности. Вся эта биография архитектора Лефрана могла бы быть сочтена романическим вымыслом, если бы у нас не было в руках:

    истории лиц, депортированных в силу сенатус-консульта от 16 нивоза IX года, изданной Фескуром (1819), опирающейся на свидетельства капитанов государственных судов «Ла Флеш» и «Ла Шиффон», перевозивших депортированных на Сейшельские острова;

    многочисленных донесений, сделанных при Империи о Лефране и других депортированных;

    тюремных записей Лефрана в различных парижских тюрьмах и на горе Сен-Мишель.

    [7] Донесение Жардена.

    [8] Для рассказа о том, что происходило в Тюильри после ухода короля, мы основывались только на показаниях очевидцев. Поскольку эти свидетели принадлежат к обеим партиям, нам, естественно, пришлось сверять их друг с другом. Мы тщательно отбросили все рассказы, встречающиеся в мемуарах, историях и газетах, где самые баснословные и самые невероятные подвиги излагаются с невероятной наглостью.

    Эти очевидцы, единственные, чьи слова, по нашему мнению, должны быть привлечены, — с одной стороны, капитан Пфиффер, переживший избиение швейцарцев и вернувшийся на родину, и лейтенанты Дисбах и д'Эрнест, убитые 2 сентября в Аббатстве, чьи допросы, датированные самым днём их убийства, мы разыскали; с другой стороны, марселец Луа и капитан канониров Ланглад, чьи показания были напечатаны по приказу Собрания через несколько дней после 10 августа. Два других очевидца, Вестерман и Гранье, не оставили подписанных ими рассказов, но они, очевидно, вдохновили повествования Петиона и Барбару, чьими друзьями и наперсниками они были. Наконец, мы разыскали рассказ ещё одного очевидца, капитана Жардена, аджюдан-майора батальона Дочерей святого Фомы; мы даём его в конце этого тома; он, очевидно, составлен так, чтобы быть приятным победителям.

    [9] Капелла, впоследствии перенесённая в другую часть Тюильри, в 1792 году находилась на уровне первой площадки большой лестницы.

    [10] Мы даём в конце этого тома биографические заметки о генералах де Буассьё и де Мену, командовавших в Тюильри 10 августа, а также о г-не де Виттингофе, который командовал вместе с ними 20 июня.

    [11] В своём «Рассказе о 10 августа», напечатанном в Англии, Пелье повествует, что люди, вооружённые длинными баграми лодочников, старались цеплять швейцарских солдат за амуницию, притягивать их к себе, чтобы обезоружить, и что это удалось им с несколькими. Хотя Пелье не всегда заслуживает доверия, это кажется нам правдоподобным и вполне в духе речных людей, которые, неизвестно почему, всегда были в большом числе в мятежах этой эпохи.

    [12] Площадь была тогда весьма неправильной формы.

    [13] Место, которое столь важное известие, сообщённое Бори, занимает в протоколе Собрания, позволяет совершенно точно определить промежуток времени, протёкший между первым вторжением во дворы дворца и началом борьбы.

    Не подлежит сомнению, что между моментом, когда ворота, выходящие на Каррузель, были взломаны (по выражению Бори), и моментом, когда швейцарцы, не имея более возможности иначе сопротивляться нападениям бунтовщиков, оказались вынуждены пустить в ход оружие, прошло более трёх четвертей часа.

    Повстанцам и канонирам, ставшим их союзниками, понадобилось не менее четверти часа, чтобы вывезти орудия из внутренних дворов и навести их на дворец; вестнику, даже если предположить его самым усердным и расторопным, понадобилось четверть часа, чтобы дойти от дворца до зала Манежа и проникнуть сквозь плотную толпу, запрудившую подступы к этому залу, к Рёдереру и Бори; наконец, судя по происшествиям, отмеченным в протоколе, между сообщением Бори и первыми выстрелами, начавшими борьбу, прошло ещё по меньшей мере четверть часа.

    [14] «Логограф», 26-й дополнительный том, с. 31.

    Этим офицером, весьма вероятно, был Ла Шене, которому Манда, уходя, оставил командование Тюильри и который сопровождал короля в зал Манежа.

    [15] «Логограф», с. 32.

    [16] «Монитёр» и протокол.

    [17] В этот момент (половина одиннадцатого) Манда был уже убит; но Собрание полагало, что он ещё только под арестом.

    [18] Мы пользуемся выражениями «Монитёра».

    [19] «Логограф», с. 33.

    [20] «Логограф», с. 34.

    [21] «Логограф», с. 34.

    [22] Из места, которое сообщение Дюбушажа занимает в протоколе Собрания, очевидно, что оно было сделано через несколько минут после приказа, данного д'Эрвильи. Сделал ли тот, получая его из рук короля, мысленную оговорку воспользоваться этим приказом лишь в зависимости от шансов уже начавшегося боя, — никто не может сказать; но чтобы сам Людовик XVI, отдавая его, имел подобную мысль, это кажется нам невозможным. Вот, однако, что ультрареволюционные писатели, и в частности г-н Луи Блан, хотели вывести из рассказа, который Бертран де Мольвиль даёт в своих «Мемуарах» о разговоре, бывшем у него в Лондоне с д'Эрвильи несколько месяцев спустя.

    Мы не можем также принять рассказ, который г-н Карно сообщает нам («Мемуары о его отце», т. I, с. 248) как слышанный от Приёра (из Кот-д'Ор); там Людовик XVI изображён в ложе «Логографа» стоящим, опирающимся на ружьё, взятое из рук солдата, и дрожащим от ярости. Ничто не противоречит более поведению Людовика XVI 10 августа и во все предшествовавшие дни.

    [23] «Логограф», с. 33, 34 и 35.

    [24] «Монитёр», протокол и «Логограф».

    [25] Бой начался около половины одиннадцатого; час уточняется карандашной запиской, которой владеет просвещённый любитель, г-н Бутрон-Шарлар, бывший член Муниципального совета Парижа; эта записка помечена зданием мэрии; она написана рукой Пани, полицейского администратора, и адресована его друзьям и сообщникам в ратуше.

    «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ. — МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА.

    10 августа, без двух минут одиннадцать.

    Скорее, друзья отечества, заседающие в коммуне, не будем терять времени; у нас требуют боевых припасов для наших братьев, сражающихся в Тюильри; арсенал в ваших руках, несите его туда целиком.

    Временные администраторы полицейского департамента и национальной гвардии,

    ПАНИ, ПЕРРОН».

    Перрон, поставивший свою подпись рядом с подписью Пани внизу этой записки, не спас своей жизни этой слабостью. Он погиб 2 сентября в Аббатстве, куда его бывшие коллеги отправили его в тюрьму через несколько дней после 10 августа. Мы уже приводили его смертный приговор, подписанный Майяром, в нашем первом томе.

    [26] Барон де Виомениль, старший брат того, кто позднее стал маршалом Франции, несколько мгновений спустя получил пушечным ядром перелом обеих ног. Он умер от ран.

    [27] Рассказ капитана Пфиффера.

    [28] Штурм продолжительностью не менее получаса, быть может трёх четвертей часа, выдержанный семью-восемью сотнями закалённых солдат, укрытых в амбразурах окон и стреляющих с первого этажа Тюильри по массам, бросающимся вперёд по открытому пространству длиной более шестидесяти-восьмидесяти метров, естественно, должен был бы уложить на мостовой тысячи убитых и раненых. Поэтому газеты и сочинения того времени не преминули утверждать, что победа стоила жизни четырём или пяти тысячам патриотов. Между тем, как мы доказываем цифрами, которые не могут быть оспорены (см. примечание в конце этого тома), подлинное общее число убитых со стороны народа во всех фазах борьбы не превысило СТА, а тяжелораненых — ШЕСТИДЕСЯТИ, в круглых цифрах. Мы увидим, сколько из них следует отнести к самой долгой, но наименее кровопролитной фазе — к собственно бою.

    [29] Часть офицеров, пленённых у Фейянов, пережила день 10 августа. Это были почти единственные. Одиннадцать находились в одной комнате; депутат, чьё имя должно быть передано потомству, Брюа (из Верхнего Рейна), пришёл к ним и сказал по-немецки, что сделает всё от него зависящее, чтобы их спасти; с наступлением вечера он достал им переодевания и вывел через потайную дверь. Трое других офицеров были спасены служителем канцелярии Законодательного корпуса по имени Дегремон. Из этих четырнадцати офицеров восемь или десять смогли добраться до Швейцарии, и именно из их соединённых воспоминаний капитан Пфиффер д'Альтисхофен составил свой весьма интересный рассказ, опубликованный в 1819 году. Некоторые другие, в частности лейтенанты д'Эрнест и де Дисбах, были арестованы при домашних обысках в конце августа и погибли 2 сентября. Нам посчастливилось в наших разысканиях найти допросы, которым подверглись утром в самый день избиения эти два несчастных молодых человека перед одним из директоров обвинительного жюри трибунала 17 августа. Мы даём оба эти документа в конце нашего тома. На полях написаны эти зловещие слова: «Обвиняемые были убиты в Аббатстве».

    [30] Рассказ капитана Пфиффера; рассказ Петиона («Важные документы для истории») в «Парламентской истории», т. XVI, с. 444.

    [31] Швейцария почтила общественным памятником несчастную преданность тех своих сынов, которые погибли на службе французской королевской власти. У ворот Люцерна, в склоне скалы, срезанной вертикально, высечен грот, где лев гигантских размеров изображён издыхающим, пронзённый копьём, на щите с лилиями, который он ещё прикрывает своим слабеющим телом. Скала увенчана несколькими альпийскими растениями; на ней вырезаны имена солдат и офицеров, погибших 10 августа и 2 сентября 1792 года. Совсем рядом возвышается часовня с надписью:

    HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI

    INVICTIS PAX.

    Модель памятника создана знаменитым датским скульптором Торвальдсеном. Вид этих печальных мест напоминает прекрасный стих Вергилия:

    Sunt lacrymæ rerum et mentem mortalia tangunt.

    [32] Фразы, напечатанные курсивом, заимствованы из «Революсьон де Пари» Прюдома, т. XIII, с. 236 и 237.

    [33] Эти же проститутки доходили до последних непотребств над трупами швейцарцев. Об этом рассказывал очевидец Наполеон г-ну де Лас Казу на Святой Елене (3 августа 1816 г.).

    [34] Сам Барбару, которого нельзя заподозрить, поскольку он был одним из первых организаторов восстания, указывает, к стыду потомства, на этих трусов во время боя и убийц после победы, на этих «убийц трупов, которые кололи их своими шпагами, чтобы приписать себе честь сражения» (с. 73 его «Мемуаров»); только Барбару утверждает, что марсельцы не были в этом числе. Мы не разделяем его мнения на этот счёт.

    [35] «Мемуары» Вебера, т. II, с. 347.

    [36] Мы следовали рассказу самой госпожи Полины де Турзель («Воспоминания сорока лет», с. 137).

    [37] «Мемуары» госпожи де Кампан, т. II, с. 250, 251.

    [38] Это столь лёгкое и столь спокойное отступление является ещё одним очевидным доказательством сказанного нами выше. Если бы Тюильри был взят живой силой, этот маленький отряд был бы преследуем по пятам; он не смог бы беспрепятственно перейти пролом; он был бы истреблён ружейными выстрелами во время столь долгого и опасного пути по большой галерее Лувра; наконец, повстанцы, находившиеся в галерее, дали бы знать своим товарищам на Каррузеле, чтобы те встретили его у подножия лестниц Лувра и взяли между двух огней в тот момент, когда он выходил бы на улицу. Это чудесное бегство было бы необъяснимо при предположении настоящего штурма, но оно вполне естественно, если Тюильри, оставленное своими защитниками, отступавшими одновременно с двух сторон, было захвачено лишь тогда, когда прекращение всякого оборонительного огня дало понять нападающим, что им больше нечего опасаться сопротивления.

    [39] Характер этой речи совершенно искажён в очень кратком и очень неполном изложении «Монитёра». Мы следуем версии «Логографа», с. 39, 40, и версии «Журналь де Деба э Декре», с. 162.

    [40] Вот текст декрета, предложенного Базиром:

    «Собрание временно подтверждает нынешнюю организацию парижского муниципалитета». «Логограф», с. 52.

    [41] В одиннадцать часов утра Собрание принимает следующую прокламацию:

    «Если первая из конституционных властей ещё пользуется уважением, если представители народа, друзья его счастья, ещё имеют над ним власть доверия и разума, они просят граждан и именем закона приказывают им снять запрет, установленный у мэрии, и дать явиться перед взорами народа магистрату, которого народ любит.

    ГЮАДЕ, бывший председатель; КРЕСТЕН, ГУЖОН, ТРОНШОН, секретари».

    Час спустя оно выпускает новое обращение к народу. Мы разыскали его черновик, зачёркнутый, перемаранный, испещрённый вставками. Его вещественное состояние хорошо показывает смятение, волновавшее составителя, Ламарка:

    «Уже давно живые тревоги волнуют все департаменты, уже давно народ ждёт от своих представителей мер, которые могли бы его спасти. Сегодня граждане Парижа объявили Законодательному корпусу, что он — единственная власть, сохранившая их доверие, и члены Национального собрания поклялись поддерживать свободу и равенство или умереть на своём посту. Они поклялись спасти отечество и будут верны своей клятве.

    Национальное собрание занимается подготовкой законов, которые столь чрезвычайные обстоятельства сделали необходимыми. Оно приглашает граждан, именем отечества, следить, чтобы права человека были уважаемы и собственность обеспечена. Оно приглашает их сплотиться вокруг него, помочь ему спасти общее дело, не отягчать пагубными разделениями бедствия и опасности империи».

    [42] Этот декрет — первый, внесённый в «Бюллетень законов» с новой формулой: «ИМЕНЕМ НАЦИИ». Другой декрет, изданный двумя часами позже по предложению Жана Дебри, предписал министру юстиции прикладывать государственную печать в обычной форме ко всем актам Законодательного корпуса, не снабжённым королевской санкцией, и ко всем будущим декретам. Поэтому Дежоли счёл себя обязанным поставить свою подпись внизу акта, объявлявшего отрешение монарха, от которого он держал свои полномочия; он подписал также сопроводительное письмо о рассылке этого декрета Петиону, ставшему главой повстанческого муниципалитета:

    «10 августа 1792 года.

    Спешу, сударь, препроводить вам непосредственно заверенную копию закона за № 1978 об отрешении исполнительной власти. Прошу вас наблюсти, чтобы он был немедленно обнародован в городе Париже.

    Министр юстиции,

    ДЕЖОЛИ».

    [43] Протокол, с. 12. — Несколько протоколов доказывают, что в течение дня 10 августа надзорный комитет Национального собрания требовал от всех парижских секций розыска и доноса на подозрительных лиц, которые могли находиться в округе каждой из них.

    [44] Мы разыскали заявления пяти министров Людовика XVI:

    «Имеем честь уверить Национальное собрание и подтвердить ему, что никакой прокламации короля составлено и послано нами в армию не было.

    ДЕЖОЛИ, БИГО-СЕНТ-КРУА, ШАМПИОН».

    «Сего 10 августа 1792 года.

    Клянусь, что я не посылал никакой прокламации ни в порты, ни в морские армии.

    Морской министр,

    ДЮБУШАЖ».

    «Имею честь уверить Национальное собрание, что я не составлял никакой прокламации к армии, но что, возможно, был послан экземпляр последней прокламации короля, один экземпляр которой был отправлен в Национальное собрание; впрочем, я этого не утверждаю.

    Д'АБАНКУР».

    [45] Дежоли датирует свой рассказ 14 августа, четвёртым днём своего плена. Прежде чем быть арестованным, он написал председателю Собрания следующее письмо, которое мы разыскали:

    «Господин председатель,

    прошу вас соблаговолить объявить Национальному собранию, что во исполнение декрета, изданного им вчера, я велел приложить государственную печать, изготовить и разослать административным и судебным органам все декреты, изданные в этот день.

    Мой преемник назначен; я желал бы сам передать ему печати; но поскольку департамент, согласно приказам Национального собрания, наложил печать на кабинет, где они находятся, я полагаю, господин председатель, что не могу сделать ничего лучшего, как переслать вам непосредственно ключи от шкафа и сундука, в которых они заперты.

    С глубоким уважением и проч.

    ДЕЖОЛИ.

    Париж, 11 августа 1792 года, IV год Свободы, в час утра».

    [46] Из шести первых министров республики двое погибли на эшафоте — Лебрен и Дантон; двое сами лишили себя жизни — Ролан и Клавьер; двое последних пережили бурю и служили Империи: Серван умер в 1808 году дивизионным генералом; Монж стал сенатором и графом де Пелузом.

    Из шести последних министров Людовика XVI лишь один, несчастный д'Абанкур, погиб насильственной смертью. Мы вскоре расскажем, как он был привезён менее чем через месяц после 10 августа из Орлеана в Версаль отрядом Фурнье Американца, как он пал вместе с другим министром Людовика XVI, Делессаром, и сорока девятью другими жертвами под ударами убийц, посланных парижской коммуной.

    [47] См. протокол, с. 16, 17; «Логограф», с. 62.

    [48] «Логограф», с. 57.

    [49] «Логограф», с. 47.

    [50] «Логограф», с. 66.

    [51] Самые мужественные из этих магистратов погибли жертвами своей преданности.

    Этьен Ларивьер (из секции Генриха IV), выдавший приказы о приводе Мерлена, Шабо и Базира по делу об австрийском комитете, был убит в Версале 9 сентября вместе с пленниками верховного суда.

    Бюоб и Боскийон, первый из предместья Пуассоньер, второй из Обсерватории, подозревавшиеся в связях с двором, были убиты в Аббатстве 2 сентября.

    Файель из секции Короля Сицилии, принявший важные показания о 20 июня и проведший в этой секции мужественное постановление от 8 августа, умер на эшафоте 19 декабря 1793 года.

    Бертран де Мольвиль утверждает, что 10 августа погиб мировой судья Тюильри Менжо, который также держался весьма достойно 20 июня; но это ошибка, ибо мы разыскали несколько тюремных записей на имя этого почтенного магистрата с более поздними датами. Эти записи удостоверяют, что если Менжо и не погиб, то его долго таскали из тюрьмы в тюрьму.

    [52] Этот последний факт засвидетельствован следующим протоколом:

    «МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА.

    Доклад заместителя командира секции Руль.

    10 августа 1792 года.

    Он излагает вам, господа, что пленные швейцарцы, захваченные разными секциями, были частью приведены в комитеты означенной секции, центральный пост батальона. Так как помещение было слишком мало, чтобы вместить всех швейцарцев, означенный командир поднялся в комитеты, сделал свои представления и подал комиссарам означенной секции мысль перевести швейцарцев в казарму на Зелёной улице, что и было принято. Скопление граждан, сопровождавших швейцарцев, не пожелало, чтобы они там оставались; они заставили меня выдать их им для препровождения в ратушу, что и было исполнено; был также приведён так называемый швейцарский командир, который был вырван из наших рук и убит на месте, несмотря на все представления, противодействие и сопротивление, которые оказывали означенный командир, а также господин Карре, офицер добровольных егерей Попенкура; в чём и подписались и просим копию означенного доклада для их оправдания.

    УДАН, заместитель командира; КАРРЕ, младший лейтенант».

    [53] Несчастная королева узнала весть об этой ужасной смерти через полчаса после того, как этот верный слуга её покинул.

    [54] Вот всё, что протокол коммуны содержит об этом гнусном убийстве:

    «Объявляют, что господин де Клермон-Тоннер только что погиб, несмотря на усилия секции Круа-Руж спасти его».

    [55] Ещё лучше, чем слова подателей, это доказывает доклад, сделанный Конвенту в последние месяцы 1792 года Менье, столь знаменитым впоследствии своим проконсульством на Юге. В нём предлагается назначить возмещение в 118 968 ливров слугам дворца, пострадавшим от краж и грабежей, совершённых в апартаментах и комнатах, которые они занимали в Тюильри. Этот доклад содержит места слишком характерные, чтобы не привести из него несколько выдержек в конце этого тома.

    [56] Официальный протокол Собрания, с. 20, 21.

    [57] «Логограф», с. 44.

    Он положил самую опись в комитете секции Лувра.

    [58] Официальный протокол, с. 15. Собрание не знало, к кому обращаться, и одновременно взывало о помощи к старой и новой муниципальной власти.

    [59] Паллуа был архитектор, появлявшийся всякий раз, когда предстояло производить патриотические сносы; вот доклад, посланный им 11 августа Собранию:

    «Господин председатель,

    имею честь предупредить вас, что распространение огня совершенно остановлено благодаря деятельности пожарных, которыми этой ночью их начальник руководил как нельзя лучше, несмотря на множество злонамеренных людей, желавших вызвать задержку; огонь будет совершенно потушен сегодня утром и не представит более никакой опасности сообщения дворцу. Я занимаюсь теперь устройством необходимых просек (sic).

    Было бы желательно, чтобы внешняя сторона фасадов дворца хорошо охранялась, дабы предотвратить несчастья, которые могли бы произойти из-за любопытства наших сограждан, могущих пораниться и помешать работам.

    С уважением, господин председатель, ревностный, верный патриот отечества,

    ПАЛЛУА.

    10 августа, IV год свободы».

    Этот Паллуа — ещё один тип для изучения; это тип мнимого художника, который громко трубит о своём патриотизме и постоянно выставляет себя вперёд, чтобы добиться работ, которые вскоре у него приходится отбирать, потому что он ведёт их вопреки здравому смыслу, но при этом заставляет платить себе весьма щедро.

    Через шесть недель после того, как работы в Тюильри были поручены Паллуа, министр внутренних дел заметил, что тот причинил больше разрушений, чем произвёл починок, но в то же время представил счета до безумия преувеличенные. Эти факты были немедленно донесены Конвенту. Но патриот-архитектор, вместо того чтобы закончить свою гражданскую работу, поспешил набрать среди своих рабочих батальон, названный батальоном республики. Он находился тогда в Эперне; узнав о доносе министра внутренних дел, он собрал свой отряд, произвёл ему смотр и произнёс речь, в которой осыпал бранью Ролана и его жену. Речь Паллуа попала нам в руки. Напечатанная, она занимает не менее семидесяти двух страниц in-4° и содержит в высшей степени фантастический рассказ о парижском восстании и гиперболические цифры вроде следующих: «Врагов свободы, находившихся в Париже в августе 1792 года, было 233 800, а повстанцев, которые их сокрушили, было в десять раз меньше!» В другом месте находится такая фраза: «Это санкюлоты, сволочь и канальи Парижа — и я ставлю себе в честь принадлежать к этому классу — победили так называемых честных людей».

    Другой очевидец, Наполеон, употреблял ровно те же выражения, что и Паллуа; он говорил г-ну де Лас Казу («Мемориал», 3 августа 1816 г.): «Дворец был атакован самой подлой канальей...»

    [60] Не без интереса будут прочитаны следующие письма, подлинники которых мы разыскали:

    «МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА.

    Выписка из решений генерального совета коммуны Парижа.

    10 августа 1792 года, IV год свободы.

    Господин командир батальона Сен-Северен или командир поста выдаст одну пушку подателям сего, каковая пушка должна служить для защиты народа от его врагов.

    Временный главнокомандующий,

    САНТЕР».

    «СЕКЦИЯ ТЕРМ ЮЛИАНА.

    10 августа 1792 года, IV год свободы.

    Господина Сантера, временного главнокомандующего, настоятельно просят распорядиться выдать для батальона Матюренов двадцать четыре ядра, двадцать картечных зарядов и двенадцать пушечных, пятьдесят запальных трубок, двадцать четыре пики, шесть фунтов фитиля. Эта просьба подаётся Беуром, комиссаром, назначенным непрерывным собранием для соединения с ратушей.

    ЮГЕН, командир батальона Матюренов, БЕУР, комиссар, КРУЛЬБУА, заместитель командира, ТАЙЯР, комиссар».

    «МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА.

    Господин Прево выдаст нашим братьям из секции Гравилье тысячу боевых патронов.

    Временные администраторы полиции национальной гвардии,

    ПАНИ.

    В мэрии, 10 августа 1792 года».

    «СЕКЦИЯ ГРАВИЛЬЕ.

    Нижеподписавшийся председатель просит от имени общего собрания две тысячи патронов вместо тысячи, означенных выше.

    КАССЕНЬ, председатель; МЕССАЖО, секретарь».

    «11 августа 1792 года.

    Господина Прево просят также выдать пятьдесят картечных зарядов для службы канониров, которые израсходовали свои в день 10-го на площади Людовика XV, где они отлично отличились.

    РЕКОРДОН, командир батальона; МОРО, капитан».

    «Из ратуши, 10 августа 1792 года.

    Господин главный командир батальона . . . . . . . . . . немедленно пошлёт к каждой заставе своего округа достаточную силу и даст приказ пропускать только с паспортами, помеченными сегодняшним днём, имея в виду, что лица, везущие в столицу необходимые съестные припасы, в них не нуждаются; равным образом господин командир пошлёт достаточную силу к тюрьмам, государственному казначейству и другим зданиям, требующим охраны; остаток батальонов, бесполезный в их округах, будет отправлен к Национальному собранию и в окрестности Тюильри, где они получат дальнейшие приказы немедленно бить общий сбор.

    Временный главнокомандующий,

    САНТЕР».

    [61] Этими комиссарами были Лакомб, Сен-Мишель, Карно-старший, Дельма, Бельгард, Керсен, Приёр, Гаспарен, Дюбуа-Дюбе, Антонель, Кустар, Перальди, Руйе.

    [62] Этот монастырь, примыкавший к залу Манежа, был тогда занят канцеляриями Собрания.

    КОНЕЦ ВТОРОГО ТОМА

  
OEBPS/nav.xhtml

  
    История террора 1792-1794 гг. Том второй


    
      		Предисловие


      		I


      		II


      		III


      		IV


      		V


      		VI


      		VII


      		VIII


      		IX


      		X


      		XI


      		XII


      		XIII


      		XIV


      		XV


      		XVI


      		Примечания:


      		I


      		II


      		III


      		IV


      		V


      		VI


      		VII


      		VIII


      		IX


      		X


      		XI


      		XII


      		Примечания:


      		I


      		II


      		III


      		IV


      		V


      		VI


      		VII


      		VIII


      		IX


      		X


      		XI


      		XII


      		XIII


      		XIV


      		XV


      		Примечания:


      		I


      		II


      		III


      		IV


      		V


      		VI


      		VII


      		VIII


      		IX


      		X


      		XI


      		XII


      		XIII


      		XIV


      		XV


      		XVI


      		Примечания:


      		I


      		II


      		III


      		IV


      		V


      		VI


      		VII


      		VIII


      		IX


      		X


      		XI


      		XII


      		Примечания:


    


  


